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Аннотация
Он погиб, спасая раненого на поле боя — чтобы очнуться в том же аду, но теперь 1941 года. Те же стрельба, взрывы, боль и кровь, только теперь в спину кричат не «Руки в гору!», а «Хенде хох!». Рефлексы хирурга и бойца проходят проверку новым-старым временем: зажим — спасение своего, выстрел — смерть врага. Так начинается его новая война.
Госпиталь в сельской школе, растерянный персонал, главврач-ретроград. Десятая палата, откуда выносят только вперёд ногами. Бывший майор, снова став сержантом, строит свой новый гарнизон.


Олег Дмитриев, Валерий Гуров
Товарищ военврач


Глава 1
Два военных лета

Кровь плеснула густо, сильной, тугой струёй, вырвавшись между пальцев, как змея. Хотя нет, змеи сухие и холодные, как смерть. А кровь горячая, живая, пальцы от неё скользят, а времени терять нельзя — при таком кровотечении у раненого секунд сорок в запасе.
Семь уже прошло.
Теперь восемь.
Руки делают всё сами. За тридцать лет многому научились, многое запомнили. За один только последний месяц попрактиковаться довелось вволю.
Жгут перетягивает ногу почти в паху, струя ослабевает. Как раз под напашник пуля вошла, всего пару сантиметров бы повыше — и мне работы бы не было. Но она была. Такая же реальная, как резкая боль за моей собственной грудиной, пульсирующая, нарастающая с каждым ударом сердца. Два инфаркта у меня уже было, там, в прошлой, мирной жизни, где рядом клиника и другие врачи, а не лес, кишащий противником. В котором я не имел права позволить себе умереть, не вытянув Саню.
Девять секунд.
Десять.
Нормально. Можно не так спешить.
Правая рука ныряет в укладку. Моя «аптечка» гораздо богаче, чем у остальных мужиков во взводе, я её сам собирал, не зная, что именно пригодится. С запасом брал.
Пригодилось уже всё, и не по одному разу. Одних зажимов у меня целый набор: Кохеры, Микуличи, «москиты». Но сейчас нужен Бильрот — пережать бедренную артерию. И пальцы сами вытягивают именно его.
Руки редко ошибаются. Остальной человек — часто, а руки хирурга работают без ошибок. Почти всегда. Потому что хирург цену своих ошибок знает гораздо лучше, чем кто-то другой.
— Держись, Саня, держись. Наши близко, слышишь — «птичка» жужжит? Это наша «птичка», ведут нас, и парни сейчас будут, — я говорил негромко, сквозь зубы, понимая, что он вряд ли меня слышал. Но от этих слов, от этого знания легче становилось, кажется, даже мне самому.
— Руки у гору!
Голос раздался в тот миг, когда бранши почти закрепились. Смотреть на кричавшего мне было некогда — рана, пусть и гораздо меньше кровившая, была важнее всего остального. Но напряжение и, кажется, страх в «гэкавшем» из кустов я уловил не глядя. Продолжая делать свою работу. В чужой крови, от шлема до подошв «Бутексов».
— У гору руки, сука!
Ох, нервный какой. Аж с подвизгиванием каким-то получилось. Я и без тебя помру, судя по пожару в груди, ори-не ори, а Саню ты не получишь. И глаз я так и не поднял. Потому что смотрел, как переставала кровить рана. И это было главным. Поэтому смерти своей в глаза и не удалось заглянуть — опять чужую отгонял.
Короткая очередь. Нет — две, одновременно, но с разных сторон.
Удары в грудь, в шею и в лицо. И по мне, и по тому, кто только что визжал из кустов. Из-за моей спины по нему стреляли наши, а они не промахивались.
Вспышка.
Перед глазами снова нога. Правая, пробитая выше колена. То же самое слепое пулевое ранение бедра с поражением артерии и кости.
Только на той, что только что была под руками, была распоротая штанина, залитая кровью Эта плотная ткань защитного цвета совершенно точно не «мультикам». И на ногах бойца — не «Бутексы» и не «Ловы», а сапоги. Кажется, яловыми такие назывались.
Неожиданно. Но самое неожиданное то, что это юбка, и нога под ней точно не та. Но мозг это фиксирует как-то отрешённо, нехотя, занимаясь своим прямым делом: отдавая приказы рукам, следя за кровотечением. Которое я вроде бы только что уже останавливал.
Бильрот в руках другой. Мой был изогнутый, а этот прямой, таким сложнее. Но это сейчас не важно. Вот то, что со счёта я сбился, и сколько секунд прошло, не помню — важнее гораздо. И нужно торопиться.
— Хенде хох!
Да что ж такое-то, не дают работать доктору! Один «гэкает», второй вон вообще в немца поиграть решил? Или тут уже и колбасников с той стороны подогнали? Парни говорили, французы попадались, латышей много было, но немцев пока не встречали. Зажим тем временем закрепился. Можно убирать левую руку, большой палец которой почти целиком был утоплен во внутреннюю поверхность бедра бедолаги.
Другого бедолаги. Точнее, даже другой.
Тут же только что лежал Саня Хватов, сибиряк, омский. Крепкий, здоровый лось под два метра. А эта пробитая нога росла из щуплой девчонки в круглых очочках. Ровно оттуда, откуда ногам и полагалось природой расти. Со всеми прилагающимися деталями.
— Хенде хох, ду, русиш швайн!
И вот это «русская свинья» вдруг выбесило окончательно. Ах ты падла! В войну решил на войне поиграть⁈ Забыл, мразь, чем тогда всё закончилось? Так я могу напомнить!
Подмышкой у раненой девочки тусклым металлом серебрилось что-то, будто просясь в руки. Скользнув взглядом, узнал револьвер. Наган? Что же за старьё-то тут кругом? Но дарёному танку, как известно, в дуло не смотрят. И когда от кустов послышался звук шагов, а следом за ним лязгнул затвор, я знал, что нужно было делать, ничуть не хуже того, что уже сделал в ране.
Только там я спасал своего.
А эту тварь спасать точно не мне.
Перекат вправо, прямо с места, с колен, резко. Ох, и аукнется мне этот рывок в пояснице, если выживу. Но спина, видимо, решила на этот раз не подводить — кувырок вышел отличный.
И следующий за ним, назад, наискосок, прочь от серой фигуры с фыркавшим автоматом. И два выстрела, из положения «лёжа на спине». И оба — в цель.
Первая пуля попала в живот, сложив немца, рванув его самого назад, а ствол его автомата — вниз и влево. В печень, кажется, попал, повезло. Мне, не фашисту. Вторая пуля попала в центр грудины, чуть выше неё. И, судя по тремору конечностей, перебила спинной мозг. Вот теперь повезло и ему — отбегался. Теперь пусть греется в аду.
И навалилась тишина. Та самая, обманчивая, что приходит после близкой стрельбы и долго ещё гудит в ушах металлическим звоном. Я лежал на спине, наган в вытянутой руке смотрел в кусты, откуда мог появиться ещё кто-нибудь. Но не появился. Секунд десять я слушал лес, а лес слушал меня. Где-то далеко тявкнул пулемёт — короткой, неуверенной очередью, и снова всё стихло.
Подниматься не хотелось вовсе. Хотелось полежать и подумать, потому что подумать было о чём — долго, напряжённо. Вот только непонятно, с какого края начинать. А в трёх шагах от меня лежал человек с открытой раной. Артерию надо ушивать, а уже потом позволять себе роскошь шевелить мозгами. Если из кустов ещё кто-нибудь с автоматом наперевес не выйдет.
Я перекатился на бок, встал на одно колено, обвёл взглядом кусты. Вроде никого.
Только вот лес был не тот. Не «не тот», в смысле «другая лесопосадка», а вообще не тот. Посадка моя была молодая, реденькая, ясеневая, с подлеском из дикой малины, с высокой травой. Этот лес был старый, дубово-грабовый, со мхом на корнях, со звуками и запахами, которых до этого не было: где-то скрипел кузнечик, пахло пыльной, нагретой травой, конским навозом и пороховым дымом.
И даже пороховой дым был не тот. Привычный мне порох пах по-другому — суше, как-то «химознее», едва уловимо отдавая пластиком. А этот был жирный, серный, с дёгтярной ноткой. Такой я в последний раз нюхал в далёком детстве, в деревне у деда, когда тот вытащил из шкафа свою старую «Тулку».
Я закрыл глаза. Открыл. Лес остался прежним. То есть — не тем. А ещё сердце. Моё старое сердце, которое только что рвал третий инфаркт, стучало ровно и размеренно. Я не чувствовал пульса — так бывает только у здоровых. Что же произошло?
Так, ладно. С ума сходить будем позже. Я — врач, и у меня есть раненая. Вон лежит, дышит, живая. Беретка рядом с ней, внутри написано что-то. Для хозяйки, правда, она сейчас была явно не предметом первой необходимости. Девушка мелко и часто моргала, глядя в небо сквозь круглые стёклышки очков, одно из которых было треснутым по диагонали. Бледная. Ну так ещё бы — шок плюс кровопотеря. Но артерия зажата, кровило уже из мышечных ветвей, это терпимо, это не «сорок секунд запаса — и ты "двухсотый». Как она сюда вообще попала? Маленькая, худенькая, хорошо если восемнадцать есть, по виду-то совсем семиклассница. Поймавшая пулю в бедро.
— Лежи, — сказал я ей. По-русски, потому что на ней была старая форма Красной Армии, петлицы с «треугольниками», и она сама явно была нашей, судя по лицу и глазам. — Всё будет хорошо.
Раненая шевельнула губами. Не услышала, скорее всего, или услышала, но осмыслить пока вряд ли сумела. Шок — штука такая, не выбирает, кого глушить, военврача или новобранца. Из нагрудного кармана у неё выглядывала какая-то книжечка. Наклонившись, достал, раскрыл и поднёс к лицу, мимоходом удивившись, что зрение будто бы лучше стало. А потом удивился гораздо сильнее.
Это был комсомольский билет, а из него выпала бумажка, сложенная вчетверо. Оказавшаяся накладной, в которой значилось: «Младшему сержанту Горелик Светлане Павловне, старшему радиотелеграфисту радиовзвода 449-го горно-стрелкового полка 192-й горно-стрелковой дивизии. Выдано 6 (шесть) шт. АКБ. 27 июля 1941 года.». И чья-то подпись.
Твою-то дивизию, и горную, и стрелковую… Я опустился на корточки рядом с девушкой, которая продолжала балансировать где-то между сознанием и забытьём. Там, куда я и сам отсюда попал бы с огромным удовольствием. Сороковые годы, мать моя! Такого же не бывает!
К собственному нагрудному карману рука поднималась медленно, будто шпалу тянула. И комсомольский билет, обнаруживший там, я разворачивал тоже очень неторопливо. И читал, глядя на фотографию незнакомого мне парня, тоже неспешно. Николин Иван Николаевич. Очень хорошо — ФИО мои. Рожа не моя, лес не мой, и дата рождения не моя. Много чего не моего, а вот ФИО — совпадают. Ну, хоть что-то. Надо бы ещё в сумочке через плечо посмотреть, вон у того, кто правее лежит — вдруг там тоже что-то интересное найдётся?
Фигура бойца, лежавшего ближе к деревьям, сомнений у меня, как у врача, не вызывала — не мой клиент. Пуля, а то и не одна, разворотила лицо и затылок так, что не то, что не спасти — не опознать даже. В планшете у него был порядок, как в аптеке — листочек к листочку. Не то, что в моей голове, где что-то грохало, жужжало и гудело, как гигантский улей в механосборочном цеху. Один из листочков, тот, что лежал ближе всего, оказался приказом. Отбитым на машинке — я такие в музеях видел. Затёртая по краям и в местах сгибов бумага была будто золой кое-где посыпана. Видимо, через копирку набивали. Господи, а это-то я откуда помню? Но буквы, игнорируя растерянность мозга, сложились в слова вполне уверенно:
«Командиру медико-санитарного батальона 192-й ГСД. К исполнению — начальнику санслужбы 449-го ГСП военврачу 3-го ранга Загорскому П. С. Развернуть полковой медицинский пункт 449-го ГСП в селе Перегоновка Тальновского района Кировоградской области, в здании сельской школы, к 18:00 15 августа 1941 года. Быть готовым к приёму раненых из всех частей дивизии и приданных частей корпуса, поступающих в район Перегоновки. Командир дивизии — полковник Степанов. Начальник санслужбы дивизии — военврач 2-го ранга…» И приписка карандашом: «Фельдшеру Смирнову А. И. и сержанту Николину И. Н. поступить в распоряжение Загорского П. С.» с чьей-то размашистой, но незнакомой подписью
Подпись военврача была размыта. Печать — нет. Печать была самая настоящая — маленький круглый оттиск, с серпом и молотом, с номером дивизии, с тем характерным расплывом по краю, который бывает у штампов, шлёпнутых в спешке и без особого нажима. По таким штемпелям, я знал, можно было учить историю не хуже, чем по учебникам, знающим людям они говорили многое. Печати не врали. И глаза мне, кажется, тоже. Но верить в то, что вокруг — август сорок первого как-то не выходило.
Отлично. Просто замечательно. Я, старший радист и, вероятно, военфельдшер двигались лесополосой согласно приказа в какую-то Перегоновку. Но всё пошло не так. Совершенно не так всё пошло, отвратительно, прямо скажем. Поэтому Смирнов А. И. приказа не исполнит точно, и у Горелик Светланы Павловны есть шансы до Перегоновки не добраться.
Убирая лист бумаги обратно, заметил, что руки подрагивали. И это было вполне объяснимо. А вот то, что на тыльной стороне правой кисти не было привычного глянцевого шрама от старого ожога, объяснимо не было. Незнакомые родинки на другой руке тоже вызывали вопросы. Ответов на которые не было. Я потряс головой. Ладно, допустим. Раз логичнее и объяснимее приказа у нас ничего нет, то будем следовать тому, что есть. Но для начала надо разобраться с трофеями. Может, к тому времени прояснится в голове и перестанет жужжать.
— Мама… — прошептала старший радист Светлана Павловна. Девятнадцати лет от роду. Лежавшая без сознания в лесу, со жгутом и железкой в ноге. Где-то, где рядом, вероятно, была какая-то Перегоновка, а вокруг — август сорок первого.

Глава 2
Будем жить

— Мамы нет, милая моя, — шёпот вырвался сам собой. Она меня вряд ли слышала, да и говорил я, скорее, сам себе. — Ничего даже близко похожего на маму тут нет. На «оп твою мать» — пожалуйста, а вот на маму — совсем ничего.
Девушка сморщилась от боли, дотянувшейся до её восприятия как-то в обход того, что она лежала без сознания. Бывает, в палатках стонут раненые, которым чувствовать боль не положено — загрузка обезболом, кровопотеря, сопор, близкий к коме. Но они стонут, монотонно, глухо, страшно по первому времени. Потом привыкаешь. Но то военные, бойцы, мужики. К выражению муки на таких лицах, как у Светланы, я не привык. Хрупкая, светловолосая, как одуванчик, очки ещё эти с треснутым стёклышком. Таким в парке гулять, на лодке кататься, в библиотеке сидеть, таким на войне делать нечего. Потому что их жальче других.
К немцу шёл медленно, как ходят к покойникам патологоанатомы: не из уважения или страха, а потому что бежать уже некуда и незачем. Серая фигура лежала в трёх метрах, неудобно подломив одну ногу под себя.
— Фриц, во бист ду? — заорал кто-то, кажется, совсем рядом. И скорость передвижения моя здорово возросла.
Сколько их тут? Взвод? Отделение? С «Наганом», у которого неполный барабан, я много не навоюю.
Автомат — МР-38 или МР-40, я в них не разбирался сроду, Шмайсер и Шмайсер — валялся рядом с немцем, уйдя в траву наполовину. Я подобрал его, отряхнул и повесил себе на грудь — оружие в лесу, где только что в меня стреляли, штука явно нелишняя. Даже если то, как стреляют из него, я последний раз видел в кино. Отщёлкнул магазин — пусто. Но на трупе были подсумки с запасными, и это с его стороны было очень мило. Вблизи он оказался крепким, высоким, лет тридцати пяти, может, ближе к сорока. Лицо вытянутое, нос с горбинкой, на щеке не успевший зажить порез от бритвы. Брился, значит, утром. Надеялся на что-то. Думал о завтраке, о том, что напишет своей фрау домой. Теперь не напишет.
— В жизни всегда место подвигу есть, — прошептал я ему вслух, потому что говорить было больше не с кем, а собственный голос хоть немного приводил в чувство. И подтверждал, что это не сон — во сне голосов, тем более шёпотом, не бывает. — Нету подвига — нехрен лезть. Сидел бы дома, Фриц, я бы тебя и пальцем не тронул.
По телу работал методично, как по операционному полю. Сначала шевроны — заплатки тёмно-зелёного сукна с какими-то значками. Не разглядывая, сунул в карман гимнастёрки, разберусь позже. Или передам тому, кому по службе положено разбираться. Личный жетон-овал на цепочке, на нём цифры и буквы — туда же. Документы из нагрудного: солдатская книжка, бумажки, фотография — женщина и двое детей, девочка лет восьми и мальчик помладше. На обороте надпись чернильным карандашом: «Erna, Heinz, Lotta, Sommer 1939».
Я подержал фотографию секунду и убрал во внутренний карман гимнастёрки вместе со всем остальным. Тоже разберутся. Угрызений совести и моральных дилемм не возникало, хотя до этого убивать живых людей из «Нагана» я не пробовал. Но была твёрдая уверенность в том, что грызться и убиваться должны те, кто этого рыжего сюда прислал. Меня же гораздо больше интересовал его ранец. Не армейский пехотинский, а именно медицинский, с белым кругом и красным крестом на крышке. Значит, сволочь была не простая, а профильная, коллега, санитар или санитарный унтер. Тем хуже для него. Тем лучше для меня.
Отстегнув ремни, откинул крышку. И впервые испытал что-то похожее на тёплое чувство.

Перевязочные пакеты — двенадцать штук, в вощёной бумаге, аккуратные, как пирожные-эклеры в кондитерской. Жгут резиновый — настоящий, упругий, не то солдатское издевательство, что мне приходилось накладывать пять минут назад из чьего-то ремня. Ножницы, Купера, между прочим, новые. Пинцеты, анатомический и хирургический. Ампулы в металлическом пенале — тетанус, обезбол, что-то ещё, написано мелко, но как-то умудрился прочитать. Шприцы в футляре. Иглы в отдельной коробочке, шёлк в запаянных ампулах. И перчатки. Резиновые. Две пары.
Перчаток мне сейчас не хватало больше всего на свете. Я до этой самой секунды и не задумывался, насколько мне их не хватало, а вот найдя — обрадовался, как родным.
Флага со свастикой, сверхсекретных карт Вермахта и серебряных немецких марок я в ранце не нашёл. И не искал — не мой профиль. Мой — то, что лечит. Или убивает, тут уж как пойдёт. На дне лежала кобура хорошей кожи, черного цвета. Отстегнув клапан, я обнаружил в ней небольшой Маузер. Пистолетик я прибрал тоже, и магазины запасные, и к нему, и для автомата. Мне теперь нужнее, а ему совершенно точно не жалко. Жалость — высшая нервная деятельность, не каждому доступная. Особенно тем, кому пуля из револьвера перебила спинной мозг. Снял ремень с пряжкой «Gott mit uns». Господь, видимо, был в этой истории на чьей-то другой стороне. И слава Ему.
Где-то в районе грудины у меня сделалось холодно и отчётливо нехорошо. Знакомое ощущение, такое бывает, когда на КТ вдруг видишь то, чего видеть очень не хотел. Сначала холодно, потом приходит спокойствие, а потом можно приступать к работе. У меня ровно сейчас была фаза «холодно». Спокойствие догонит, а работа уже была. И лето сорок первого года. Самое начало войны, невероятные потери и в технике, и в живой силе. Сухие слова «живая сила» меня, как врача, всегда злили. Ведь за каждой каплей этой силы — родители, дети, жёны. Каждая капля — это чья-то жизнь. И в эти летние дни жизни русских людей таяли, исчезали, пропадали тысячами, десятками тысяч, под пулями, снарядами, бомбами фашистов. А впереди — оборона Москвы, где погиб мой дед, Сталинград, Курск, блокада Ленинграда, где умерла от голода тётя Катя.
— Ну ладно, — негромко сказал я вслух. — Допустим. Хотя, нет. Лучше не допустим.
И вернулся к раненой. Память памятью, а работа работой. И моя — не та, которую можно откладывать.

Артерия держалась, зажим стоял корректно. Девушка больше не моргала в небо, а смотрела на меня очень внимательными серыми глазами. Шок отступал. Она ещё не говорила, но слушать и даже понимать явно уже начинала.
— Сейчас наложу повязку, — сказал я ровно, как любому пациенту. — Зажим оставляю — не пугайтесь, это нормально. Сейчас дождёмся, пока эти пройдут мимо, а потом понесём вас к нашим. Будет неприятно, но, наверное, недолго. Придётся потерпеть. А пока я оттащу вас вон к тем кустам — а то мы тут слишком заметно загораем.
Она моргнула один раз, давая понять, что слышит и возражений не имеет.
Три метра до кустарника показались марафонской дистанцией. И не от того, что тяжело давалась ноша — в радистке весу было килограммов сорок, кажется. Мешал, во-первых, зажим, что так и норовил слететь. А во-вторых — и это мешало и отвлекало гораздо сильнее — голоса из леса. Немецкая гавкающая речь. Она будто то приближалась, то отдалялась. Голосов становилось меньше, и те, что оставались, звучали уже очень нервно и испуганно. Иногда раздавались длинные очереди, будто кто-то с перепугу высаживал весь магазин в деревья вокруг. Или сведённый палец на спуске выпускал из ствола все пули, до последней. Как у того Фрица, что подарил мне так своевременно автомат и ранец. В кино, во всяких мистических сериалах, сказали бы, что лес пожирал людей. В криминальных — что там, в деревьях, таился маньяк, безмолвно убивавший их. Но тут вокруг было не кино. А август сорок первого. И мне было плевать, кто там и что делал с ними. Главное — их становилось меньше, и голоса оставшихся визжали что-то всё дальше и дальше.
Я затягивал последний узел поверх давящей повязки, когда в близком подлеске едва слышно треснула ветка.
Рука моя пошла к автомату, лежавшему рядом, плавно. Взгляда от бинта на чужой ноге я не отводил. Пальцы легли на цевьё. Указательный — на спусковую скобу, не на спуск. Я давно усвоил простую вещь: пока не уверен, что будешь стрелять, палец на спуске не держать. Потому что палец на курке — это выстрел и труп, и часто не тот, который тебе нужен.
Из-за дуба, пригибаясь и медленно переставляя ноги, вышли, один за другим, трое красноармейцев. Двое — в пилотках, третий — с перевязанной головой, совсем пацан. Они осматривались на ходу, водя стволами винтовок из стороны в сторону. Миновали место, где лежал Фриц, без оружия и без ранца, и остановились, глядя на место, окуда я только что утянул в кусты, как бы несвоевременно это не звучало, девушку.
— Кровищи-то, мать моя, — негромко проговорил молодой.
— Варежку закрой. Не у тёщи на блинах, — одёрнул его тот, что выглядел старше всех. Он единственный не опускал винтовки. Но смотрели они не назад. И того, что происходило за их спинами, в отличие от меня, не видели.
Там лес выходил на полянку. Точнее — несколько деревьев росли, выдаваясь из основной стены-массы ближе на открытое место. Справа от них вышли наши. И вслед за ними появились трое в серой форме. А слева, тоже невидимые для бойцов, ещё пара.
Пятеро, четверо с карабинами, один с автоматом. Расстояние большое, одной очередью не срезать. Завалятся в траву, уйдут под деревья, оттуда две гранаты — и приказа по развёртыванию госпиталя не исполнит никто. Потому что некому будет.
Так. Группа из троих — важнее. И автоматчик там же, и выбираются из-под ветвей они удачнее — кучнее. Не знаю уж, какой там разлёт-рассеивание пуль у этих фашистских шмайсеров, но с такого расстояния этим должно хватить. Будем надеяться, что те двое слева дадут мне время повернуться и к ним.
Очередь удалась. Мне понравилось. Немцам — нет. Двое готовы точно, живые так не падают. Третий визжал что-то, зажимая рану в животе. Ствол автомата скользил влево, взгляд двигался следом. Быстро. И только поэтому успел удержать палец. И не выстрелить. Потому что последняя пара оседала на траву и мох, в руках бойцов в нашей, русской форме. Заляпанной кое-где немецкой кровью, хлеставшей из распоротых шей.
Справа раздался сочный звук. С таким капусту шинкуют, наверное. Но не здесь и не сейчас. Тут с таким звуком вошёл в грудь последнего оставшегося в живых фашиста штык винтовки. Которую держали руки бойца постарше. И крик закончился. Вместе с крикуном.
— Свои, — сказал, кажется, прямо за моей спиной низкий, будто простуженный голос. — Не балуй, доктор.
И я дёрнулся, порадовавшись краем сознания тому, что палец успел перенести на скобу. Руки медленно, плавно двинулись в сторону, опуская ствол и отводя автомат дальше от тела.
Из-за спины раздался короткий свист какой-то птицы, видимо, условный сигнал. И на полянке, откуда я притащил в кусты раненую, началось движение — живые наши деловито обыскивали мёртвых не наших.
— Обернусь? — уточнил я на всякий случай.
— Можно, — великодушно сообщили из-за спины.
Там стоял высокий, в заляпанной гимнастёрке, с трёхлинейкой в опущенной руке и двумя автоматами за саженными плечами боец. Лицо широкое, скуластое, с обветренной почти до красно-коричневого цвета кожей и с выгоревшими ресницами, отчего глаза казались светлее. На петлицах — три треугольника. Сибиряк по виду — когда я служил под Омском, помнится, такие лица у каждого второго мужика после сорока.
— Тимофеев. Гаврила. Разведка сто шестидесятого стрелкового. Вышли из окружения третьего дня, к своим идём — сказал сибиряк.
— Николин, — сказал я. — Иван. Сержант медицинской службы. Тоже к своим иду. По пути нам, выходит.
Тимофеев кивнул.
— Твоя? — спросил он, показав глазами на лежавшую.
— Старший радист. Ранена, но жива, стабильна. Надо с собой уносить: бумаги при ней, и специалист она редкий, нужный — куда без связи?
— А тот? — он качнул головой в направлении щедрого Фрица.
— Тот стабилен, но уже не жив. Пусть там лежит, не понесём никуда.
Тимофеев снова кивнул. Лишних вопросов он не задавал, и мне в нём это как-то сразу очень понравилось.
— А ты, Иван, откуда так ловко умеешь ихним оружием управляться? Троих скосил, — спросил он. Таким тоном, что резко разонравился. И то, что трёхлинейка в руках его смотрела вроде как и в сторону от меня, но как-то уж в больно близкую сторону.
— Повезло с перепугу, — буркнул я, оглядываясь на подходивших бойцов. И снова забыл переживать за себя, едва завидев работу. — Эй, воин, дай-ка голову твою глянуть. Давно, смотрю, в белой шапочке ходишь?
Перевязанный вскинул глаза на Тимофеева, тот коротко кивнул в ответ, и он подошёл ближе.
— Сядь, нет правды в ногах-то. Когда ранен? — я разматывал грязный бинт. Раньше бы срезал просто, а тут, что-то подсказывало, надо было беречь каждый клочок.
— Третий день как, — поморщился тот, когда присохшая марля с хрустом отошла от кожи. Показав касательное ранение, где в ране торчали и волосы, и какие-то травинки пополам с гноем. Это не дело.
— Так, сейчас будет немножко неприятно, как комарик укусит. А потом будешь жить дальше. Потому что если рану не почистить — заражение пойдёт, за неделю загнёшься.
Руки мои продолжали жить своей жизнью, вытягивая из фашистского ранца нужные вещи. Голова при этом не думала о том, какими глазами за этим наблюдали красноармейцы. Хотя, наверное, следовало бы. Но главным, как всегда, было не то, что обо мне подумают другие, а то, чтобы вот этот раненый не умер от заражения.
Рану почистил, обработал и наложил три шва, порадовавшись тому, что иглы у Фрица были стерильные, хорошие, почти как в моём времени. Засыпал сверху порошком, получившимся из двух раздавленных таблеток. На пузырьке было написано: Uleron. Если память не врала — таким немцы триппер лечили. Но состав — почти полный аналог стрептоцида, значит, и тут поможет. Новая повязка, сделанная быстро поверх чистой салфетки из старого бинта, смотрелась лучше и держалась крепче.
— В гробу я видал таких комариков, — выдохнул бледный боец. Явно обрадованный тем, что я отошёл от него в сторону.
— Разговорчики! Палыч, Серёга, — повысив голос, скомандовал он, — Плащ-палатку. Понесём старшего радиста.
Палыч и Серёга, которыми оказались тот, что в пилотке, и второй, постарше, уже собравшие трофеи с двоих, зарезанных слева, подошли и размотали скатку рядом с раненой. Перевязанный отошёл чуть в сторону, держа винтовку наперевес, и смотрел в ту сторону, откуда вышли трое немцев.
— Немчуры в лесу — как на Жучке блох, — поделился Гаврила скупо. — Как грибов. Уж на что мы тихо шли, а и то напоролись.
Я присмотрелся и увидел знакомого оттенка брызги и капли на гимнастёрках каждого. И про то, почему не слышал выстрелов, спрашивать не стал. Подготовленные ребята, не хуже меня, наверное, ножиками умеют. Только в другую сторону, с обратным вектором.
— Куда несём? — спросил молодой у Тимофеева.
— К своим, — ответил он. И это было вполне логично.

Шли быстро, не разговаривая. За спиной гудел лес. Не шумел, не стрелял, а именно гудел, низко, на двух нотах, как мотор грузовика на холостых, только многократно усиленный. Как в той песне про эхо далёкой войны, только здесь она была ближе, а вот до песен были все шансы не дожить. Потому что в гуле удалось вдруг различить голос, отдававший команды по-немецки. Не то, чтобы прямо очень рядом, слова различались не все, но для того, чтобы стало ещё тревожнее — в самый раз. Но тревоге мешала какая-то скорбная горечь, появившаяся и оставшаяся с того момента, когда убитого фельдшера Смирнова А. И. уложили в неглубокую яму под приметным деревом, накрыли землёй и дёрном. А потом щёлкнули затворы винтовок, отдавая последний салют не последней жертве этой войны. Выстрелов не было — не из опасения демаскировать позицию, я тут и так достаточно нашумел. У разведки не было привычки тратить патроны бестолку. Зачем стрелять в небо, если можно и нужно — во врага?
Молодой и тот, что в пилотке, остались сзади — Тимофеев их отправил коротким движением головы, без слов, и они так же молча растворились в подлеске. С таким заслоном стало чуть спокойнее, но не сильно.
Через метров триста лес расступился, и мы вышли на просёлок. На дороге стояла полковая повозка, а точнее — то, что от неё осталось. Телега была будто откушена ближе к передку, и за ней виднелась приличная яма. То ли мина, то ли бомба натворила дел — я не разобрался. В оглоблях лежала лошадь, гнедая, на вид ещё вполне живая, не вздутая, но мухи уже слетались на запекшуюся у ноздрей и ушей кровь.
В остатках телеги обнаружились ящики, деревянные, аккуратно сколоченные, с трафаретной маркировкой через шаблон: красный крест, цифры, «449 ГСП». Часть из них была разбита и перевёрнута, но некоторые вполне целые.
— Гаврила, привал, — сказал я очевидное.
И плащ-палатка с младшим сержантом легла в пыльную траву обочины позади остатков транспорта.
Времени наверняка было мало, и я работал быстро, в режиме «хватай мешки — вокзал отходит»: что важнее всего — то в первую очередь. Марля в рулонах и упаковки ваты — в одну сторону, на палатку. Туда же бинты, йод в стеклянных склянках, уцелевших редким чудом. Баночку с надписью «карболовая кислота» и эфир в жестяной банке осторожно разместил по карманам. Хлороформ — ампулы, штук десять, целы. Шёлк в катушках. Кетгут в стеклянных трубках. Иглы, зажимы россыпью, без коробки, штук тридцать. Я сгребал инвентарь в мешок, который содрал тут же с одного из перевязочных тюков, не разглядывая.
Через две или три долгих минуты Тимофеев тихо сказал:
— Иван, хватит.
Да, увлекаться было не ко времени, да и нести всё это некому. А то, что запаса никогда не хватает — так это понятно и без слов. И наш маленький отряд двинулся дальше. Сибиряк, нагруженный тюками, как верблюд, впереди, за ним молодой и перебинтованный с носилками из плащ-палатки, и рядом, с двумя мешками за спиной, и одним на груди, в котором гремело и звякало, я, придерживавший зажим. Просёлок за лесом уходил вниз, к балке, и за балкой, над холмом, стелился печной дым. Похоже, почти вышли к людям.
— Перегоновка, — сказал Тимофеев, не глядя на меня.
Я не спросил, откуда он знает. Гаврила, как я уже понял, вообще говорил мало и всегда по делу.
— Тогда шире шаг. Нам туда и нужно, — уверенно, так, что даже сам себе поверил, заявил я.
Поняв, что приказ, конечно, дело важное. Но то, что я знаю о ранениях, об обработке ран, о том, как, куда и докуда развивалась и развилась хирургия за восемьдесят лет, было гораздо важнее. И я мог эти знания и навыки применять, спасая жизни. И учить этому.
И я был обязан это сделать.

Глава 3
Перегоновка

Я чувствовал запах жилья, скошенной травы, доброго хлебного духа, хотя ветра вроде бы и не было. Солнце на открытом месте, после лесной влажноватой духоты, жарило остервенело, как в Средней Азии.
Резкий окрик едва не сбил нас с шага:
— Стой! Кто идёт⁈

Из-за крайнего справа плетня настороженно показался молодой лейтенант. Гимнастёрка на нём сидела чересчур свободно, хотя ремень был затянут до последних дырок — видно, что надел форму недавно, нет привычки. Пистолет он держал слишком высоко, как в кино, где не важно, что так ствол при отдаче вскинет наверх.
Взгляд его скользнул по нашей процессии: Тимофеев, больше похожий на повозку, чем на красноармейца, с тюками и автоматами, бледный перевязанный боец, я с тремя мешками, в одном из которых что-то не ко времени звякнуло. И девушка на плащ-палатке, из бедра которой торчала блестящая железяка, а сама нога была зажата между двух окорённых стволиков каких-то молоденьких деревьев. Лейтенант сглотнул.
— Разведка сто шестидесятого стрелкового, — голос Гаврилы звучал сдержанно-весомо. — Вышли из окружения. Прошу проводить к старшему начальнику для доклада по форме.
Лейтенант нахмурился, будто сверяя услышанное с каким-то своим, внутренним уставом, который, судя по его лицу, предписывал проявлять повышенную бдительность. И перепроверять факты. Фактов было достаточно: наши запалённые морды и форма, наша раненая. И та, отдельная, особая атмосфера-ореол, который незримо окружает людей, вышедших из боя, — смесь пота, пороха, крови, смерти и железа. Он вряд ли хорошо знал о таком, но точно начинал чувствовать.
— А вы? — он перевёл взгляд на меня. Моя гимнастёрка в бурых пятнах засохшей крови от ворота до пояса, и то, что я шёл рядом с носилкам, видимо наводили на определённые мысли.
— Сержант Николин, санинструктор четыреста сорок девятого горно-стрелкового.
Лицо лейтенанта расцвело совершенно не уставной радостью.
— Доктор⁈ То есть товарищ сержант… — он будто споткнулся о свою уставщину и продолжил неожиданно по-человечески. — Мы вас так ждали!
— Санинструктор, не доктор, — поправил я мягко, будто говорил с пациентом.
Он кивнул так энергично, что великоватая фуражка едва не съехала на нос. Поправив её, развернулся и чуть ли не бегом припустил к деревне. Тимофеев, опустив один из узлов на землю, пробурчал, не глядя на меня:
— Не доктор он, как же.

Лейтенант обернулся быстро, а за ним, топая и поднимая пыль, спешили ещё четверо. Эти были постарше, послужившие, запылённые, со следами вечного недосыпа на лицах. Молча похватали наши мешки, сменили перевязанного бойца у плащ-палатки с радисткой и потопали в горку, со знанием дела зашагивая в ногу, чтоб раненую не болтало.
— Следуйте за нами, — велел, хотя скорее даже попросил лейтенант.
Перегоновка встретила суетой, тревожной, но какой-то неявной. Со дворов в нашу сторону летел лай, народ двигался быстрее, чем можно было ожидать от разморённой на жарком солнце деревни. А по правую руку за плетнём стоял седой древний старик, глядя светлыми, вряд ли остро зрячими глазами в небо. Явно слушая, не летят ли самолёты. Чужие самолёты, что несли на крыльях кресты, а в брюхе — смерть. Много смертей.
Здание школы я узнал сразу — по красному кирпичу, по высоким окнам, часть которых уже была заложена мешками с песком, и по тому, как к нему стекались ручейки людей. Одноэтажное, приземистое, с облупившейся табличкой у широкого крыльца, с красным флагом, который по безветренной погоде не гордо реял буревестником, а вполне себе мирно висел. Из открытых дверей и окон доносился гул голосов, звяканье металла. Долетел чей-то высокий, на грани истерики, вскрик. Кто-то вбегал, кто-то выбегал, и во всём этом прифронтовом хаосе угадывался точно не военно-медицинский порядок, а его крайне слабая имитация.

Когда мы подошли ближе, на крыльцо вышел человек со знаками отличия военврача третьего ранга. И с очень глубокой думой на усталом умном лице. Жилистый, сухощавый даже, с седыми висками и глубокими залысинами. Халат, наброшенный на плечи нараспашку, в плохо отстиранных бурых пятнах на груди и по бокам. Я такие пятна, что не отстирываются ни с ткани, ни с души, знал отлично. Тяжёлые веки и красноватые глаза выдавали человека, который вряд ли спал больше трёх часов в сутки. На этой неделе.
— Загорский. Что такое? — представился он.
— Сержант Николин, — я шагнул вперёд, протягивая ему лист из планшетки убитого. — Санинструктор четыреста сорок девятого горно-стрелкового полка. Вам приказ о развёртывании ПМП, товарищ военврач третьего ранга.
— Я ждал Лёшу Смирнова, — напряжённо спросил он, принимая бумагу.
— Он убит.
Врач вскинул глаза на меня, и я понял, что незнакомого мне Лёшу Смирнова он знал хорошо. Возможно, тот был его учеником, ассистентом, другом. В том, что случилось, моей вины не было. Но смотреть в эти глаза было невыносимо.
— Вещи в класс, — бросил он, откашлявшись и потерев усталые веки большим и указательным пальцами. — В первый от входа, где перевязочная. Раненую — в учительскую.
С крыльца навстречу Тимофеевским скатился невысокий мужичок в гимнастёрке. На носу его криво сидели старомодные очки с одним заушником, перемотанным чёрной «тряпочной» изолентой. Он заговорил быстро, с присвистом, явно продолжая разговор, начатый ещё до нашего появления:
— Пётр Семёнович! Котлов и посуды нет, белья нет, халатов только три штуки, и те того гляди на нитки расползутся. Хлорной извести — полведра всего!..
— Евсеич, — в голосе Загорского была растерянная усталость. — Хотя бы час мне дай.
— Знать бы, что он есть у нас, тот час? — пробурчал было невысокий, но притих.
Я сказал буднично, как на утренней пятиминутке:
— Товарищ военврач третьего ранга, в двух километрах отсюда, на лесном просёлке, остатки обоза. Повозки повреждены, но что-то осталось. Часть мы принесли, — кивнул на мешки, которые бойцы уже заносили к указанной перевязочной. — Но ещё есть, что можно забрать — перевязочный, шовный, инструмент.
Евсеич и Загорский смотрели на меня с одинаковым удивлением и недоверием. И в этой короткой тишине я услышал, как справа у плетня кто-то чиркнул спичкой.

Козья ножка в пальцах военного смотрелась, почему-то, как трубка Шерлока Холмса в том кино с Ливановым. Он и сам чем-то был похож на замечательного артиста, хотя в кино явно не снимался. Гимнастёрка на нём сидела по-другому, не так, как на некоторых, виденных ранее: не мешком, не внатяг, а точно по фигуре. Спокойное до скуки лицо с прямым носом, глубокими носогубными складками и глазами, которые, казалось, видели всё, что происходит вокруг. Даже когда были закрыты.
Капитан выдохнул дым и произнёс:
— Разрешите глянуть приказ, товарищ военврач.
Загорский вернул документы мне, кивнув на Холмса.
— Капитан Горбатюк, начальник разведки дивизии — равнодушно, вроде бы, скользнув по мне взглядом, сообщил тот. Козья ножка дымила, но запах был не махорочный — явно что-то фабричное.
— Значит, сто шестидесятый, — сказал он, подняв глаза на Тимофеева. — Ну здорово, Гаврила. Жив, я смотрю. И при трофеях.
— Здравствуйте, товарищ капитан, — сибиряк впервые за всё время вытянулся, и в этом движении была не уставная привычка, а, скорее, уважение. — С Выборга вы ни капли не поменялись.
— А два года прошло. Многое другое поменялось, — Горбатюк вернул мне документы. — Ты тогда финского снайпера из-под огня вытащил, а майор ещё кричал: «зачем полез под пули, куда нам „язык“, если никто финского не знает⁈»
— Язык нерусский был, точно, — улыбнулся Тимофеев. — Зато карта при нём хорошая оказалась.
Они обменялись ещё парой коротких фраз, по которым даже я понял, что капитан за это время успел оценить и наше появление, и трофеи, и мой доклад. Горбатюк повернулся к собравшейся группе бойцов, стоявших у крыльца, и те вытянулись, ожидая команды.
— Пойдёте с разведкой, — бросил он коротко. — Собрать всё, что можно. Ценное для врачей — в первую очередь. Тимофеев за старшего. Три минуты на сборы.
В закипевшем после этого движении уже чувствовалось многое: и привычка Горбатюка умещать главное в несколько фраз, и то, что с его приказами тут не спорили, и то, что его порядок мне нравился гораздо больше той слабой пародии, что царила в будущем госпитале.

Загорский, видимо, почувствовал что-то похожее. Голос его звучал громче и резче, чем требовалось:
— Сержант, давайте, я представлю вам коллег. Людей у нас немного, но все проверенные.
Он сделал широкий жест в сторону крыльца, где наверху под навесом стояло несколько человек в белых накидках из простыней прямо поверх формы. Народу было до обидного мало, шесть человек, с самим Петром Семёновичем семь. Мой взгляд, надресированный за последний месяц мгновенно подмечать детали, от блика далёкой оптики до зудения дрона над головой, выхватил из этой команды троих.
Коренастый, с широким, будто на гончарном кругу сделанном, лицом и раскосыми глазами, азиатского вида парень с зелёными петлицами медслужбы. Военврач назвал его Рахимом. Почему-то от него веяло силой и спокойствием, как от степных каменных изваяний. И казалось, что такой не подведёт.
Голубоглазая девушка, совсем молодая, с коротко стриженными русыми волосами, выбивавшимися из-под пилотки, Катя Белова. Она смотрела не на меня или Загорского, а на носилки с Горелик, которые как раз поднимали на крыльцо. Но в её взгляде была не жалость, а забота — а это очень разные вещи. Сестра милосердия — так таких называли на войнах этого и прошлого веков. Медсёстрами начали позже. Сестричками — всегда.
Третий — пожилой, с сизым носом в прожилках и тем характерным запахом перегара, который не перебить луком и чесноком, при всём старании. Но руки у него были твёрдые, я это отметил сразу, едва он поднял ладонь, поправляя очки. Фельдшер Сироткин Пал Палыч, как сообщил Загорский. Пьющий фельдшер с твёрдыми руками — явление в русской медицине нередкое, практически краеугольное, и, как ни странно, иногда очень ценное. Если пьёт не на дежурстве.
— Очень приятно, — начал было я, но договорить не успел.
Катя, которая куда-то отходила, пока Пётр Семёнович представлял Сироткина, появилась словно из-за спины и сказала негромко:
— Товарищ сержант… там, у плетня, раненый. Жалуется на ногу, но него кровь на спине. И хрипы…
Я не дослушал. Уже шёл, почти бежал, отметив, как взлетели брови у Загорского и едва заметно дрогнули — у Горбатюка. Ну да, наверное, надо было сказать что-то вроде: «Разрешите идти?». Не разведчик я, не тайный агент. Я — хирург. Давно отвыкший спрашивать у кого бы то ни было разрешения на то, чтобы делать мою работу.
Раненый сидел, привалившись спиной к жердям, и смотрел перед собой мутными, плывущими глазами. Левая нога вытянута, под коленом широкая полоса — не бинт, а портянка. Грязная, с бурым пятном. Бурым, небольшим, не блестевшим сырым кровавым блеском насквозь мокрой повязки. Гимнастёрка на спине была тёмной от пота, и только приглядевшись, я понял — это не везде пот.
— Ногу того и гляди нарывать начнёт, — пожаловался он, когда я опустился рядом на корточки. — Жмёт сильно, но не дёргает пока. Второй день идём, а тут, в лесочке, ещё на немчуру напоролись…
Его голос был спокойным, почти сонным. Так говорят люди с кровопотерей. С такой, какую перевязанная рана голени не должна давать. Я уже не слушал его, расстёгивая ремень, задирая гимнастёрку. Под лопаткой темнело входное отверстие. Аккуратное, ровное, прикрытое налипшей тканью и нитками, забившимися в рану. А дыхание у бойца было поверхностным, с присвистом.
Гемопневмоторакс, судя по тому, как «скрипела» под пальцами кожа, как были увеличены вены на шее. Воздух заполнял плевральную полость, поджимая лёгкое, сдавливая средостение. Ещё немного — и сердце остановится просто потому, что ему негде будет биться. А там ещё и кровь в полости.
— Рахим! — позвал я, не оборачиваясь. И услышал за спиной быстрые шаги. Санитар был уже здесь, будто ждал команды. — Этого бойца — на стол. Быстро и осторожно, не трясти. Пал Палыч! Готовьте операционную. Дренаж нужен, с запасом.
Сироткин кивнул и развернулся едва ли не в прыжке. Загорский, подошедший следом, смотрел на меня с интересом, смешанным с раздражением. Его можно было понять: старый врач, опытный, прошедший, наверное, и Гражданскую, и Финскую. А тут какой-то сержант раздаёт команды, будто он и есть главный. Но Пётр Семёнович молчал, и я был очень признателен ему за это молчание. Потому что он видел то же, что и я: боец умирал, времени на споры не оставалось.

В школе пахло хлоркой. Отмыть явно успели не все кабинеты, и запах то усиливался, то пропадал, то появлялся снова пока я шагал по коридору. и ещё чем-то кислым — не то старыми чернилами, не то мышами. Кабинет достался хороший, светлый. Три парты, сдвинутые к стене, у окна — полевой операционный стол, накрытый простынёй, под которой угадывались доски, положенные на козлы. Рядом столик с инструментами и табуретка с эмалированным тазом. И часы на стене старые, с римскими цифрами, они шли и показывали без четверти двенадцать. Под ними чёрная школьная доска, такие раньше, кажется, аспидными звали. И на ней по центру аккуратно, округлым почерком, мелом было написано: «Будьте готовы». А строчкой ниже: «к труду и обо…» — остаток фразы был стёрт, видимо, случайно, рукавом, когда кто-то проходил мимо. «Обо…» — это не то слово, очень нам сейчас подходит. Только поди к такому «Обо» подготовься.

Рахим уложил раненого на стол. Пал Палыч, на удивление выглядевший совершенно трезвым, если не дышать рядом с ним глубоко, уже раскладывал инструменты: скальпели, зажимы, иглодержатель. Его пальцы и вправду не дрожали.
— Новокаин есть? — спросил я.
— Две ампулы. — отозвался он глуховато. — На крайний случай берегли.
— У нас других не бывает. — Я уже натягивал перчатки, те самые, из немецкого ранца, чувствуя, как тонкая резина привычно обхватывает пальцы дружеским рукопожатием. — Местная анестезия, в межреберье.
Загорский вошёл в класс и встал у двери. Он не вмешивался, но и не уходил, просто стоял и смотрел. Я помнил такой взгляд по своей прежней биографии — так опытный врач смотрит на коллегу, которого плохо знает, но уже чувствует в нём что-то, заслуживающее внимания. Или опасения.
— Банку с водой. Не меньше литровой, — кому были адресованы слова, я и сам бы не ответил. Ответила Катя:
— Обычная кипячёная? — умница, ничего лишнего. Ограничился коротким кивком.

Разрез сделал быстро, по шестому межреберью, стараясь не задеть сосуды. Кровь выступила тёмными каплями, но не плеснула — хорошо. Пальцы нащупали верхний край ребра, и в тот момент, когда я вскрыл плевру, из раны со свистом и мелкими брызгами вырвался воздух. Боец на столе дёрнулся и застонал. Отлично, видимо, лёгкое начало расправляться. Очистить рану. Крови не так много, бывает хуже. В руку легла резиновая груша. Да, это, конечно, не электронный отсос, но и я не в клинике. Носик груши на третий раз будто зацепил что-то твёрдое, чего там быть точно не должно было.
— Зажим, — проговорил я на автомате. И впрыгнувшим в руку инструментом осторожно вошёл в рану. Для того, чтобы почти сразу наткнуться со знакомым звуком и ощущением на металл. И вытащить пулю.
— Дренаж, — Сироткин вложил мне в ладонь резиновую трубку — не бог весть что, старую, жёлтую аж до коричневого оттенка. Я срезал конец наискосок, прорезал скальпелем пару боковых отверстий, зажал пальцами и ввёл в плевральную полость, чувствуя, как трубка скользит по тканям, следя за тем, чтобы не проткнуть лёгкое. Другой конец — в банку, которую уже поставила на табуретку под столом Катя. И сразу же по трубке пошли пузыри, воздух забулькал, и грудь раненого начала подниматься и опускаться ровнее, глубже, ритмичнее, и с обеих сторон, а не только слева.
Часы на стене показывали двенадцать. Значит, время, через которое нужно было снимать жгуты радистки, подходило.
Я закрепил дренаж, наложил повязку и, стягивая перчатки, отрезал один палец. Сердце кровью обливалось, ведь на счёт же всё, даже такая мелочь, но руки работали привычно. И то, что мои действия здорово удивляли всех в операционной, меня не беспокоило, хотя, пожалуй, можно было бы об этом и задуматься. В резине прорезал отверстие, палец примотал к нижнему срезу трубки-дренажа, взяв её на излом. Так, с таким самодельным дилетантским клапаном, не будет подсасываться ни вода, ни воздух, если дренаж выскочит из банки.
Повернулся к Загорскому. Тот всё ещё стоял у двери, и теперь в его взгляде читалась смесь эмоций посложнее: уважение, досада и что-то ещё, чему я пока не мог подобрать названия.
— Радистку надо оперировать, — сказал я. И он пошёл впереди, указывая путь.
Учительская, отведённая под вторую операционную, была небольшой и темноватой — видимо, педагоги отдыхали между уроками от яркого южного солнца. Загорский прошёл к окну, мимо лежавшей на сдвинутых столах Светланы, встав так, чтобы не заслонять и без того паршивый свет. Катя стояла рядом. При нашем появлении коротко, по-военному, доложила:
— Давление девяносто на шестьдесят. Пульс частый, но ровный. Сознание сохранено.
Пётр Семёнович склонился над раненой, осторожно приподнял край повязки, осмотрел зажим. Его пальцы двигались аккуратно, бережно — чувствовалась старая школа, земская, обстоятельная. Он долго молчал, потом выпрямился и сказал то, чего я, признаться, и ожидал:
— Наложим гипс. Шину Дитерихса. И отправим в тыл, в госпиталь. Тут мы ничего сделать не сможем — задета кость, вероятен осколочный перелом. Фиксируем ногу, нужен покой и наблюдение. Иначе — гангрена.
Он говорил это абсолютно уверенно, как всем известную бесспорную истину. И с точки зрения военно-полевой хирургии сорок первого года был совершенно прав. Перелом бедра — это гипс, вытяжение, долгие недели неподвижности. Иначе — смещение отломков, повреждение сосудов, эмболия.
Но я знал то, чего не мог знать старый врач. Я знал, что до тыла Светлана Горелик не доедет — немцы замкнут кольцо, и никакого тыла у дивизии не будет, только фронт, во все стороны. Что гипс при таком ранении и на такой жаре почти гарантирует гангрену. Активное дренирование раны, остеосинтез, хоть самый простейший, наоборот могут спасти. Да, это риск, но риск вполне оправданный. Потому что другого шанса у этой девочки в круглых очках с треснутым стёклышком может и не быть.
— Я готовлю к операции, — сказал я вслух, не глядя на Загорского.
— Вы не слышали, что я сказал? — его голос звенел. — Это лишнее! Она будет отправлена в тыл!
— Возможно. — Я уже осматривал инструменты, и руки мои двигались сами, перекладывая их привычнее, удобнее. — Но до тыла, где ей смогут хотя бы сделать рентген и следить за состоянием неотрывно, сейчас нет дороги, Пётр Семёнович. Есть только лес и немцы, на три стороны, если уже не на все четыре. Оперировать будем здесь.
Он хотел что-то сказать, но будто передумал. Потому что я уже не смотрел на него — я смотрел на рану, проигрывая в голове ход операции, как делал сотни раз до этого, в другой жизни, в другом времени. Сосудистый шов я наложу, в трофейном ранце был подходящий шовный. Кость зафиксирую спицами — две нержавеющих нашлись у Фрица неизвестно откуда, но это было совершенно не важно. Дренирование сделаю. И если повезёт — через месяц-другой она будет ходить. И даже не на одной ноге.
Загорский не ушёл. И когда я протянул руку за скальпелем, встал напротив, взял зажим и начал ассистировать — молча, хмуро, но чётко, как и было нужно. Как человек, для которого спасать жизни всё-таки важнее, чем выяснять, кто тут главный.
Операция заняла около двух часов. Я иссекал края раны, экономно, по миллиметру, стараясь убрать все нежизнеспособные ткани. Артерию ушил сосудистым швом — крошечные стежки ложились ровно, будто шили не руки, а оверлок. Кость, к счастью, была задета по касательной, осколков не было, но трещина шла вдоль диафиза, и чтобы не допустить смещения, я провёл две тонкие спицы, закрепив их снаружи. Аппарат Илизарова появится только через сколько-то лет, тогда спасённых рук, ног и жизней станет гораздо больше. Но принцип внеочагового остеосинтеза я знал уже сейчас, и это знание могло и должно было сохранить раненой ногу. И жизнь.
Загорский следил за моими пальцами. Сначала с недоумением, потом с жадным, почти голодным интересом. Он видел технику, которой его не учили — ни в академии, ни после, на фронте. Движения и жесты рук оперирующего не совпадали ни со званием сержанта, ни с должностью санинструктора, ни даже с его собственным возрастом. Я оперировал слишком хорошо для мальчишки-студента из полкового медпункта. Так, как привык.
Но военврач третьего ранга молчал. И только когда последний шов был наложен, а на рану легла чистая повязка, выдохнул и, отступив на шаг, посмотрел на меня уже не как на зазнайку, а по меньшей мере как на настоящего коллегу.
На крыльце я нашёл Катю. Она сидела на ступеньках и смотрела на стеклянную банку, которую держала в руках. Такую же, что использовалась при дренировании.
— Товарищ сержант, — она подняла на меня глаза, и в них была не девичья застенчивость, а та же самая профессиональная жадность, что и у Загорского на операции. — Объясните, как это работает? Почему воздух выходит, а обратно не заходит?
Я присел рядом. Усталость наваливалась, как и всегда после многочасовой трудной работы, хотя ощущалась как-то легче. Наверное, потому, что теперь Ивану Николину было ближе не к шестидесяти, а к двадцати. И отказать Кате я не мог. Потому что если чему-то и должен был научить этих людей, то в первую очередь тому, что спасёт жизни других, если меня не будет рядом. Или когда меня не будет. Методике уже много лет, даже сейчас, в сорок первом, но пользуются ей хирурги в клиниках и больших госпиталях. Белова, скорее всего, какие-нибудь ускоренные курсы проходила, и там про такое, конечно, никто не рассказывал.
— Это называется дренаж по… — начал я, и кашлянул, вспомнив, что Бюлау — немец, а сейчас было вообще не лучшее время для немецких фамилий. — Клапанный дренаж. Простая физика, закон сообщающихся сосудов: конец трубки опущен в жидкость, и воздух может только выходить. Обратно жидкость его не пускает. Плюс отрицательное давление в плевральной полости.
Катя слушала, кивая, с настоящим врачебным интересом. Из дверей высунулся Сироткин, тоже слушая, а его рыхлый, в прожилинах, нос двигался, будто Пал Палыч принюхиваясь к сказанному мной.
— Я читал о таком, — проговорил он хрипло. — У Остроумова, кажется, или у Склифосовского была статья в «Медицинском обозрении». Но там требовался стационар, специальные растворы, стеклянные трубки, а вы из простой банки и обрывка клеёнки…
— Война быстро учит, Пал Палыч, — сказал я, поднимаясь.
Слева по прогону из-за соседнего плетня показался Горбатюк. Шагал капитан широко и размеренно, как, наверное, и всегда, но по его лицу мне почему-то показалось, что хорошего он не расскажет. Рядом за ним в ногу ступал Гаврила, и его скуластая личность тоже радостью не светилась.
— Ну что, сержант, — Горбатюк встал у ступеней. — Побеседовал я с разведкой. Выводы паршивые. Немца в лесу — как собак нерезаных. Прут как танки.
Загорский, вышедший на крыльцо следом за мной, спустился со ступенек, наклонился к капитану и что-то зашептал на ухо. Я не вслушивался, но заметил, как поморщился Горбатюк.
— Вызывает опасения? — переспросил он громко, поломав военврачу всё инкогнито. — Да тут всё, на что ни глянь, вызывает опасения. И то, что полковой медицинский пункт недоукомплектован, и то, что немцы под Уманью котёл устроили — тоже. А вот то, что человек бойцов спас, раненых оперирует, трофеи добыл нужные — это не повод для опасения, а удача. Общая наша, Пётр Семёныч, удача.
Он повернулся ко мне:
— Что предлагаешь, сержант?
— Товарищ военврач третьего ранга, — я обращался к Загорскому, как к старшему по званию, — разрешите доложить предложения по организации приёмного покоя полкового медпункта. Предлагаю переставить столы и развести сортировку раненых по двум потокам: тяжёлых сразу на столы, лёгких в перевязочную. Мы выиграем время, это важно при массовом поступлении.
Загорский хватал воздух жадно, короткими вдохами. Видимо, чашу его терпение мои выходки переполнили. Или разбили.
— Да кто вы такой, сержант⁈ — его голос сорвался на крик. — Чтобы мне указывать, как наладить работу⁈ Я двадцать лет оперирую, Финскую прошёл! А вы… вы санинструктор, вчерашний студент с двумя неделями ускоренных курсов!
Я не ответил. Его система сортировки, с двумя столами и одной перевязочной, будет убивать людей. При массовом на входе будет пробка, в которой тяжёлые будут ждать, пока перевяжут лёгких, умирая в очереди. Петра Семёновича так учили, он работал, как привык, как умел. Просто я знал то, что военно-полевая хирургия осознает только к сорок третьему году, и будет дорабатывать ещё восемьдесят лет. Я привык и умел работать по тем правилам, которые были уж совершенно точно написаны кровью. И буду продолжать, пока меня не отдадут под трибунал или не пристрелят. Но точно не дам допустить обидной, глупой ошибки на сортировке.
Наступившая тишина была какой-то густой и вязкой, как клейстер. Даже петухи с собаками молчали, словно проникшись моментом.
Я прекрасно понимал, что любое моё слово, каждое моё действие и капитан, и военврач могли и должны были расценивать, как странное, а, значит, опасное. А ещё я знал, что молчать и ничего не делать просто не смогу. За моей спиной, в классах бывшей сельской школы, лежали живые люди, и от меня во многом зависело то, сколько из них останется в живых.

Глава 4
Сортировка

Горбатюк молчал, переводя взгляд чуть сощуренных глаз с меня на Петра Семёновича и обратно. Глядя на двух врачей, старого и молодого, из которых один был почти раздавлен грузом свалившейся ответственности за персонал и раненых, а второй… А второй вообще отрицал, что он врач. Но оперировал так, что Загорский только диву давался. И в коротком разговоре поделился тщательно скрытым восхищением работой Николина — и доставленная радистка, и красноармеец с простреленной спиной должны были выжить. Если им, да и всем тут, не помешают немцы.
Капитан много, долго и трудно жил, служил и воевал, видел разных людей и обладал, как ему казалось, той особенностью, которая позволяла правильным военным отличать своего от чужого. А ещё выделять из своих тех, с кем можно ходить в разведку, а с кем не стоит. И в серых глазах странного, очень подозрительного, говоря откровенно, санинструктора он видел то, что с этим — пошёл бы. Странно — молодой парень, не богатырь-гренадёр, жилистый, в меру крепкий. Но его твёрдая вера в свои слова с фигурой и статью ничего общего не имела. Таких Горбатюк встречал и в Гражданскую, и после, на других фронтах. За такими бойцы шли с охотой, творя невозможное. Такие чаще всего были из «бывших»: поручики, штабс-капитаны, те, что кончились, как «слуги царю», но остались как «отцы солдатам». Автор этих строчек, Лермонтов, как говорили, тоже был офицер из лучших, хоть и дворянин. Эти берегли людей, не изматывали солдат уставщиной и шагистикой, как некоторые унтера и многие командиры после, свои, из рабочих и крестьян. Люди были разные. Но война вокруг требовала каждому найти лучшее применение. Тем более, если от этого каждого зависели жизни других, и он был по-настоящему полезен, если не незаменим.
— Пётр Семёнович, — проговорил он наконец, и голос его, снова показавшийся мне так похожим на ливановский, был твёрд. — Я в ваших медицинских делах и школах понимаю мало. Хирургии не знаю, но в тактике, физике и геометрии кое-чему учён. Широкий коридор точно пропустит больше людей, чем узкий.
— И вместо полкового медпункта мы устроим Привоз? — ответил военврач. А за его спиной согласно закивали головами в такт друг другу Сироткин и Евсеич, стоявшие по обе стороны от Загорского. — Заставим всё носилками, кучу-малу устроим из раненых красноармейцев? Есть порядок, есть правила сортировки ранбольных, товарищ капитан. Вероятно, товарищ сержант, — он выделил звание голосом, — не обо всех из них осведомлён.
В глазах завхоза и фельдшера читались полное согласие и одобрение. Трое против одного, так часто бывает. И не менее часто случается, что теми тремя оказываются бюрократия, косность и отрицание очевидного, которые давят оставшийся в меньшинстве здравый смысл. Я только пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд Горбатюка. В конце концов Пётр Семёнович абсолютно прав, я — санинструктор, и досконального знания всех правил и порядков, актуальных на сегодняшний день, на август сорок первого, у меня действительно не было.

Персонал покидал крыльцо, и лица у всех были разными. Скрытое облегчение Загорского, каменное спокойствие Рахима, равнодушие Пал Палыча и торжество завхоза. И только в глазах Кати, обернувшейся в дверях, мне показалось какой-то сочувствие.
— Доктор! Доктор! — крик рванулся над сонной деревней, всполошив собак. И вслед за ним послышался перестук копыт и скрип.
Я кинулся открывать створки низеньких ворот в школьном палисаднике, которые по привычке, видимо, закрывали на ночь. Чувствуя, что кричат вряд ли просто так. И не ошибся.
На подводе привезли пятерых «трёхсотых», трёх сидячих, двух лежачих. Один был совсем плохой.
— Этого первым, — кивнул я на него Рахиму, оказавшемуся рядом, как по волшебству. — Открыть вторую дверь!
Эта фраза улетела через двор, но будто бы утонула в гомоне и сутолоке тех, кто выбегал на крыльцо. Хотя нет, ухо уловило что-то про «проходной двор» и «а как на ночь школу закрывать?». Но слышно было еле-еле, потому что раненый на носилках орал, делая паузы только для того, чтоб схватить воздуха. Так, как кричат те, у кого не осталось терпения, тогда, когда терпеть уже нечем, а совсем скоро станет и некому.
Санитары схватили носилки и рванули на крыльцо, откуда навстречу им спешили другие. Разминулись между резных балясинок еле-еле, юркнув в открытую створку, которую придерживал завхоз. Беда была только в том, что потащили они не того.
— Быстрее! Этого сразу на стол! — крикнул я второй паре, что были уже ближе, чем первые.
Они сунулись было с носилками, и тут же замерли — раненый майор лежал, привязанный к деревянной двери. Видимо, лучшего способа иммобилизации не нашлось. Бывало и такое.
— За углы берём и тащим, не стоим! — прорычал я. — Камфору, кофеин!
Еле удержался, чтобы не потребовать тех препаратов, к каким привык, каких ещё не было и близко. Рядом с рукой, пережимавшей обильно кровившую плечевую артерию, мелькнул шприц, игла ушла прямо в ткань гимнастёрки. Сироткин не стал тратить время, и руку левую выбрал правильно, к сердцу ближнюю. Хотя я бы, пожалуй, кубик адреналина ввёл, прямо в сердце. С другой стороны светловолосая сестра Галя вводила в вену иглу с длинной резиновой трубкой, уходящей к стеклянному флакону. Двигаясь синхронно вслед за с раненым, что поднялся и поплыл вместе с дверью к крыльцу.
Я шагал рядом, стараясь понять, что же меня так настораживало. Вариантов была масса: голова, перевязанная так, что видна была только нижняя челюсть, синевшие губы и пальцы на руках, то, как странно лежали притянутые к дверному полотну ноги, обложенные сеном.
Движение опять остановилось — дверь не проходила в дверь.
— Давай чуть наклоним, — напряженно-сдавленно прохрипел рыжий санитар, Толя. — И-и-и раз…
И именно на этот «и-и-и раз» я понял, что так беспокоило меня. Просто так никто не стал бы скирдовать целые снопы вокруг ног. Это тоже были импровизированные шины. Для горизонтальной транспортировки, а не для того, чтобы удерживать тело под таким углом.
Правая нога раненого скользнула ниже в разболтавшихся верёвочных и ременных петлях, и из-под сена ударила толстая струя алой крови. Хором взвизгнули девчата-сёстры. А я заметил только сейчас, что гимнастёрка и галифе майора были насквозь пропитаны кровью со спины. Сено скрывало её. Спина и плечи были «расконопачены» осколками.
Что-то шевельнуло край халата в тот момент, когда я уже стоял на ступеньке крыльца, пытаясь нащупать под пальцами ускользавшую артерию майора. Скосив глаза, увидел вовсе не подходившую к ситуации картину.
Девчушка лет семи-восьми. В голубом застиранном ситцевом сарафанчике, босая, беловолосая, с огромными голубыми глазами. В одну косичку вплетён бинт, другая растрепалась. В руках — тряпочная кукла, старая и потрёпанная, самодельная. И подсохшие кровавые плёнки возле ушей.
— Дядя доктор, спаси дядю командира! — она тянула куклу мне, отдавая самое дорогое.
Голос, звонкий и чистый, звучал громко, так, будто она сама себя не слышала.
— Товарищ майор её от разрыва закрыл. Оконтузило малую, молчала всю дорогу, думали уж — онемела, — хрипло проговорил возница, подхромавший ближе, беря девочку за плечи.
— Убрать посторонних! — не своим голосом выдохнул я. Потому что бывает, что даже душам старых хирургов достаётся больше, чем они могут вытерпеть. Когда под пальцами стучит кровь того, кто закрыл своим телом ребёнка. А ребёнок, у которого едва засохла кровь в ушах, просит спасти раненого. Текут опять слёзы по бледному лицу сестры Маруси. А дверь заколочена, чтоб ночью в школе не гуляли сквозняки.
— Прочь от двери! — раздалось изнутри. — На три шага назад!
Створка вылетела со второго пинка, едва не скинув за перила Евсеича, вынесенная ногой Рахима. Завхоза буквально за шиворот отдёрнул в сторону Горбатюк.
— Спаси его, сержант, — громко, требовательно, но не властно-командно донеслось от него. Когда мы уже вносили дверь с майором в коридор. Для того, чтобы начать перешагивать там через брошенные на проходе носилки и цепляться за лавки, стоявшие вдоль стен.

Майор выжил. И это было, пожалуй, одно из тех немногих чудес, что бывают в жизни каждого хирурга. Те, которые запоминаются на всю жизнь. Но думать об этом было почти так же тяжело, как и оперировать, требуя то растворы, за которыми приходилось бегать сёстрам, то лампы, которые пришлось держать сперва санитарам, а потом бойцам, сменившим их по команде капитана. Я благодарно кивнул ему, не отрываясь от работы. А её было много.
А когда она закончилась — вышел на крыльцо.
Дверная створка, скалясь здоровенными выдранными из порога гвоздями, два из которых сейчас украшали клочки чьей-то формы, лежала там же, куда упала. Возле неё стоял Пётр Семёнович, устало потирая шею и затылок.
— Спасибо, сержант, — негромко проговорил он. Я только покосился на него, ставя локти на перила и склоняясь, давая, наконец, отдых спине. — Жить будет?
— Посмотрим, — безо всякой охоты отозвался я. И добавил положенное, — товарищ военврач третьего ранга.
Он только досадливо махнул ладонью.
— Вы были правы. Коридор и вправду никуда не годится. И двери закрытыми должны быть летом в школе, а не в госпитале, — было заметно, что слова эти дались ему с трудом. Но опытные люди гораздо лучше умели видеть собственные ошибки. — Что, по вашему мнению, ещё стоит поправить?
Подошедшие завхоз и фельдшер стояли рядом, на этот раз со мной, а не с Загорским. Но кивали в такт его словам точно так же, как и до этого, когда были против предложенного мной. Пятна и кляксы на полу крыльца и коридора подтвердили, кажется, версию о целесообразности двух потоков сортировки. Даже при поступлении всего пяти человек.
Я глубоко вздохнул. И ещё раз. Пульсирующая боль в висках и затылке никуда не пропадала, хоть обвздыхайся. От меня ждали ответа три взрослых человека, молчать было невежливо и глупо.
— Лавки вынести. С двух правых кабинетов тоже двери снять. Из них столы соорудить, на козлы какие-нибудь пристроить в палатах вдоль стен, — Для меня это было логично и очевидно. Но не для правил военной медицины сорок первого года, которая просто пока не успела набрать страшной статистики. Которую я, кажется, хоть немного, но улучшу.
— Там же у нас перевязочная, — пробубнил Евсеич. — И операционная.
Я уже видел, когда напрягал до боли глаза, когда требовал лампы. Окно там одно, выходило на северную сторону, и света в нём было — одно название. Оперировать в том помещении — всё равно что шить в поздних сумерках или под одеялом. Школы, конечно, строили без учёта военно-медицинских нужд. Но головой-то подумать можно было?
— Пойдёмте со мной, — вздохнув в последний раз, я оторвался от перил. Гудевшие плечи протестовали. Голова, гудевшая не меньше, запоздало напомнила, что следовало бы как-то обратиться к мужчинам: коллеги, например, или товарищи. Опять не подумал. Но они втроём пошли за мной и так.
Идя по коридору, заглядывал в каждую дверь. Классы, классы, учительская, кабинет директора, библиотечка, маленькая, сельская, трогательно-милая, с большим плакатом: «Книга — огромная сила!» за авторством Владимира Ильича. И наконец, угловой класс в дальнем конце, с тремя большими, пусть и заложенными до половины мешками с песком, окнами. На южную сторону. Годится, даже более чем.
— Так, — я встал в дверях, обводя взглядом стены с портретами деятелей культуры и политики. Над доской висела табличка: «Наш класс — образцовый». — Операционные столы лучше ставить тут, к окнам ближе. Света должно хватить. При сортировке тяжёлых сюда сразу, в соседнем классе подготовим вторую перевязочную. Лёгких при входе направо, в ту, прежнюю операционную.
Евсеич закашлялся:
— Так ведь парты-то таскать надо! Инструменты, всё что приготовили уже — тоже переносить? А у нас людей, почитай, раз-два и обчёлся, грузчиков-то нету, не санитарам же…
— Санитарам, — перебил его я. — Именно санитарам. И врачам. Когда коридор освободится, работать легче станет всем.
Спокойным, ровным голосом, как о вещах, самих собой разумеющихся и бесспорных, как цитаты товарища Ленина, все эти новости воспринимались как-то проще. Ну и встал я так, чтобы светлый мудрый прищур Ильича будто подтверждал мои слова. Хотел возле портрета товарища Сталина остановиться, но решил, что перебор.
Загорский, стоявший в дверях, резко шагнул вперёд. Он смотрел на лица своих и моих коллег, и видел, что они уже согласны, и со мной, и с товарищами на портретах. Я перевёл взгляд на Рахима, который стоял в дверном проёме и смотрел так, будто ждал разноса.
— Чего? — уточнил я у него настороженно.
— Виноват, товарищ сержант. Напутал я с раненым, — низким голосом сказал санитар.
— А чего вы его-то схватили первым?
— Так ведь кричал… Громко… — видимо, совсем смутившись, ответил еле слышно он.
За окнами заорал петух, а вслед за ним — ещё один.
— Слыхал? — качнул я головой в сторону звука. — Тоже кричат. Вы же их не тащите сюда?
И улыбнулся. Передышка и возможность хоть немного расслабиться была очень кстати. Рахим несмело улыбнулся в ответ.
— Ребятам скажи то же самое. Не надо хватать всех, кто орёт громко. Тот, кому совсем худо, орать не станет — сил нету у него. Смерть, бывает, тихо подкрадывается, не каждый разглядит. А время, сам видел, дорого очень. За дверь спасибо.
Он только кивнул, не сказав ни «Служу Советскому Союзу», ни «Да». Но было видно, что и без этого всё понял, запомнил и своим расскажет.
— Лавки из коридора и парты отсюда — во двор. Здесь всё лишнее убрать, оставить пол и стены. Евсеич, нужна будет вода, хлорка, чистое бельё и инструментальные столы, три, а лучше пять.
— Откуда⁈ Ничего ж нету! — начал было он, но я тут же перебил, зная по опыту, что таких не переслушать.
— Список давайте, Иван Евсеевич.
— Какой? — он едва не икнул от неожиданности и поправил суетливым движением перемотанную изолентой дужку очков.
— Того, чего нету. У вас же есть такой?
— Как не быть? — он с готовностью распахнул свою амбарную тетрадь, которую держал подмышкой, и мгновенно протянул три листа, исписанных убористо, меленько, с обеих сторон. Не хватало очень многого.
— И второй список, — я требовательно вытянул руку.
— Какой второй? — теперь он точно икнул.
— Того, что есть.
— А… — его даже жалко почти стало. Но жизненный опыт, для санинструктора не характерный, а вот для бывшего заведующего отделением, а тем более для фельдшера с передовой, сбоев не давал. И с такими бюрократами-жалобщиками-кладовщиками, у которых никогда ничего не хватало, я справлялся не раз. Пусть радуется, что список списков у него не прошу. Но он собрался быстро и зачастил, поглядывая, будто ища поддержки, на Загорского:
— А я писарь что ли⁈ У вас одного работа будто есть, а остальные тут ваньку валяют⁈
— Про Ваньку ничего не знаю. Вот то, что целого майора едва не уронили, да так, что живым и не подняли бы — видел. И то, что инвентарь и препараты пришлось по всем палатам бегать собирать — тоже. Поэтому никак без перечня, полного, до последней иголки и бинта — чтоб знать, где что лежит. А кроме того — всё, что может пригодится. И в госпитале, и по соседним дворам, и по всей деревне, и даже по округе.
— Это-то зачем? — ахнул он.
— Затем, что когда Пётр Семёнович или я скажем: «доставить доски для шинирования раненых», нам некогда будет слушать про «у меня нету» и «а где мне взять»! — приплёл я Загорского, который даже вздрогнул. — У нас под руками будут красноармейцы кровью исходить, у которых внутри осколки и пули внутренности в фарш с костями превратили! И им, и нам будет всё равно, откуда найдутся доски, шесты, палки или прутья для шин, полотно для бинтов и салфеток и всё остальное! Нету — роди!
Знакомая и старая, вечная, пожалуй, армейская истина завхоза добила окончательно. Он финально икнул, отрывисто поправил сползавшую дужку очков и вылетел из класса. Проникся, наверное.

Горбатюк, вошедший и вставший у дверного косяка вслед за Рахимом, даже чуть в сторону подался, чтоб не быть сметённым Евсеичем, рванувшимся на поиски добычи для составления списка. Глянул вслед ему, пыхтевшему по коридору, набиравшему скорость, и хмыкнул. А потом пошёл ко мне, на ходу закатывая рукава гимнастёрки. Но бить не стал, а взялся за край стоявшей передо мной парты и кивнул, не стой, мол, раз сам командовал.
Я шагнул ближе и взялся. Парта весила прилично, не то, что в моё время и тем более во времена учёбы моих детей. Тут, в деревне сороковых, вещи делались добротно, на века. Крышка парты, поднятая вертикально, так, что было видно вырезанное снизу имя «Галя», качнулась и упала, треснув точно по пальцу капитану.
— Твою дивизию, — выдал он, но парту не бросил, а только передвинул палец, освобождая.

На третьей по счёту парте, которую мы так же тащили с Горбатюком на пару, тот спросил тихо, так, чтобы слышал я один:
— А ты где так ловко научился командовать, сержант?
Снова не ко времени пришёл на ум анекдот про Штирлица и «а не гвозданул ли я чего лишнего?», но рассказывать его я на всякий случай не стал, ограничившись нейтральным:
— Так война учит, товарищ капитан. И жизнь.
— Жизнь у каждого разная бывает, — он чуть сузил глаза, но они сразу стали какими-то хищными. — Я, когда в твоём звании был, так не мог. А ты прям комбат.
— Скажете тоже, — я бы отмахнулся смущённо, но парта мешала. — А как вас по батюшке?
— Степан Маркович я, — ответил Горбатюк, но глаза добрее не стали.
— Жизнь — да, штука хитрая, Степан Маркович. А на войне ещё и короткая может оказаться, очень. И когда понимаешь не только это, но и то, что от твоей, короткая она там или длинная, другие зависят — слова как сами собой находятся. Я вот ни батальоном, ни отделением даже не командовал сроду. Но свою работу знаю, и книжек до войны перечитал без счёту.
Мы как раз проходили мимо кабинета, бывшего тут библиотекой, откуда бойцы капитана вытягивали шкаф с книгами. Полный.
— А-а-атставить! — опустив парту, давая мне перевести дух, скомандовал он. — Пилипенко, опять под пилоткой непорядок? Где ум-то? Кто прёт полный шкаф через всю школу… то есть госпиталь? Найти бечёвку или шпагат, увязать литературу в одинаковые стопки, унести и сложить в сухом месте. Пустой шкаф разобрать и вынести через окно!
— Есть, товарищ капитан! — отозвался потный боец.
— Вот об этом и разговор, — улыбаясь и берясь снова за парту, продолжил я. — Кто-то думает, как за одну ходку всё утащить. А кто-то — о том, что три бойца могли сорвать спины и утратить боеспособность. А это треть отделения. А если кто-то из них пулемётчик?
Горбатюк смотрел на меня внимательно, но уже без того тревожного прищура. Он не знал, что думал я о том, что было написано в мемуарах у одного полкового врача. Как спасала жизни раненых такая же литература, которую приказал сохранить капитан. Когда из страниц книг и клейстера делали лангеты, наклеивая бумагу слой за слоем, как папье-маше. В которых переломы срастались, как казалось тому доктору, быстрее, чем в гипсе, которого второй месяц не было.
— Мы в лесочке одном не так давно пацанёнка нашли. На третий день только говорить начал. У него на глазах немцы мамку повесили, а потом карабины пристреливали на ней полдня, — заговорил Степан Маркович, когда мы сели передохнуть на крыльце. Сбоку, чтобы не мешать сновавшим туда-сюда людям.
Да, кому что на ум приходит, жизнь у каждого своя, у всех разная, это точно. Помнится, читал я в детстве сборник рассказов «Никогда не забудем» о фашистских зверствах в Белоруссии. Да, такое раньше в школе читали, и имена Лёни Голикова, Марата Казея и Зины Портновой знали, и подвиги их помнили. В том сборнике было много таких историй, которые очень хотелось бы считать гадкой страшной выдумкой, фантазией душевнобольного автора. Но это было правдой, и забывать о ней было нельзя. И там, в конце своей прошлой жизни, я понял это совершенно точно, не догадываясь, что мне выпадет несчастливый случай не только понять, но и увидеть часть этой истории собственными глазами.
— Мы его в эвакопункт отправили, в тыл, с ранеными. А… — он, видимо, хотел сказать: «немцы», но почувствовал, что одним словом не ограничится, — противник по составу отбомбился. Белым днём. По красным крестам прямо.
Я молчал. Про эту войну не помнил фактов, но вот то, что за меня тому визгливому точно полагалась бы весомая премия, не успей вовремя наши, было совершенно точно. Там и дроны, и снайперы выбивали медиков первыми.
— У того парнишки, сержант, глаза были взрослые. Ему лет пять было, а смотрел так, будто полста разменял. Прав ты, быстро война учит.
Больше мы не говорили. Вынесли последнюю парту, я поблагодарил его за помощь, он отмахнулся и ушёл куда-то направо. Конечно, я вызывал тьму вопросов у дивизионной разведки, и вряд ли смог бы ответить на все так, чтобы не уехать отсюда «с концами», или пройти до ближайшей стенки. Но пока везло.

Катя сидела на табуретке у окна, пристроив на коленке растрёпанную тетрадь в клеёнчатой обложке. Коротеньким, едва ухватить, простым карандашом она сосредоточенно чертила что-то, поглядывая на окно, на дверь, на тот угол, откуда мы с капитаном вытянули первую парту. На листе был план класса, которому предстояло вот-вот стать операционной. Три окна на юг были обозначены жирными отрезками, под чертежом подпись округлым почерком: «3 окна = 3 источника света». Столы — прямоугольники у окон. Позиция ассистента слева, с пунктирной линией и пометкой «не мешать». Места для инструментальных столиков. Зона для отходов и грязного в углу. Чертёж был хороший, старательный, как в тетрадке первой ученицы в классе.
Умница, какая же умница. Она не просто слушала, а запоминала, думала, и теперь повторяет. Значит, мысль о том, что я обязан чему-то научить их здесь, в сорок первом, начала воплощаться. Я прошёл мимо и позволил себе еле заметно улыбнуться только тогда, когда она точно не могла бы меня увидеть.
И стоило этой улыбке едва коснуться моих губ, как война постучалась в двери. А ещё в стены и в оставшиеся целые окна.

Хлёсткий одиночный выстрел, за ним второй и третий, но с разных сторон. Автоматная очередь, патронов на пять, и ещё одна, длиннее. А за ней и пулемётная, от которой, кажется, задрожали стены старой школы. Крик на немецком, топот ног по просёлку, мат, снова крики, опять звон стекла где-то слева.
Подумать я не успел. Но в этот раз сами всё сделали не только руки. Влетев в класс, сдёрнул Белову с табуретки, налету передвигая ближе к угловой стене. Мы не успели даже упасть, когда оконное стекло разлетелось в брызги, одна из которых мазнула мне по уху и щеке. Следующая пуля попала в раму, которая сразу же ощетинилась острыми зубами щепок. С потолка сыпалась пыль — видимо, одна ушла с визгливым рикошетом наверх.
— В коридор! — толкнул я Катю, у которой в глазах плескался ужас. — Пригнувшись, бегом, марш!
Перепуганная, с распахнутыми глазами, медсестра, согнувшись в три погибели, добралась до двери и юркнула в коридор. Под защиту ещё одной стены. Если снаружи вдарит пулемёт, в коридоре шансов будет больше. Только если вдарит он не вдоль, от двери.
Подняв и тут же отдёрнув от зубастой рамы голову, прислонился к стене. Выхваченная зрением картина была откровенно дерьмовой. По прогону, от леса, поднимались серые фигуры, много, цепью. Судя по тому, что выстрелы звучали не только с той стороны, цепей было несколько. Окружают? Но мысль о пулемёте в коридоре покоя не давала, и я выскочил из класса, рванув ко входу.
Горбатюк стоял на одном колене у распахнутых настежь дверей. Вторая створка, открытая Рахимом, светилась пробитыми отверстиями. Вслед за каждой из коротких очередей капитана, снаружи раздавались крики и дыр в дверях становилось больше. И косяк над его головой скалился щепками ещё хуже рамы в классе, что не успел окончательно стать операционной, если не считать Катиного чертежа.
— Сержант! — Можешь в правое окошко пострелять? Попадать не обязательно, секани паскуд с другой точки, а то мне тут башки не поднять!
И он катнул по крашеным доскам школьного коридора в мою сторону автомат, который я подхватил и тут же ушёл перекатом в класс, ближний к улице. Даже не подумав про «есть, товарищ капитан» или что-то в этом духе.
В это слепое окно почему-то не стреляли. Стёкол не было, как и мешков с песком, и выглядывать пришлось гораздо осторожнее.
Немцы пёрли по улице, как на параде — во весь рост, нагло, уверенно. Сорок первый, непуганые. Но это ничего, это мы исправим. Конкретно я — прямо сейчас. Автомат на широкий подоконник. Прицел. Раз, два, три!

Три очереди, короткие, на три-четыре патрона, превратили парад в чемпионат по пряткам и чехарде на выбывание. Трое ломанули прямо сквозь плетни, ломая их и падая во дворы. Остальные брызнули врассыпную, во все стороны, укрываясь за углами хат и заборами. Двое орали, один зажимал простреленную ногу, второй — плечо. Ещё трое выбыли из чемпионата насовсем, судя по тому, как плясали подковки на каблуках их сапог. «Отстрелялся — меняй позицию!» — вспыхнули в голове слова ротного. Того, прежнего ротного из БАРСы, наука которого не раз выручала тогда. Помогла и здесь.
Я успел выкатиться в коридор, увидеть, что капитана в дверях нет, и подумать о том, что надо бы блокировать вход самому, как за спиной шарахнуло.
Повезло, что тело само уже сдвинулось в сторону дверей, поэтому осколки, вылетевшие из того кабинета, из которого за миг до этого вылетел и я, достались стене напротив, а не моей спине. Но по голове приложило так, что мозги будто обиженно булькнули в черепе, а в ушах повис тот самый мерзкий писк, сквозь который не слышно ни своих, ни, что самое поганое, чужих.
«Продувшись», выдохнув с силой, зажав ноздри, выглянул из-за косяка, как только что Степан Маркович. И увидел его самого, бежавшего в сторону улицы через школьный двор. Автомат в его руках смотрел магазином не вниз, а влево, и гильзы отлетали под ноги. Очередь, ушедшая в сторону провала в плетне напротив, отозвалась визгом. Похоже, сидел кто-то там. Теперь лежит.
Слева над кустом, кажется, смородины, показалась серая каска. И я, не задумываясь, высадил в куст пяток патронов, не жалея. Каска тоже легла, а дрожь листьев дала понять, что и этот из чемпионата по пряткам на выживание выбыл, проиграл.
Горбатюк крутанулся на пятке, как танцор балета, среагировав на звук вражеского оружия с тыла, но признал меня, завершил оборот и стрельнул куда-то вдоль по улице, садясь и подбирая с уличной пыли карабин, закидывая за плечо и продолжая движение. Он на наших парней-шутрмовиков походил один в один: скупые выверенные движения, зрение на триста шестьдесят и плюс десять к меткости. Что означали эти «плюс десять», я у парней не спрашивал. Меня радовало то, что самого меня они звали «плюс сто к выживаемости». Там я не потерял ни одного.

Бой шёл не больше получаса, как показали часы, чудом не побитые осколками в коридоре. Их там повесил золотой парень-Рахим, по моей просьбе. Отмечать время наложения жгута, каждый раз дёргая запястьем и через раз стирая с циферблата наручных часов чужую кровь — так себе удовольствие, то ли дело просто глаза поднять.
Полчаса показались вечностью, и, кажется, не мне одному. Катя со второй сестрой, Марусей, умывала холодной колодезной водой третью, Галю. Та тряслась и икала, пуская слюни и размазывая сопли, до которых никому не было никакого дела. По деревне слышалась злая перекличка бойцов, наших, судя по родным словам, на которые тоже вряд ли кто-то обращал внимание. И раздавались редкие выстрелы, но уже со стороны восточной околицы, ближе к лесу.
Я прошёл по коридору, заглядывая в палаты-классы. Кроме той несчастливой операционной, в которой было так трудно шить, а потом стало трудно и жить из-за гранаты, всё было почти целеньким. Только стёкол со стороны улицы не было теперь ни одного, Евсеич начал было жаловаться на это, но напоролся на мой взгляд и пропал, как фокусник: был — и нету. А потом я добрался до крайнего класса по правую руку. Там была «десятка», десятая палата по плану Загорского. Теперь там не было ничего, даже стены.
Граната, а скорее связка гранат, превратила комнату в жуткую смесь печки и могилы. И бойни. Полчаса назад тут лежали трое. Теперь здесь некого было даже похоронить в открытом гробу. Стена выпала наружу, осколки и их рикошеты превратили палату в чашу блендера, неизвестного, наверное, в сороковых годах. Я прислонил ладонь к косяку, будто стараясь удержать равновесие. Взгляд упал на обрывок резиновой трубки-дренажа. Значит, это — тот боец. Которого я вчера прооперировал, и который дышал, жил, встал бы на ноги через неделю-другую, а через месяц или два был бы в строю. А теперь его не было. Ладонь моя прихлопнула по дверному косяку. Он скрипнул и отвалился, упав на то, что полчаса назад было моим первым в этой жизни спасённым пациентом.
— Сука… Да как же так⁈ — рука стучала по стене, на которой не было косяка. Странно, обычно я себе такого не позволял, берёг руки.
— Я для этого, что ли, спасал его⁈ Твари фашистские! Паскуды!

Наверное, это была реакция «нового» тела. Молодого тела санинструктора, пережившего только что первый бой и контузию. Мозг старого врача считал именно так. Но телу, кажется, было всё равно. Пошёл «откат», и оно устраивало ту послебоевую истерику, которая гораздо страшнее женских и детских. Потому что от мужика, тем более бойца или врача, её никто никогда не ждёт. Сбивчивые крики и удары в стену, какие-то глупые слова, как в том кино про двери в царское помещение, которые ставили не для того, чтобы их сносили. Глупо, бессмысленно, и от этого ещё более страшно.
— А-а-атставить, сержант! — голос Горбатюка и хлопок широкой ладони по спине сработали примерно одинаково — как доской перетянули вдоль хребта и туловище, и душу. — Кому поможешь криком? Иди отсюда, тут твоих больных нету. А раненых сейчас начнут сносить на эту вашу, как её…
Он точно знал, «как её», но проверял меня, запуская мозги и память заново. И ему удалось.
— Сортировку. Спасибо, Степан Маркович. Виноват.
Последнее слово вырвалось тоже как-то без участия мозга.
— Иди на пост, сержант! Виноватиться потом будем, как время появится свободное. Почти два взвода немцев приголубили, некогда виниться. И за выстрел тот в кусты — спасибо, не видел я его, падлы.
— Служу Советскому Союзу! — это тоже автоматически.
— Правильно служишь, всем бы так. Иди давай, там тебя люди ждут, — и он прямо за плечи повернул меня ко входу. Там расстилали брезент, сметая из-под него осколки стекла, щепки, пыль и обломки кирпича. Люди работали, пока я тут бился в стену. Стыд-то какой.
Я едва не бегом рванул туда. Катя держала в руках халат, глядя на меня так, что лет сорок тому назад я бы точно покраснел. Напротив неё стоял Пётр Семёнович, уже в халате, вглядываясь куда-то за двери.
— Надо же, живой. Не железный, не каменный — живой, — едва слышно, себе под нос пробормотал Горбатюк, шагая вслед за мной.

Глава 5
Готовность

Про то, что почти сотне фашистов противостояло неполных три десятка красноармейцев, я узнал позже. Про то, сколько осталось в живых и в строю из тех неполных трёх десятков — гораздо раньше.
В Перегоновке поднимался вой. Причитали бабы, плакали дети, орали даже коровы, добавляя и без того тревожной атмосфере какого-то уж и вовсе инфернального накала. Но до того, что творилось за стенами госпиталя, мне привычно не было дела. Моя работа была здесь, её было много, и её продолжали подносить. Брезент, расстеленный и на крыльце, заполнился быстро. В коридоре же, даже с учётом всех моих недавних нововведений, сразу стало тесновато.
Ребята-санитары работали на загляденье. Через какое-то незначительное, кажется, время мне даже не приходилось открывать рта — я жестом указывал или на ближнюю перевязочную, или на палату, или на операционную, в которую прямо сейчас, вместе с «тяжёлыми», заносили столы. Там руководил Пётр Семёнович, ставший внезапно собранным и молчаливым ещё сильнее, чем был до этого. Работы хватало всем. Девчата со жгутами, Пал Палыч, от которого, как ни странно, почти не пахло перегаром, со шприцами — все выполняли команды старого тактического медика. Которые кратко выдавал молодой санинструктор. И уверенность моя сперва пугала, потом завораживала, а потом снова пугала. Они смотрели на то, как летали мои руки, едва не забывая о том, что должны были делать их собственные. И всех явно удивляла скорость сортировки, для начала войны не свойственная совершенно. Но мне зачастую хватало взгляда, чтобы дать отмашку санитарам или сёстрам.
Сквозное предплечья. Кисть уже синеет, а кровотечение всё равно есть. Кто ж затягивает жгут под локтем, где некоторые сосуды между локтевой и лучевой костями? Перевязать жгут над суставом, этот лёгкий, его — туда.
Кровавые пузыри на губах, зрачок реагирует, пульс есть, дыхание частое, «собачье», левое лёгкое не участвует. Пневмоторакс, давящую повязку с клеёнкой, к тяжёлым — туда.
В глазах коллег всё чаще мелькали непонимание и что-то, похожее на суеверный страх. Каждый и каждая из них помнили осмотры Загорского: размеренные, обстоятельные, хоть и казавшиеся тогда вполне оперативными. Здесь же было что-то немыслимое, без цоканья языком, без размышлений вслух. Молодой сержант будто лаял, раздавая поручения, коротко, отрывисто, так, словно каждая лишняя фраза, сказанная им, могла стоить кому-то жизни. И он берёг слова на тот случай, когда в них будет нужда и смысл. А пока его понимали по жестам рук, покрытых чужой кровью выше локтей, по движениям глаз и век — смысла в лишних разговорах не было. И все замирали и замолкали, стоило ему качнуть чуть вверх окровавленным пальцем, требуя тишины, когда он выслушивал дыхание очередного раненого. Перевязочные, операционные и палаты заполнялись, а поток всё не прекращался.

— Катя, этого в перевязочную. Осколочное правой голени, пулевое сквозное левого плеча. Время наложения жгутов не забудьте, — и раненый отъехал влево от меня, повинуясь крепким рукам санитаров. А его место занял следующий.
Темноволосый, молодой, наверное, и двадцати нет. Взгляд… я видел такой взгляд не раз, такое не забывается. Дыхание даже не собачье, а будто заячье. Под левой ключицей входное отверстие пулевого ранения. Осторожно повернув, увидел и выходное. Зрачки во всю радужку, и на свет реакции нет.
— Этого на улицу. Дальше, — слова дались тяжело, но вариантов не было.
— Как на улицу? Он дышит же! — высоким голосом переспросил веснушчатый санитар, которого вчера представили, как Анатолия. И тут же ахнул, получив подзатыльник, а потом, кажется, и пинок от Рахима, который подносил следующего раненого, взрослого бойца с головой, покрытой кровью настолько, что казалось, будто с него сняли кожу.
Катя, вернувшаяся из палаты, замерла, глядя на то, как ребята выносили темноволосого. На то, как начинали подрагивать его ноги в обмотках, цепляя расщёплённый пулями и уже во многих местах заляпанный кровью дверной косяк. Цепляя так, точно тело отказывалось уходить. Она слушала и делала то, что слышала, то, что я говорил, но глаза её то и дело скользили туда, куда вынесли бойца. Который ещё дышал, хоть и был мёртвым.
Это — самое трудное, пожалуй: научиться запрещать себе бросаться на помощь всем и каждому. Принимать ответственность за то, что темноволосых и блондинов, молодых и в возрасте уносили под яблони во двор. Зная, что здесь — полковой медпункт, а не морг. Здесь — место для живых.
— Катя, — еле слышно сказал я — Мы не поможем всем.
Она дёрнулась, будто я заорал ей на ухо. Или это от крика с улицы?
— Кто поймёт это быстрее, тому повезёт. Кто не поймёт — сойдёт с ума. Этого обезболить и в третью. Время наложения жгута я указал. Выполняйте.
Уж не знаю, что она увидела в моих глазах, но в себя, кажется, пришла. Всегда так бывает, главное — не давать себе долго думать о плохом, занять себя работой. А работы у нас хватало. Да, она, скорее всего, поплачет ночью. Может, и не только этой. Но ничего большего я для неё сейчас сделать не смогу, такие решения человек может прнимать только сам. И выбор невелик — либо прочь из медицины, либо стать одним из нас. Из тех, у кого во взглядах нет ни жестокости, ни страха, ни сомнений. Только усталость и иногда грусть того, кто точно знает цену жизни.

В дверь, едва не столкнувшись с Рахимом и Толей, выносивших под яблони следующего, влетели двое бойцов, а следом за ними — Горбатюк. На руках у них был немец в форме, кажется, обер-лейтенанта. В коридоре зазвучал нарастающий гул. Лёгкие и, кажется, даже тяжёлые смотрели на врага, как… ну да, как на врага. Как на того, кто пришёл сюда убивать и грабить, топтать родную землю, кто бомбил санитарные поезда с детьми.
— Сержант! — рявкнул капитан, перекрывая гвалт. — Этого в первую очередь!
Я не пошевелился. Вернее, продолжал двигаться, но точно не в сторону немца. Под руками у меня сейчас лежал парень с почти полностью оторванной левой рукой, и я только что, после жгута и зажимов, понял, что это был тот самый лейтенант, что встречал нас вчера у околицы. Тот, кто так ждал врача. Кровотечение почти прекратилось, но осколки кости и грязь в ране оставались и были там лишними.
— Оглох, сержант⁈ — Степан Маркович явно не любил повторять команды. Его ливановский хриплый бас-баритон переходил в рычание.
— Тут я решаю, кого в первую, — а вот мой голос больше напоминал скрип. Что-то среднее, между натягиваемой резиной жгута и тем, как скрипят воздушные пузырьки в тканях при ранении плевральной полости.
— Ты охренел, сержант⁈ — Горбатюк, казалось, сейчас начнёт стрелять.
Я кивнул подоспевшему Рахиму на лейтенанта:
— Передай Пал Палычу, чтоб готовил ампутацию, как только Пётр Семёнович освободится. Парни, не спим, вон того давайте. Охренел, товарищ капитан, виноват.
И сказано всё это было одним и тем же скрипучим, как старые половицы, голосом. Которого от молодого парня вряд ли ожидали. Как, наверное, не ждали и этих слов, и этого темпа работы. Но его, этот невозможный темп, оценить могли не все. А повторить не мог вообще никто.
— У меня тут не все до рассвета дотянут, Степан Маркович. Ваш дотянет. Орлы, не спать, я сказал!

Скрип перешёл в скрежет, прямо по нервам, и от него опомнились те, кто замер, слушая нас. Разговор капитана разведки и сержанта медицинской службы, нарушавший Устав и субординацию, основу военной службы. Прямое невыполнение приказа — прямая дорога под трибунал. Люди вспомнили о том, что были не только военными, но и медиками: санитары подхватили носилки, сёстры продолжили накладывать повязки и вводить препараты, Пал Палыч, бурча что-то неразборчиво, поспешил к операционной вслед за потерявшим сознание лейтенантом. Движение, выстроенное, выверенное и чёткой, восстановилось, механизм продолжал работать.
Горбатюк, хмурый, злой и привычно нервный после боя, смотрел на меня ещё несколько секунд. Я не видел, но чувствовал его тяжёлый взгляд, осматривая следующего. Он понимал, что бить, расстреливать и даже просто отвлекать меня сейчас, не было никакого смысла.
— Куда его? — спросил Степан Маркович тише, почти мирно, кивнув на обер-лейтенанта, которого продолжали удерживать бойцы.
— В восьмую. С конвоем, раз важный такой. Из своих никого отдать не могу, товарищ капитан, извините.

Он молча кивнул сперва мне, а потом своим, и они понесли немца в восьмую палату, ближнюю к той, разрушенной взрывом, где молодой сержант совсем недавно колотил в стену. На двери той палаты, как и на всех остальных, не снятых с петель, были крупные заметные цифры, намалёванные, судя по запаху, дёгтем. Промахнуться мимо нужной зрячему было невозможно при всём желании. А ещё капитан почувствовал, что крови на брезенте, выстилавшем начало коридора, было столько, что сапог скользил, как по мокрой глине. И в этой крови стоял тот самый молодой сержант, делая свою работу так, что даже старый пьяница Сироткин, повидавший всякого, смотрел на него едва ли не с восхищением. Руки Николина порхали над очередным раненым, как у дирижёра, которого Горбатюк однажды видел в Ленинграде, в филармонии, перед самой войной. Тот дирижёр был важным, седовласым, в каком-то длинном пиджаке, в белых перчатках и с палочкой. Этот — с коротким ёжиком тёмно-русых волос, невидимым под белой шапочкой, покрытой красными и бурыми брызгами и пятнами. И в руках у него менялись, как фигурки на карусели или картинки в калейдоскопе, зажимы.

Сироткин, выходящий спешным шагом из операционной, негромко сказал:
— Вы простите его, товарищ капитан. Но прав Николин, у лейтенанта сочетанная травма, кровопотеря большая. Тех, кому помощь гораздо быстрее надо оказать, чем немцу этому, здесь много.
Горбатюк кивнул, снова молча, без лишних разговоров. Потому что и сам это понял чуть раньше. Признавая за сержантом право командовать и принимать решения на этом, вверенном ему участке. Видя то, что ответственность за этот участок и всех, кто на него попадает, сержант уже принял.
В классах деревенской школы, превратившихся в палаты полкового медпункта, горели керосиновые лампы, и тусклого света едва хватало, чтобы различать лица раненых.
Я закончил операцию и сидел на ступеньках крыльца. Прогоняя снова и снова в голове картинки проделанной работы, как привык — бывало, что эта привычка очень помогала. Не мне, а тем, кто отходил от наркоза, приходил в себя, возвращался к жизни. Вспомнился тот короткий разговор с Катей, о том, что всех мы не спасём.
— Тебе поспать бы, сержант, — негромко сказала ночь голосом Горбатюка. И он появился из темноты, как призрак — будто тьма стала гуще и плотнее.
— Двенадцать человек прооперировали, — сказал я, глядя перед собой, когда он уселся рядом. — Девять погибших. Семеро до стола, двое после. Остальные пока стабильны. Радистка в сознание пришла, всё рацию просила.
— Она на ключе работать сможет? — помолчав, спросил капитан.
— Завтра вряд ли. Послезавтра, если недолго, с перерывами — крови много потеряла, а у нас даже физраствора почти не осталось…
— Паша сказал — будет тебя к награде рекомендовать, — после паузы произнёс он.
Пашей оказался майор, которому пришлось ампутировать правую ногу, тот самый, которого доставили не «до двери», а на двери, обложенного сеном. Их фельдшера, санинструкторов и медсестёр убили немцы, занявшие деревню, и его вместе с остальными выжившими, кого удалось вытащить в лес, отправляли, снарядив, как смогли, простые бойцы. Нет, не простые. Те, кто остались прикрывать отход раненых. Бессмертные герои.
— Награды сейчас без надобности, Степан Маркович. Сейчас бинты нужны, кровь, нитки, лекарства. Чего ни хватись — ничего нету, — я продолжал смотреть в ночь. — В товарище майоре крови меньше половины осталось. Даже если прямое переливание начать — не факт, что вытянем. А он много кому живым нужен — семье, бойцам, партии… Девчушке той…
— Завхоз же, вроде как, ревизию провёл, — он молчал гораздо дольше, будто подбирая слова. И решил, видимо, пошутить, хоть и невесело. — Говорят, все до единой штакетины в заборах пересчитал. Если не врёт.
— Штакетины — это хорошо. Если бы у майора нога была не верёвками примотана, а между двух досок ехала, он бы на двух ходить мог. А тут, сами видели — осколки кости перебили сосуды, ткани, нерв…
— Видел. Работёнка у вас, конечно, — с уважением, кажется, кивнул капитан разведки.
— Обычная, как у всех. Только вот что вам без патронов воевать — беда, что нам без ниток с иголками шить. По тому списку, что Евсеич принёс, мне два дня работать осталось, потом закончится всё. Это если больше никого не привезут, и из лесу никто не полезет.
Мы оба одновременно повернули головы и прислушались. Лес, невидимый в ночи, стоял молча. Но то, что в нём было…
— Степан Маркович! До обоза же так и не сходили! — я аж подскочил. — Там были ящики с растворами Петрова, это то, что нужно! Гаврила в тот раз не дал взять, и так увешались, как ёлки…
— Немчуры там полный лес, сержант. Это я тебе точно говорю. И делать там нечего, — как-то даже зло ответил он.
— Но ваши… — начал было я, но он перебил.
— Мои, Ваня, мои. То, что мы сегодняшнюю атаку отбили — хорошо. Но ты вот считал недавно… я тоже считать умею. И понимаю, что бойцов у меня на то, чтобы удержать госпиталь, если немец попрёт, нету, и взять мне их негде. И даже связи нет.
— А рация?
— Рация есть, хорошая, новая, — горько кивнул он, — но из тех, кто умел на ней работать, никого не осталось.

Мы сидели молча. Говорить было как-то не о чем. Дивизионная разведка без связи и полковой медпункт без лекарств и инвентаря. В середине августа сорок первого года. В тридцати километрах от Умани, попавшей в окружение, против группы армий «Юг» Вермахта, подмявшего всю Европу.
— Я схожу, товарищ капитан, — мои слова упали в ночь, но будто бы повисли в темноте.
— Переутомился, сержант? — покосился на меня Горбатюк.
— Есть немного, но это делу не поможет и к нему не относится, — повернулся я к нему. — Хотя бы одного-двух бойцов Тимофеевских сможете выделить? Я бы с Сироткиным пошёл, но его по запаху немец учует. И прикуривать с ним рядом опасно.
Капитан негромко рассмеялся, но по глазам было видно, что продолжал думать. И я надавил:
— Мы сходим тихо, как оттуда пришли — так и туда, дорога-то знакомая и мне, и им тем более. Если дозоры или секреты заметим — развернёмся. Кровью же сердце обливается, когда вспомню, сколько там всего врагу осталось.
Разумная рачительность и бережливость на грани с откровенной жадностью к своему добру в армии была понятна всем и всегда. Судя по тому, как запыхтел Горбатюк, ему эти чувства тоже были близки.
— А раненых лечить-готовить к эвакуации кто будет? — строго спросил он.
— А если нечем — то всё равно, товарищ капитан. Подорожник на ранку прилепить любой сможет, а оперировать с пустыми руками не может никто, — уверенный взгляд, честное лицо и абсолютная правда в словах, хоть и горькая. С этим набором всегда очень трудно спорить.
— Авантюра, — пробурчал он. Но по тону было понятно, что запрещать и не собирался, просто обдумывал ситуацию, стараясь найти лучшее решение.
— Туда сходить — авантюра, тут сидеть без ничего — даже не самоубийство, а ещё хуже. Убийство боевых товарищей получается, — выдал я последний аргумент.
— Давай так, сержант: завтра пусть радистка нам связь попробует дать со штабом. Может, достучится. От этого и плясать будем, — решил капитан. И сказано это было таким тоном, что спорить было бы глупо. Но я и не собирался. Потому что из всех, наверное, людей на планете один-единственный знал о том, что контрнаступления не будет. И что фронт будет ползти на восток ещё долго.
— Есть, товарищ капитан! Спасибо, Степан Маркович, — улыбнулся я.
— Не за что пока, сержант. Пойду-ка обер-лейтенанта проведаю. Глядишь, что интересного расскажет, помимо того, что на картах его занимательных мы нашли, — поднимаясь, сказал Горбатюк. — А ты иди отдохни. Завтра день долгим будет.
Если бы мне тогда только знать, насколько…

Глава 6
Лесные сестры

Глаза Светланы при виде рации расширились так, что едва не стали больше круглых стёкол очков. Без них она очень плохо видела, сама сказала про близорукость «минус пять». По старой памяти я помнил, что с таким показателем можно было читать, писать, смотреть в смартфон, только с расстояния сантиметров двадцати. Всё остальное виделось расплывчато, пятнами, чем дальше — тем хуже. Знакомых можно было узнать только по силуэту или голосу. Когда у меня стало садиться зрение, я зашёл в клинике в офтальмологию, лёг, полежал и вышел через несколько минут. Покапав какое-то время капли, забыл о том, что совсем недавно приходилось щуриться или оттягивать веко, «наводя фокус». Здесь до таких технологий ещё лет семьдесят.
Горбатюк велел притащить прибор, как только услышал, что «можно». Сегодня Горелик чувствовала себя значительно лучше, хоть и была бледной и слабой после кровопотери. Бойцы бережно втащили сперва низкий сундук, а потом торжественно внесли и установили на него саму рацию и «батарейку» к ней. Которая весила больше рации. Всё капитальное, обстоятельное, тяжёлое и тёмно-зелёное, как и положено в войсках.
— Антенна есть? — был первый вопрос радистки.
Я хмыкнул, вспомнив не ко времени старый анекдот, где Чапаев спрашивал Петьку, что тот делал на крыше. «Антенну натягиваю, Василий Иванович!» — ответил ординарец великого красного начдива. «Ну и имена у баб пошли» — подкрутив ус, крякнул тот. Но бойцы и даже, кажется, Степан Маркович, этого не заметили.
— Там проволока, штырь и трубки есть, — сообщил тот, кто утирал пот, поставив «батарейку» рядом с передатчиком.
— Трубки — это мачта, её надо наверх поднять! Можно вдоль угла здания или у дерева закрепить. Проволока — это диполь, её надо параллельно земле растянуть по длине, — близорукие глаза светились и горели. Про красноармейцев я бы такого не сказал. Им, от радиодела явно далёким, эта лекция давалась тяжеловато. Надо было помогать.
— Орлы, — привлёк я внимание. — Трубки одну в другую надо воткнуть, «папу в маму», чтоб длинная палка получилась. Присобачить к школе снаружи, под коньком. По коньку расстелить проволоку по всей длине, насколько хватит. И не навернуться оттуда чтоб мне, понятно? Кто свалится — пусть даже не плачется мне, у меня гипса нету и шина предпоследняя — вот!
Я указал на ногу младшего сержанта Горелик, что слушала мой перевод, открыв рот. Став смотреться совсем уж маленькой девочкой, от чего лицо Горбатюка посмурнело.
— Товарищ военврач правильно сказал! Только нужно сперва на верхнее колено звёздочку закрепить. И оттяжки с противовесом глубоко в землю вбить. А ещё массу и антенну не перепутать. Давайте, я нарисую и подпишу.
Она дёрнулась было, но я положил одну руку ей на плечо, а вторую на конструкцию из досок вокруг ноги.
— Не надо двигаться, товарищ младший сержант. И я не военврач, я — санинструктор, — спокойный, уверенный голос прижал её, кажется, сильнее, чем мои ладони.
Она взяла предложенный мной огрызок карандаша, тетрадный листок и моток чёрной тряпочной изоленты. Быстро набросала схему установки антенной мачты, с оттяжками и противовесами, о которых я и не знал. Осторожно отделила два клочка бумаги от свободного места на листе, написала на них буквы «А» и «М», поднесла поближе к лицу, уверяясь, что они отличаются настолько, что и военный не перепутает, и прилепила к каким-то проводам, которые начала двигать. Медленно, под моим присмотром, повернувшись чуть набок, ближе к сундуку и рации.
Работала она быстро, как на зачёте: выверенные действия и точное понимание того, что делает. Я в этих чёрных бакелитовых ручках, тумблерах, кнопках и реле ничего не понимал. Мне даже буквы особенно ничего не говорили, кроме родных «вкл» и «выкл». Остальные, вроде «линия», «накал» и особенно «свет», тоже оставались загадками.
— Хорошо работает, — негромко сказал капитан
— Специалист, — согласился я.
— Таким надо в радиокружке при станции юных техников работать. А не под пулями в деревянных сапогах, — ещё тише продолжил он. Я только кивнул, потому что согласен был полностью.
— А эта штука на ноге — шина, да? Как баллон на полуторке называют?
Я снова кивнул. И добавил, повторяя уже сказанное чуть раньше:
— Предпоследняя.
— Ты не дави мне на мозоль, сержант. Уговорились же, — отмахнулся он, заставив Загорского, стоявшего чуть дальше к двери, вскинуть в удивлении брови.
Пётр Семёнович, как начальник медпункта, обязан был присутствовать при сеансе связи по каким-то правилам и инструкциям. А к двери ближе стоял для того, чтобы по первому зову выбежать, как велел врачебный долг. Этот краткий разговор между странным сержантом и начальником разведки дивизии его явно удивил.

Телефонной трубки в комплекте не было. Вернее, была, но что-то, скорее всего осколок, превратило её в груду обломков, часть из которых была покрыта засохшей кровью прежнего оператора передатчика. Горелик посмотрела на них, сглотнула тяжело и потянулсь за ключом. Мы, взрослые мужчины, врачи и воины, смотрели за тем, как внимательно и уверенно она управлялась с рацией. Маленькая, хрупкая девочка в смешных очках.
— А как далеко добьёт? — только и спросил Горбатюк.
— Согласно инструкции РБМ-1, оснащённая мачтой-антенной, обеспечивает дальность телефонной связи — тридцать километров, телеграфной — пятьдесят километров, товарищ капитан, — собранно, по-курсантски отрапортовала Светлана, не прекращая работать.
Степан Маркович только кивнул и переглянулся с Загорским. То, что место умных и ответственных девушек — точно не война и не госпиталь, читалось на их лицах совершенно отчётливо. Как и на моём, наверное.
Мы помогали, чем могли: переносили и двигали сундук с рацией, отнесли кровать вместе с раненой ближе к окну, сдвинув другие, когда выяснилось, что длины провода не хватает. И ждали. Так ждали, наверное, все люди Советского Союза новостей от чёрных тарелок репродукторов, висевших на столбах и зданиях: стоя и глядя на карболитовые или бумажные круги с надеждой. Здесь, в полковом медпункте деревни Перегоновка, так же смотрели на Свету Горелик, колдовавшую над зелёными ящиками, один из которых едва слышно гудел. Что-то хрипело и щёлкало в наушниках, от особенно громких звуков радистка морщилась, но работы не прерывала.
— Я проверю основные частоты, буду пробовать поймать сигналы. Нужна тишина, — коротко сказала она.
И по госпиталю, по зданию старой школы и по двору, словно волна прокатилась: слова «Тишина!» и «Тихо!», или просто звук «Тш-ш-ш!» разошлись от палаты кругами по воде. И стало ещё тревожнее. Госпиталь не просто затих, а будто бы вымер.
Света встрепенулась и беззвучно айкнула, поймав одновременно сигнал и резкую боль в ноге от неосознанного движения. И начала отстукивать на ключе, так же чётко и быстро.
Мы с капитаном и военврачом стояли тихо и смотрели не отрываясь за тонкими пальцами. Я поймал себя на мысли о том, что звук «морзянки» казался одновременно каким-то острым, механическим и неживым. И в то же время напоминал детский стук в огромную закрытую дверь, сперва нерешительный, а после настойчивый, отчаянный. Я азбуку Морзе не знал, кроме сигнала SOS, три точки — три тире — три точки. Но по тому, как замер Горбатюк, было ясно, что он следил за каждым символом, иногда еле уловимо кивая.
— На основных частотах тишина. На одной из резервных, кажется, кто-то есть на приёме. Запрос ушёл, — отчиталась Светлана, отводя пальцы от ключа. Они чуть заметно дрожали.
— Отличная работа, младший сержант. Теперь ждём, — похвалил капитан.

И время словно перестало течь вокруг нас, или замедлилось настолько, что каждая секунда ожидания была совершенно нестерпимой.
Загорский вздохнул и переступил с ноги на ногу. Кто-то за окном ходил по двору, и шаги были осторожными, почти неслышными, потому что и снаружи понимали, что здесь, в палате-классе, очень ждали очень важных известий. Наверное, те расходившиеся круги тишины уже накрыли всю деревню — не мычала, не хрюкала скотина, и даже петухи, кажется, прислушивались. Время тянулось.
Пять минут. Десять.
Радость, какой-то даже детский восторг, который была на лицах в начале — чувство детского счастья и надежды от того, что рация есть, что антенна поднята, что сигнал уходит, — начинал сменяться чем-то другим. Тяжёлым и растущим страхом этой тишины в эфире. Я видел, как опускались плечи у военврача и капитана.
Выждав отведённое время, отследив до ужаса медленную секундную стрелку на наручных часах Горбатюка, которые он снял и положил рядом с телеграфным ключом, Светлана прерывисто вздохнула и отбила повторный запрос. Я смотрел на её затылок и на тонкую шею под наушниками, и думал о том, что единственный из всех здесь, пусть и примерно, но знал будущий ответ. Если он придёт.
Так бывает, когда ставишь страшный диагноз. Больной ещё не знает, он верит и надеется, он ждёт чуда. А ты думаешь, как подобрать слова. И где-то очень глубоко в душе тоже надеешься на то, что придут новые анализы, что на свежих снимках будет видно что-то другое, светлое, здоровое. Так же надеешься на чудо. Со мной такого не бывало уже очень давно. Врачи в чудеса верить перестают быстро.
Вдруг Света вздрогнула и айкнула, снова потревожив ногу. В наушниках у ней что-то затрещало. Она прикрыла было приоткрывшийся рот левой рукой, но тут же отдёрнула её, расправляя на картонной обложке тетради, что лежала у неё на животе, чистый тетрадный лист. Подхватила карандаш и начала писать.
Я смотрел не на буквы и слова, а на её пальцы. И они, кажется, сами говорили мне всё, что донёс до нас эфир августа сорок первого, раньше, чем она дописала последнее слово.
Карандаш двигался ровно. Потом замедлился. Потом снова ускорился. Светлана писала, закусив нижнюю губу, как тогда, когда мы несли её через кишащий фашистами лес. Только теперь не выдержала, всхлипнула. Первая слеза скатилась по щеке, вторая обогнула крыло носа и смешалась с капельками пота над верхней губой радистки. Подбородок её плясал, когда она сложила листок пополам, скрывая написанное, и передала, подняв руку, капитану.
Степан Маркович принял, сделал три шага в дальний угол палаты. Развернул и прочитал. Взглядом пригласил Загорского ближе и передал листок ему. Тот читал гораздо медленнее, постоянно поднимая глаза на Горбатюка, стоявшего с деревянным лицом. Пётр Семёнович кивнул на меня, и капитан, чуть подумав, кивнул в ответ. Военврач протянул листок теперь и мне.
Почерк у Горелик был детским, круглым, старательным, с ровным наклоном вправо, как учат в начальных классах. Текст был короткий.
«Вы на территории противника. Снабжения не будет. Отходить к Полтаве».
И подпись: позывной, дата, время приёма.
Я сложил листок аккуратно, по линии сгиба, и вернул Горбатюку.

Света лежала на высоких подушках и не плакала — слёзы просто лились сами по себе, без рыданий, без движения. Наушники съехали с головы и висели на шее. И молчали, как и каждый в палате.
— Но как же!.. — вскрик её резанул по ушам, хотя не был громким, а просто неожиданным. И младший сержант потеряла сознание.
— Пал Палыч, нашатырь! — отчётливо скомандовал я в сторону коридора. В дверь уже забегала Катя, и флакон с нашатырным спиртом был у неё. Сироткин заглядывал следом с виноватым видом — не успел.
— Вот тебе и новости, сержант, — проговорил Горбатюк. Шагнул к окну и громко отдал команду кому-то снаружи, — Тимофеева ко мне!
Оттуда раздался топот, тут же, без пауз и «Есть, товарищ капитан!». Наверное, лицо Степана Марковича в окне, рядом с установленной мачтой радиопередатчика, само давало понять: времени мало.

В учительской сидели вчетвером: Горбатюк, я, Тимофеев и Загорский. Гаврила появился так быстро, будто на крыльце скучал, дожидаясь вызова. Пётр Семёнович сидел на краю стула, опустив ладони между колен. Капитан стоял у доски с видом строгого учителя. Строгого и злого, но не на своих нерадивых учеников, а на всю жизнь в целом. Я сидел на лавке у стены, за моей спиной половину окна закрывали мешки с песком и землёй.
Степан Маркович изложил ситуацию кратко, по-военному: снабжения не будет, медикаменты и инвентарь на исходе. Раненые могут прибыть в любую минуту. Выход он видит один — добраться до остатков обоза, обнаруженных ранее, и пополнить запасы из них. О том, чья была идея, не сказал.
Загорский не реагировал. То ли персонального вопроса ожидая, то ли не имея возможности спорить со сказанным — он и сам видел и знал то, о чём шла речь. Тимофеев тоже молчал, принимая боевую задачу от командира. Мне говорить вообще было не с руки, чтоб не спугнуть шанс на удачу. То, что Горбатюку было прямо физически тяжело принимать такое решение, я видел совершенно отчётливо.
— Состав группы? — он перевёл взгляд на Гаврилу.
— Я, Костырев и Митрохин, товарищ капитан, — ответил тот.
— С вами отправится сержант Николин, — почти что сквозь зубы протащил эти слова Горбатюк, с трудом.
— Есть, товарищ капитан, — отозвался Трофимов. Видимо, хорошо знавший Степана Марковича.
— При малейшей угрозе обнаружения — немедленный отход. В перестрелки не вступать. К отрядам противника не приближаться. Цель — доставить медикаменты с обоза. Задача — вернуться живыми и с грузом.
— Так точно, товарищ капитан.
— Выход группе в половине первого ночи. Всем отдохнуть и подготовиться. Разойтись, — привычно, наверное, завершил Горбатюк.
Тимофеев поднялся и вышел в коридор. Пётр Семёнович, тяжко вздохнув, ушёл следом. Я, проходя мимо капитана, протянул ладонь:
— Спасибо, Степан Маркович.
— Проследи там за бойцами, сержант. Не давай Гавриле увлекаться, знаю я его, — невесело хмыкнул он, пожимая мне руку.
Я кивнул. И вышел в коридор. До обеда было ещё около часа, нужно было многое сделать. В плане на сегодня стояло семь операций.

Выходили в непроглядную глухую ночь. Поспать удалось почти целый час, так что силы были, а то, что рот рвала зевота — ну так это пройдёт. Натерев уши ладонями так, что в них запульсировала кровь, я спустился с крыльца госпиталя.
— Здоро́во. Мы тут, — сказала тишина справа голосом Гаврилы, едва не заставив подпрыгнуть. Но адреналин был только кстати, зевать я перестал почти сразу.
Костыревым и Митрохиным оказались Палыч, боец постарше, что нёс на плащ-палатке радистку, и Саня, которому я тогда почистил рану на голове и наложил швы. Мы пожали руки, Трофимов выдал мне что-то вроде накидки из серой холстины, на которой были кое-где нашиты веточки и пучки травы. Ткань была тёмной, то ли углём натёртой, то ли здешним щедрым чернозёмом, но посторонних запахов не издавала. Я пристроил её на плечи, поблагодарив за помощь Палыча. И мы ушли в лес.
Безлунная ночь с облаками, которые натянуло под вечер, была идеальной, наверное. Родные земля под ногами и небо над головами играли за нас. Переставлять ноги, плавно перемещая вес, я умел и в прошлой жизни, поэтому пару раз ловил взгляд Гаврилы, в котором была, кажется, даже какая-то благодарность за то, что я не выдавал группы, хрустя ветками, как кабан в лесу. О том, какие напутствия по поводу меня ему выдал Горбатюк, я старался не думать.

Палыч — Иван Павлович Костырев, охотник с Зауралья лет пятидесяти, скользнул под деревья первым, пропав в темноте на втором или третьем шаге. Мы шли неспешно, вроде бы, но довольно быстро, судя по тем поворотам и ориентирам, что я отложил в памяти по пути к Перегоновке. Гаврила время от времени клал мне ладонь на плечо, предупреждая о появлении Палыча — когда тот в первый раз шагнул навстречу из-под дерева, я едва не выстрелил. Автомат точно схватить успел.
Саня, Александр Митрохин, парень из-под Брянска, был помоложе меня нынешнего на пару лет. Двигался он почти так же, как и старый охотник: экономно, размеренно и совершенно бесшумно. Детство, как сам говорил, прошло у деда, который служил егерем, там и поднатаскался.
Гаврила про себя перед выходом поведать ничего не успел, или не захотел. По лесу он двигался ничуть не хуже, а то и лучше этих двоих. И выделяло его только какое-то странное, неуловимое ощущение того, что это не человек, а хищный зверь, вышедший в лес за добычей. Какая-то уверенность в том, что этот точно убьёт врага быстрее, чем тот дотянется до нас. Или хотя бы заметит.
Ночная прохлада была кстати, темнота была на руку, весь лес, казалось, задался целью помочь нам, стеля под ноги мягкий мох, а не сухие стебли травы, убирая с пути ветки на земле и отодвигая дубовые и грабовые листья от лиц. Ну, или это мои попутчики ухитрялись так находить дорогу в почти полной темноте. Под деревьями шли друг за другом, и я внимательно смотрел за шагавшим передо мной Гаврилой, ставя ноги точно в его следы.
Немцы, наверное, уже начинали опасаться наших лесов, которые укрывали, поглощали звуки. Им явно было спокойнее на открытой местности, где вокруг своя пехота и техника, где не падают с перерезанными горлами боевые товарищи, стоящие или идущие в трёх шагах. Прочёсывать русские леса — занятие нервное, и очень часто смертельно опасное. Это вы, падлы, пока ещё до партизан не довоевались. Вот тогда от одного вида высоких деревьев вас слабить начнёт!

Минут через сорок Гаврила замер и поднял руку. Мы остановились, и из-под дерева появился старичком-боровичком Палыч. Лицо его, перемазанное, как и наши, землёй и жёванной травой, выделялось только белками глаз, и то не сильно — с одного шага не разглядишь, не то, что с двух. Он приложил палец к губам. Мы замерли, прислушиваясь.
Справа долетел тихий, но совершенно точно металлический звук. Ухо, уже привыкшее к лесным, древесно-моховым, шелестящим, выделило его сразу. Такой издаёт антабка на ремне карабина, когда человек меняет позу, или ремень натягивается при изменении положения рук или оружия. Чуть правее звук повторился. А через несколько долгих секунд донёсся слева.
Пальцы Палыча подтвердили: двое справа, двое слева. У одного слева — автомат, это он пояснил, указав на мой. Я в это время почти до боли напрягал зрение, пытаясь рассмотреть хоть что-то за спиной старого охотника. И, кажется, заметил угловатые тени, чуть светлее. Повозки, остатки обоза. Мы пришли, мы добрались до них. Но кто-то добрался до них раньше и теперь тщательно, бережливо, по-немецки охранял.
Тимофеев посмотрел на меня и качнул головой в сторону обоза. Я кивнул, подтверждая, что вижу цель. Почти не соврав, хотя больше чувствовал, чем видел. Движения ладони объяснили, что двое правых — наши, левыми займутся Палыч и Саня. Я кивнул снова, доставая из-под накидки пилку Джигли. Осторожно, чтобы не стукнули друг о друга деревянные ручки, на которые были намотаны концы струны.

Перед выходом Гаврила спросил негромко:
— Ты ножом как? А, ну да, чего я спрашиваю…
Я покачал головой.
— Моими ножичками там не намашешься, — сказал я тихо. — Гляди-ка.
Из кармана вытащил тонкую стальную проволоку, обмотанную другой, ещё более тонкой. Такими пилят кости черепа при трепанации, грудину при стернотомии. Только хромированные рукояти поменял на деревянные — они и поухватистее, и не звякнут одна о другую предательски. А стерильность соблюдать при том применении, о котором я думал, необходимости не было. Незатейливо и практично. При верном применении должно было обеспечить стойкий эффект, вполне по-медицински. Только с обратной целью.
Тимофеев смотрел на мой инвентарь несколько долгих секунд.
— М-м-м. Струнная проволока… А сурьёзно вас учат в докторских школах, — хмыкнул он, но с заметным уважением.
— Ты только меня за спину немцу выведи, — сказал я. — А там — как карта ляжет.
— Карте там не хрена делать, — покачал головой Гаврила. — Немец должен лечь, а не карта. Поня́л?
— Поня́л.

Два немецких секрета закончились быстро и бесшумно. Мне достался стрелок с карабином, пулемётчика Тимофеев взял на себя, разумно решив, наверное, что мои навыки ему неизвестны, а очередь из МГ-34, даже случайная и мимо, сильно спутает нам все карты. Которым тут не хрена было делать. Проволока, правильно наложенная и правильно затянутая, сработала не хуже ножа или лески, какой на рынках раньше нареза́ли на аккуратные куски сливочное масло. Сомнений в том, правильно ли я поступаю, у меня не было. Я думал только о том, что у на поляне могло лежать несколько бутылок с кровезамещающими растворами, которые были жизненно необходимы герою-майору, закрывшему телом от смерти маленькую девочку. Молодому лейтенанту, потерявшему руку в своём третьем по счёту бою. Девочке-радистке, что смотрела сквозь слёзы на то, как мы с Загорским и Горбатюком выходили из её палаты. И ничего не сказавшей ни тогда, ни потом. Никому. Сохранив в тайне ото всех то, что госпиталю неоткуда было ждать помощи.
Я ходил по поляне тихо, чуть ли не одёргивая себя, чтоб не торопиться. Очень помогли при осмотре два фонаря, которые нашей группе очень своевременно посмертно подарили те двое, что достались Палычу и Сане. По тусклым лучам этих фонариков, смотревшихся в ночном лесу факелами, старый охотник секрет и обнаружил. Немцы не читали Устав или письма из дома, а увлечённо разглядывали срамные открытки с несильно одетыми фрау пышных форм.
Судя по тому, что положение телег изменилось, их собирались в ближайшее время отгонять на запад, не исключено, что уже завтра утром. Мы успели вовремя.
Прикрывая, как показал Гаврила, краем накидки луч фонарика, я осматривал груз и ящики. Жалея только о том, что лошадей мы с собой не взяли. Забрать хотелось всё, потому что всё было или нужно ещё вчера, или могло понадобиться уже сегодня. Но жадность — не то, от чего мне суждено было погибнуть во второй раз.
Осторожно и почти бесшумно срезанные возле корня молодые деревца́ уложили комлями в сторону деревни, убрав лишние ветки. Сверху настелили тряпок и тентов, оставшихся в обозе. И начали грузиться. Тюки с перевязочными пакетами, которые я узнал наощупь по хрусту вощёных обёрток, ящики с литровыми флаконами, переложенными соломой: физраствор, «Рингер», «Петров», всё то, что было так нужно. Иглы, зажимы, ножницы, маленькие склянки с притёртыми стеклянными пробками, системы переливания… И снова меня остановила ладонь Гаврилы на плече. Я только вздохнул с горечью, понимая, что всё нам, к огромному сожалению, всё равно никак не утянуть. Но рука командира разведчиков плеча не покидала, и я вскинул голову, глядя на него. А потом услышал и сам.
Голоса.
Приближавшиеся к нам голоса, звуки немецкой речи. И грубый смех. Автомат прыгнул в руки сам собой. Тимофеев сжал плечо, давая понять, что пора уходить. Я чуть не взвыл, но двинулся следом за ним, туда, где деревья были ближе. Палыча и Сани рядом не было, и куда они делись, заметить я не успел.
Голоса звучали с той самой интонацией, развязно-мятой, лёгкой, чуть выше и громче привычного голоса, какая бывает у пьяных. Не мертвецки, конечно, но выпивших явно больше, чем следовало бы. Особенно на войне.
А потом сквозь немецкий гомон послышались резкие слёзные женские вскрики. Будто кого-то толкнули или ударили. Женщину.
Небо на востоке только-только начинало синеть, как и полагалось в третьем или четвёртом часу ночи, когда тьма ещё не уходит, а становится чуть менее плотной. Но нам хватило и этого.
Четверо немцев шли по просёлку в сторону обоза, двое впереди и двое сзади. И тянули на верёвках двух женщин. Не за руки, а именно на петлях, накинутых на шеи, как скотину. Обе были в форме, и даже я в этом скупом свете разглядел красные кресты на нарукавных повязках.
Медсёстры.
Немцы переговаривались громко, с хохотком, как хозяева и победитель. Тот, что шёл ближе ко мне, заорал что-то, показывая на брошенные у дороги медицинские сумки. Я узнал только «русиш» и «швайн», и бешенство снова полыхнуло внутри, сбивая дыхание.
— Говорят: набейте ваши русские сумки вашим русским барахлом, свиньи, — почти неслышно перевёл сказанное Саня.
Я посмотрел на Тимофеева.
— Мы же их тут не оставим, Гаврила?
На вопрос это было похоже не очень. Больше походило на предупреждение.
— Погоди, доктор, — тихо ответил он. — Подпустим ближе. Девчат бы в темноте не зацепить.
— Зацепим — починю, — сказал я, и это прозвучало гораздо увереннее, чем даже я мог ожидал от себя самого.
— Если их будет больше — уходим. Без девчат и без груза.
— Я не уйду, — оказывается, неслышным шёпотом тоже можно кричать. Вот как я сейчас.
— Уйдёшь, сержант. Своими ногами или нашими, но точно уйдёшь. Не вынуждай показывать. Приказ у нас с тобой один. А живым ты точно больше народу спасёшь, чем их двоих. С лекарствами или без.
Последняя фраза Гаврилы будто под дых ударила, вышибив весь воздух. Он был прав.

Глава 7
Трофеи и пополнение

В глазах Тимофеева, еле заметно выделявшихся на измазанном лице, будто одновременно работали дальномер, тепловизор и инфракрасный прицел, каких сейчас и в помине не было. А ещё лазерный прицел, тоже пока не выдуманный — я будто наяву видел лучи, направленные на приближавшихся немцев. Каждый из лучей был направлен в точку гарантированного поражения.
Он жестом велел группе приблизиться. И коротко, очень коротко отдал команды. Палыч и Саня пропали, кажется, тогда, когда он говорил о том, что и когда должно было произойти, после какого действия вступать в бой нужно было мне. Или не вступать, в зависимости от ситуации. Я только кивал молча.

Немцев больше не становилось. Эти четверо, двое из которых не выпускали из рук «поводков», стояли, как в тире. Пожалуй, тут и я бы справился один с двумя: поддатые, не ждущие нападения, на захваченной территории, они чувствовали и вели себя, как хозяева. И это было отвратительно и мерзко. Пинок одного из них по ноге охнувшей женщины едва не разрушил весь наш план, но Тимофеев успел перехватить цевье моего автомата, нахмурившись и показав кулак. На то, как ударенная плакала под хохот тварей, я смотрел молча. И понимал, что Гаврила прав — живым я полезнее, нужнее людям. И Родине, как искренне и гордо говорили тут, и почти совсем перестали говорить у нас. Но от этой правоты, от этого понимания становилось только хуже, невыносимее.
Над полянкой пролетел еле слышный голосок вяхиря, лесного голубя. Не слышь я недавнего инструктажа — и внимания не обратил бы. А сейчас очень ждал этого мягкого «уруру-ру-ру». И очень боялся уханья филина. Потому что филин означал бы немедленный отход. Но нам пропел вяхирь, и Гаврила вскинул винтовку.
Слева раздался звук, будто кто-то стукнул палкой по стволу дуба. Точно такой же через три секунды донёсся слева. А ещё через три секунды ночную тишину леса убили три выстрела, слившихся в один. И через полсекунды — ещё один, контрольный, по последнему из немцев.
— Встаём, встаём, миленькие! Некогда лежать, бежать пора, да быстрее! — шептал Гаврила, стоя над двумя упавшими ничком пленницами.
Та, что была помоложе, наверное, ровесница Кати Беловой, горячо шептала второй, женщине лет сорока. А, может, тридцати или двадцати пяти — война старит женщин сильнее мужиков:
— Я же говорила, Оксана Павловна, что нас спасут! Это же свои, наши, разведчики! — только что не захлёбывалась она, пока я резал петли на шее одной и другой.
Вторая сидела не двигаясь, переводя глаза с одной чёрной в ночи фигуры на другую. И по её глазам было видно, что в чудесное спасение на захваченной врагом территории она не верила ни тогда, ни сейчас. Очень хотела, но опыт не позволял. Сперва вздрогнула, увидев немецкий автомат у меня в руках, а потом второй раз, сильнее, когда услышала напряжённый шёпот Тимофеева и завертела головой, пытаясь понять, кто из ночных призраков сказал про «некогда лежать». В третий раз она вздрогнула не тогда, когда немецкий нож в моих руках перехватил верёвку на её шее, а когда ближняя фигура без лица сказала:
— Окся, а ты тут откуда? Ваша «пятьдесят восьмая» же западнее была?
Гаврила, кажется, был привычно равнодушен и собран, как всегда, но это только казалось. Голос и глаза выдавали командира разведчиков — с незнакомыми и случайными людьми так не говорят, их «Оксями» таким тоном не называют.
— Нету, Гаврик, больше ничего. Ни «пятьдесят восьмой», ни «западнее», — глухим голосом ответила она. Губы на белом в предрассветных сумерках лице почти не выделялись. Но то, как они дрожали, было слышно. — Зажали под Уманью. Всех.
Девушка всхлипнула.
— Тихо, Лида! Не мешай старшине нас спасать. Если плач поднимем — и мы тут ляжем, и их положим, и лекарства к госпиталю сами не дойдут. Вы ведь за ними пришли?
Тимофеев только кивнул и помог ей встать, подняв за локоть. Их глаза пересеклись на неуловимую половину мгновения. И сказали столько, сколько словами за час не переговорить.
— Подымай боевую подругу свою, Окся. Не раненые вы?
— Нет, так, прикладами только погладили по спинам да бокам, — усмехнулась она. А я заметил, как сжали зубы Саня и Палыч. И я сам. — Тут-то, от расположения вдали, от унтеров своих, ранили бы, пожалуй, мать-то их за ногу да об угол… Да вы им подвернулись некстати. А нам кстати.
— Мать-то их, может, и поживёт ещё, а Гитлера, суку усатую, скоро изловим. И конец войне, — уверенно сказал Гаврила. Не Саня, молодой солдат, а вполне себе опытный и матёрый старшина.
Я чудом подавил тяжкий вздох и удержал обычное выражение на лице. Я один из всех совершенно точно знал, что усатую суку изловят ещё очень и очень нескоро. Но вздыхать и мрачнеть лицом было некогда. Во-первых, из-за того, что сам я в это время быстро осматривал Лиду: взгляд в глаза, на ноги — нет ли открытых ран, крови на одежде, поднять руки, следя за реакцией — не морщится ли, не ойкает, не нарушена ли подвижность суставов. А во-вторых, темнеть лицу было некуда — грим из травы и земли и так делал его почти чёрным. Девушка смотрела за моими манипуляциями с тревогой. Женщина, когда подошёл к ней, — с интересом и пониманием, поворачиваясь и поднимая руки самостоятельно.
— Дойдут обе, даже с грузом, — заключил я, глядя на Гаврилу. Тот кивнул.
— Командуй, старшина — чего хватать, куды бечь? — улыбнулась Оксана Павловна.
— Мы тут всё увязали уже, да вас не ждали, Окся. Глянь-ка с доктором вон, чего ещё на одни волокуши нагрузить можно, чтоб не побилось дорогой-то? Через час с копейками у наших будем. Там в госпитале шаром покати, доктор потому и рванул с нами, чтоб мы чего лишнего не прихватили, да нужного не позабыли.
Судя по непривычной и совершенно несвойственной ему общительности, Тимофеев либо волновался… Хотя какой там «либо»? Волновался, конечно. Старший группы, выросшей наполовину, стрельбу подняли, того и гляди погони надо ждать.
— Доктор? — повернулась ко мне Оксана Павловна.
Света в лесу по-прежнему было мало, но её внимательные, до черноты карие глаза изучали меня пристально. Она была на полторы головы ниже, фигуристая, и, если бы не потёки грязи, пыли и пота на лице, её можно было бы назвать вполне интересной. Нет, пожалуй, и с ними можно было бы.
— Санинструктор Николин, Иван, — протянул я руку. Она пожала её крепко, вполне по-мужски, хоть ладонь её и была вдвое, а то и втрое меньше Тимофеевой. — Старшина меня всё время повышает, а я всё не расту. Пойдёмте, там ещё растворы оставались, они нужнее всего.
— Военфельдшер Смирнова, Оксана Павловна, — представилась и она.
Скрыв за неумелой шуткой смущение, я потянул её прямо за руку. И тех, кому до смерти обидно было оставлять груз, что мы не могли унести, стало вдвое больше. Она точно так же вздыхала, понимая, что забрать всё нам даже с их помощью не под силу.
— Одеял бы прихватить, — с тоской проговорила она. — Их всегда не хватает…
— Всего всегда не хватает, Оксана Павловна, — согласился я. — Но объёмные больно, через лес с такими тюками не побегаешь. И на бинты их, приди нужда, не распустить. Простыней ещё возьмём, а одеяла пусть остаются.
Она хотела было поспорить, даже рот приоткрыла и нахмурилась, чтоб, наверное, поставить на место младшего по званию и опыту. Но вышло только хмуро кивнуть. Я был прав.
Палыч, возникший из леса привычно для нас, но напугав Лиду, зашептал что-то на ухо Гавриле.
— По коням, девочки и мальчики. Проснулся немец, в гости собирается. Побежали.

Бег по ночному, даже по предутреннему лесу — забава на любителя. Я к таким себя отнести не мог ни раньше, ни сейчас, когда тянул по выбитой телегами колее молодой сырой граб, на котором были принатованы тюки и узлы. Когда каждый перезвон флаконов с растворами отдавался болью в сердце — не дай Бог побьём много. Сколько-то всё равно расколется, хоть и перекладывали мягким, но каждая посудина — чей-то шанс.
Рядом запалённо дышал Саня, тянувший груз больше моего. Впереди вдвоём тащили деревце Оксана Павловна и Лида. Они спотыкались о корни, падали, вставали и бежали дальше. Я видел их закушенные губы и волосы, прилипшие к мокрым от пота лицам. Первым шёл-скользил Палыч, показывая дорогу. То, что творилось позади, он то ли спиной видел, то ли слышал очень хорошо, но при каждом падении кого-то из упряжки «фельдшер-медсестра» сбавлял темп. За нашими спинами размеренно, но уже тоже тяжело дышал Тимофеев, снова взявший больше груза, чем все остальные. В руках он нёс МГ-34, немецкий пулемёт. Ленты, короба и двухдисковые магазины-«барабаны», весь запас, что нашли, раскидали по нашим импровизированным «саням».
Когда Саня начал «свистеть» на вдохе, как волынка, а Лидочка упала в тысяче-первый раз, я обернулся к Гавриле и махнул рукой. Тот свистнул, кажется, синицей, и Палыч встал, как по команде.
— Переложим часть груза, старшина. Там, по оврагу да по мосткам переколем половину, — выдохнуть получилось со второго раза.
— Добро. Командуй, — а вот он ответил почти ровно.
По моему примеру все сдёрнули накидки, сложили их втрое-вчетверо, перекладывая получившимися лентами, пуская «волной», драгоценные флаконы. Удивительно, но разбилось только три штуки, на «женской» волокуше. На неё накидал упаковок с перевязочными пакетами, забрав основной груз ящиков. Объём прибавился раза в три, но вес удалось убрать. Впереди оставалось совсем немного дороги под ветками, дальше выходили на открытое место, по оврагу должны были дотащить без помех. Гаврила только кивал, затягивая узлы туже. Между собой почти не разговаривали — дыхание берегли, да и понятно всё было без слов.
Когда из-за деревьев позади опять бесшумно появился Палыч, почти закончили.
— Поспешать надо, Гаврила Ильич, — негромко, но твёрдо сказал охотник.
— По коням, — махнул Тимофеев. И гонка продолжилась.

Когда на рассвете впереди показалась околица Перегоновки, я был почти готов к тому, чтобы встать. Или лечь и сдохнуть. Удерживали вертикально только белые лица женщин впереди, что время от времени оглядывались на нас с Саней. Наверное, пыхтели мы хуже лосей. Странно, но когда увидел знакомые плетни, открылось будто бы второе дыхание, и на взлобок, на котором стояла деревня, только что не летел. Подбежавшие бойцы расхватали наши «саночки», впрягаясь по двое-трое, и утащили их наверх. Упасть захотелось ещё сильнее.
— Рано, сержант, — рука Тимофеева будто за шкирку подхватила, хоть я вроде и не падал. — Выходиться надо, как коню, а то запалишься-зайдёшься. Неспешно пешочком до госпиталя, там водички хлебнёшь, так и полегчает.
Я послушался. В том, как выхаживать коней, он наверняка понимал больше моего «ничего». Гудевшие ноги, спина и голова и в самом деле стали чуть меньше стонать, когда входил в распахнутые створки ворот палисадничка. А когда Пал Палыч, от которого третий день не пахло спиртным, поднёс ковш с ледяной водицей — совсем лучше стало.
— Лида? Чарная? — голос Кати Беловой дрожал.
— Катя? Катюша моя! — вскрикнула еле двигавшаяся медсестра и кинулась навстречу Беловой, слетавшей с крыльца.
Они обнялись и осели на опилки, которыми был засыпан пятачок перед школой, заливаясь слезами, тараторя что-то наперебой.
Выходило, что Лида и Катя, две подружки со школы, на сестринские курсы записались вместе. Одновременно их окончили с отличием и отправились на фронт, где одна попала в 192-ю горно-стрелковую, а вторая — в 58-ю. Которой больше не было.
Бойцы обходили рыдавших подружек, не тревожа. Я, обливаясь водой из ковша, прыгавшего в руках, думал о том, сколько ещё прольётся таких слёз при встречах тех, кого разметала война, и в ближайшие пять лет, и после. Помню, смотрел какую-то передачу о ветеранах. Там два боевых товарища встретились через семьдесят лет после Победы. Глядя на их встречу, рыдала вся студия. И вся, наверное, страна, кто смотрел трансляцию по телевизору.
— Рахим, тряпки в сторону, потом разгребём. Растворы Рингера и Петрова в каждую из операционных по пять флаконов, под лавками возле окон, чтоб под ноги не попались никому. Петров справа, Рингер слева, чтоб наощупь можно было подхватить. Оставшиеся — куда Евсеич скажет, — велел я проходившему мимо санитару. Он только кивнул и замахал руками своим, повернувшись к нашим «саночкам».

— Товарищ капитан! — голос Гаврилы был ровным и спокойным, будто это не он пробежал маршем пару вёрст пересечёнки с грузом за спиной и с пулемётом наперевес. — Разведгруппа задачу выполнила. Потерь нет. Уничтожено восемь гитлеровцев, спасены двое пленных. Медикаменты в расположение доставлены. Только малость шумнуть пришлось. Разрешите принять замечания?
— Молодцом, Гаврила, не подвёл! — Горбатюк, видимо, не был в духе давать замечания. Он подошёл как-то чуть ли не порывисто и крепко обнял Тимофеева. — Ох ты! Окся, ты, что ли?
— Я, товарищ капитан, — переводя дух, ответила военфельдшер.
— Вот так встреча… Ладно, о былом потом. Давай сразу в госпиталь, медпункт то есть. Поступаешь под командование Петра Семёныча, Николин проводит, — он кивнул на меня. — Ну что, сержант, пока хватит лекарств?
— На первое время хватит, товарищ капитан, — улыбнулся я. И добавил, — Спасибо, Степан Маркович.
— На здоровье. Дуй в госпиталь, Семёныч Оксю по Финской ещё помнить должен, сразу к делу приставит. А поговорим потом, — и он пошёл рука об руку с Тимофеевым к соседней избе, махнув Палычу с Саней, чтоб шли следом.

Трофейное оружие, а главное — пулемёт, наверняка пришлись Горбатюку и его бойцам очень кстати. Нам же было кстати всё остальное, от перевязочных пакетов до последнего клочка бязи. Евсеич, стоя в дверях со своей амбарной тетрадью, описывал всё, что вносили, слюнявя карандаш и время от времени поправляя норовившую сползти дужку очков. В голосах медсестёр появилась если не радость, то какая-то уверенность в том, что завтра будет, чем перевязывать раненых, не пуская на лоскуты последние простыни. Стираные бинты, портянки, косынки, полосы из белой и цветной ткани, полоскались на ветру, прижатые к бельевым верёвкам расщепленными палочками. Пятна крови, которые, конечно, невозможно было отстирать, смотрелись на них тревожно. Если думать о том, что некоторые бинты сматывали с мёртвых — ещё тревожнее.
После такого марш-броска оперировать сразу стал бы только убийца или самоубийца. Поэтому пришлось подождать, пока руки перестанут ходить ходуном, сидя на лавке у крыльца, как старый дед. Глядя за тем, как Катя перезнакомила Лиду со всем персоналом, как пара «ходячих» раненых уже начинали кадрить новенькую медсестричку, не зная о том, что ей выпало в эту ночь и до неё. Вряд ли даже задумываясь об этом. На войне, кто бы что ни говорил, многое проще, гораздо проще, чем в мирной жизни. Знакомства, дружба, любовь… Выжить только гораздо сложнее. И, наверное, эти вещи были связаны между собой.
— Иван Николаевич! — донёсся из коридора напряжённый до звона голос Загорского, и я подхватился с места бегом.

Майор надумал помирать. Пульс и давление упали, и если бы Маруся, светловолосая медсестра со вздёрнутым носиком и глазами на мокром месте, не отметила бледность и изменение дыхания — героя потеряли бы непременно. Дежурства в палатах были невозможны, потому что сестёр было меньше, чем палат, «ходячих» я пока не успел обучить тому, что нужно приглядывать за соседними ранеными, и как это надо было делать. Подумать — подумал, а научить не успел.
Когда вбежал в палату, Пал Палыч втягивал из пузырька в шприц, кажется, камфору, судя по запаху. Руки его по-прежнему не дрожали, но перегар больше не перебивал хвойно-травяной, свежий, хоть и приторно-аптечный аромат. Я приступил к непрямому массажу сердца.
— Осторожнее, сержант! На нём же живого места нет! — предупредил Пётр Семёнович.
А то я не знал? Своими руками вчера три часа «законопачивал» все дырки на спине майора. Повезло, что глубоко осколки не проникли, лёгкое было пробито только одно, и ни брюшная полость, ни почки, ни позвоночник не пострадали. Не повезло, что не было рентгена под рукой, чтобы это подтвердить и исключить наличие случайных кусков немецкого железа в русском герое. А ещё не повезло потому, что у части аккуратно наложенных вчера швов были все шансы разойтись — при нажатии на грудину рёбра расходились заметно. Но другого способа запустить сердце не было — дефибриллятор в СССР придумают только в 1952 году.
Я видел, как начинала сочиться кровь из-под повязок, видел, как бледнели сёстры и санитары. Но продолжал будто вколачивать грудь майора в лавку. И на третьем или четвёртом подходе услышал на сонной пульс. Слабый, но вполне самостоятельный.
— Не в мою смену, — вырвалась сама собой дурацкая фраза из какого-то сериала, которую регулярно говорил кто-нибудь в отделении. Потом, на «передке», я тоже часто слышал её. Только на той войне её говорили непременно с юмором, и непременно с чёрным, а на гражданке — с каким-то смешным теперь пафосом.
— Пал Палыч, помогите перевернуть. Надо осмотреть спину, если швы разошлись где-то — подштопать, — попросил я Сироткина.
Тот глянул на меня без одобрения, но помог, и повернуть раненого набок, стараясь не тревожить культю, и с шовным тоже. Хоть и поглядывал время от времени странно. Чего, спрашивается, я такого сказал? Врачебный юмор, а тем более на войне, всегда был чернее гуталина. Или не всегда?

Размывшись, вышел в коридор. Пару раз наклонился вправо-влево, разминая поясницу, и пошагал к Кате, что звала из перевязочной. Там у бойца открылось кровотечение. День за работой не шёл — летел. Если бы не Белова, я бы и до ужина не отвлекался ни на что, вроде приёма пищи. Бывало такое со мной — работа до самого последнего отгоняла и чувство голода, и усталости. Зато так запросто можно было доработаться до голодного обморока. Поблагодарив Катю, замелькал ложкой. И совершенно случайно услышал голоса за стеной. Обернулся резко и понял, что меня говорившие увидеть не могли — нас разделяла не только стена с выбитым окном, но и «бруствер» из мешков с землёй.
— Я настоятельно рекомендую проявить бдительность, товарищи! — напряжённый голос Загорского заставил насторожиться.
— Конкретнее, — сухой тон Горбатюка.
— Он оперирует не так, как учат у нас, в Советском Союзе! Эта скорость реакции, эти швы сосудистые, много специфики, Степан Маркович. И дренаж по Бюлау, сделанный им буквально на коленке — это совершенно точно то, чему инструкторов не обучают.
— То-то я гляжу, он с немецким автоматом смотрелся, как родной, мать его за ногу да об угол, — тут и без прислушиваний ясно, кто говорил.
— Так! Он Пашку два раза с того света вытянул. Ногу отнял, но ты сам, Пётр Семёныч, говорил, что там без шансов было, так? — ливановский голос капитана стал ещё более хриплым и жёстким.
— Это так, но…
— Без «но»! Мы в окружении. Фронт отодвинулся на восток. Нет ни снабжения, ни поддержки. У меня каждая винтовка на счету. А у вас — каждая пара рук. Если сюда придёт оперировать и спасать моих бойцов хоть сам Гитлер — я ему свой паёк отдам! Нет, потом пристрелю, конечно, как собаку, но пока он лечит раненых — пусть лечит. Шпионов будем потом искать. Возвращайтесь к работе.
То, что начальник дивизионной разведки зол, как сто чертей, было понятно даже по тому, как шуршала трава под его ногами, когда он уходил от госпиталя.
— Петр Семёныч, а для чего им это? — Оксана Павловна явно имела в виду немцев.
— Да откуда же мне знать, Оксаночка, — вздохнул военврач. — Я слишком многое повидал и слишком многих потерял навсегда. Может, и ошибаюсь. Может, революционная сознательность и бдительность повысились на нервной почве. Есть с чего…
— Есть, кто же спорит. А хоть один факт того, что он шпион или предатель, есть? Прямой, а не за уши притянутый?
— Да, хорошо было бы, если б шпионы сами себя разоблачали, — кисло усмехнулся Загорский. — Приходили бы в разведку и сдавались сами.
— Это точно, мать-то их за ногу да об угол. Дожить бы до светлого денёчка… — вздохнула Оксана Павловна.
— Ты поглядывай тоже, вдруг что приметишь свежим глазом? Наши-то все только и говорят: Николин то, Николин сё. Ты не подумай, это не профессиональная ревность!..
Разговор вместе с голосами смещался правее, и на спорном утверждении военврача сделался совсем неразличимым — наверное, за угол свернули. Бежать в соседнюю палату и прислушиваться там было как-то глупо и стыдно. Тогда бы я точно стал похож на шпиона из старых советских фильмов, тупого и гнусного. Да и борщ остывал…

Глава 8
К бою!

Они атаковали после обеда. Хвалёный орднунг — война войной, а обед по расписанию.
Стрельба началась с трёх сторон, судя по звукам. И то, что с двух сторон тявкали пулемёты, обещало нам много работы.
— Ходячим — лечь! К окнам не подходить! — рявкнул я на весь коридор, выждав, когда станет хоть чуть-чуть потише. И с облегчением отметил, как стихают встревоженные крики медсестёр и матерок раненых. — Кто может держать оружие — ко мне, пригнувшись!

Я стоял в первой перевязочной, ближней ко входу. Здесь сложили трофейные карабины, за которыми обещал прислать бойца Горбатюк. Но, видимо, у него были дела и поважнее. Трое выздоравливающих, один из которых седой и на костылях, прибыли вооружаться.
— Иди ляг, куда тебе… — хотел остановить его пожилого, но он перебил твёрдо и уверенно:
— Я их, товарищ сержант, зубами грызть готов. Столько молодых ребятишек хороших полегло из-за этой мрази, вспоминать больно, каждую ночь снятся. Ещё хоть парочку, хоть одного приголублю — глядишь, и полегче станет.
Я точно знал, что легче не станет. И что шансов выжить у нас становилось меньше с каждым днём и даже часом. Но говорить об этом не имел права, да и думать об этом, наверное, тоже не стоило.
— Держи, отец. Много не бегай, швы разойдутся, — недовольно буркнул я, выдавая ему карабин. Бойцы заулыбались немудрёной врачебной шутке. — И голову береги. Ногу, может, и пришью, а вот голову — вряд ли.
— Есть — не бегать и голову беречь! — вытянулся он между костылей. Крепко прижимая к груди оружие, которое держал со знанием дела. — А про ногу да башку — враки, доктор. Мужики говорят, фамилие ваше, Николин, оно от Николы Угодника идёт. Он, дескать, руками вашими водит, потому и поправляются все.
— Ты смотри ещё кому не ляпни такого, отец, — нахмурился я. Этого только не хватало. — Владимир Ильич Ленин говорил, что религия — опиум для народа, а с него знаешь как дуреют?
— Товарищ Ленин дело говорил и за народ горой стоял, — боец вытянулся, кажется, ещё сильнее, и выражение на лице у него стало едва ли не благоговейным, — да только что в нашей, что в вашей службе, бывает, без этого не обойтись.
Я не придумал, что ответить раненому. Молча кивнул, подхватил карабин и вышел в коридор вслед за седым, развернувшимся на костылях в три приёма.

Моё место было там же, где и обычно: при входе, на сортировке. Слева напротив сидели на корточках, оправляя юбки, медсёстры, стайкой, как птички. Перешёптывались неслышно, передавали друг другу кто бинт, кто жгут — делились, у кого что было. Ближе к дверям сидел в такой же позе Сироткин, щурясь, глядя на ярко освещённый прямоугольник у входа. Солнце било немилосердно, ярко, по-летнему, и свет его, врываясь в полумрак больничного коридора, вызывал ассоциации с райскими вратами. Тьфу ты, наслушался про угодников, лезет теперь ерунда в голову!
Санитары притащили первую партию. Рядом со мной, напротив, опустилась на колени Оксана Павловна.
Первый в одеяле. Ладно, носилок на всех не хватило, на чём смогли, на том и притащили. Но вот это сырое пятно на толстой плотной шерсти мне не понравилось совсем. И когда кокон развернул — едва ли не в лицо брызнула кровь.
— Мать вашу, кто про жгут забыл⁈ — вырвалось само собой, пока руки пережимали артерию подмышкой.
Военфельдшер обматывала матерчатую ленту вокруг руки бойца прямо под моей ладонью, передавливая сосуд как можно выше. Кровотечение прекратилось.
— Так мы ж бегом, — попытался оправдаться веснушчатый Толя.
— Да хоть лётом! — рявкнула Оксана Павловна неожиданно. — Если немец палить начнёт так, что башки не поднять, ты с ним рядом будешь лежать и ждать, когда хоть ползком можно будет двигаться начать. Только ты живой и здоровый, а у него дыра в руке или груди, сквозь неё юшка хлещет струёй в палец! Ты минутку-другую полежал, обстрел переждал и дальше пополз, а он холодный уже!
По её тону было ясно — она очень отчётливо понимала, о чём говорит. И наверняка переживала подобное, может быть даже и не раз. Ползти под пулями врага, спасая раненого, а потом увидеть, что жгут сбился или кровило где-то ещё, где сразу не приметил — это страшно.
— Верно! Поэтому сюда смотри! — и я приблизил к конопатому носу Анатолия кулак, перемазанный кровью. — Понял?
— Понял, — уныло протянул он, отпрянув и даже голову в плечи вжав.
— Чего понял?
— Бить будете, как атака закончится, — вздохнул он. А Оксана Павловна только и смогла, что мать снова помянуть, едва не плюнув.
— Неверно понял! Ещё раз смотри. Это что? — руки военфельдшера делали всё верно и чётко, поэтому я мог себе позволить короткую педагогическую паузу в духе товарища Макаренко.
— Кулак, — грустно обозначил Толя очевидное.
— А теперь смотрим и запоминаем все, — окинул я взглядом персонал. — Пять пальцев, пять задач. Все выполнили — спасли жизнь. Просто, как кулак, и эффективно так же.
Тактический протокол «К. У. Л. А. К.» и впрямь всегда запоминался быстро даже теми, кто о первой помощи слышал в первый раз. Я начал отгибать по одному пальцы, как инструктор в лагере перед отправкой:
— К — кровь. Первое дело. Смотрим, откуда хлещет или течёт, пережимаем, как учили: алое — вяжем сверху, вишнёвое — снизу. Ясно?
Кивнул не только Толик.
— У — удушье, — разогнул я указательный. — Проверяем, дышит или нет. Чистим рот, если надо, от земли, тины, зубов, крови и блевоты. Если не задышал сам — помогаем, делаем искусственное дыхание. Понятно?
Снова кивнули все, даже раненый, которого уже оттаскивали дальше санитары, озираясь, будто боясь пропустить хоть слово.
— Работаем, не спим! Я потом ещё не раз повторю и проверю! — махнул я им, и распорол гимнастёрку, посечённую осколками на следующем. — Л — лёгкие. Смотрим грудь, бока и спину, ищем проникающие ранения. Внутрь не лезем, смотрим и заклеиваем-перевязываем! К ране — обёртку от индпакета внутренней стороной, она вощёная, воздух не пропустит. Крепим пластырем или вяжем бинтом.
При помощи Оксаны Павловны и Сироткина мы живо обмотали раненого и передали дальше.
— А — артерия, — продолжал я, осматривая следующего. — Видим, что жгут при транспортировке сбился. Поправляем или усиливаем. Проверяем время, если не указано — чуть ослабляем и затягиваем снова, указываем текущее время.
Химическим карандашом, который вытянул из-за уха не пошевелившегося Пал Палыча, прямо на коже ноги раненого написал время.
— Проверяем конечности, подмышки, пах и тело, визуально, глазами. Кровотечения останавливаем жгутами и давящими повязками. Всем ясно?
Кивнул каждый.
— Последняя К — колотун. Или контроль переохлаждения, но «колотун» короче. Щупаем руки-ноги, те, что без жгутов, если есть такие. Тело ощупываем. Если холодные конечности, если знобит раненого — укрываем, тянем к печке, к огню, вёдра с горячей водой рядом ставим, бутылки к ногам и подмышки кладём. В холодном теле кровь не бежит, согрели — спасли.
Хотел было добавить привычное, что за холодного потом отписываться устанешь, но вовремя сам себя одёрнул. Глаза тех, кто слушал меня, горели. Это были взгляды тех, кто спасал жизни бойцов, красноармейцев, взгляды отгонявших смерть. Перед такими она пасовала, сдавалась, отходила прочь. Эти не думали о бумажной работе. Чёрный юмор двадцать первого века был им ни к чему. А теперь казался убогим и мелочным даже мне.

Руки летали над очередным раненым, на собранных и напряжённых лицах читались неожиданные воодушевление и радость. Они делали то, что услышали только что, применяли полученные знания сразу, закрепляя их так, как ни лекциям, ни семинарам и не снилось. Прямо здесь, прямо сейчас, на живых людях, а не пластмассовых манекенах. Под стрельбу винтовок, автоматов и пулемётов. Последние почему-то приближались неожиданно быстро. Пулемётчик стрелял на бегу?
— Танки! — саданул по ушам истошный крик бойка из палаты позади меня. И показалось, что волосы на руках встали дыбом, как и по всему телу. Школа, конечно, строилась на века, но вряд ли в расчёте на прямую наводку из «Тигра» или «Пантеры», или какие там были танки у фашистов в сорок первом?
— Какие танки, дура! — спокойный голос принадлежал, кажется, тому пожилому, на костылях. — Каким местом инструктора слушал? Видишь — у них пушек нету, пулемёты одни. Бронетранспортёр это, Ганомагом зовётся. Эх, мне бы ногу целую, да бомбу ручную… Они там, в этой банке консервной, не видят вокруг ни хрена, вперёд только, и то так себе…
Я встал, оперевшись на руку Сироткина, прошёл в палату и осторожно глянул над мешками.
По улице, от леса, с самого начала деревни, рыча, двигалась приземистая хреновина с мордой от трактора и задницей от бульдозера. По скошенным пластинам капота время от времени щёлкали, отлетая с визгливыми рикошетами, наши пули. За уродливым БТРом перебежками тянулась пехота в серой форме. Пулемёты молотили, поднимая фонтаны песка и пыли по прогону, как в кино, когда по земле стреляли немецкие самолёты. Только это было не кино.
За углом ближней к нам хаты стоял, пригнувшись, Саня, с которым ходили к обозу. И в руках у него была та самая граната, о которой тут так мечтал пожилой боец. Вот только высунуться ему не давал огонь, что вели из карабинов торчавшие в десантном отсеке фашисты. Кажется, они или заметили, или почуяли опасность — с угла хаты отлетала глина с извёсткой, вынуждая Митрохина сдвигаться всё дальше назад. А я вспомнил, что кроме кровезаменителей мы очень бережно перекладывали свёрнутой тканью пузырьки со спиртом и эфиром. И рванул в перевязочную.

Нужное нашлось быстро, остальное додумывал уже на бегу.
Подхваченной прямо из рук обалдевшего Евсеича изолентой примотал маленький флакон к большому. С маленького свернул крышку, запихав в узкое горлышко обрывок бинта. Он тут же пропитался эфиром, распространяя тяжёлый сладковатый одуряющий запах. Промелькнула мысль, что так просто палить наркозный препарат — расточительно. Но её тут же задавила другая, о том, что если Ганомаг проедет в деревню дальше, то наркоз вряд ли кому-то пригодится.
Из здания выскочил через тот пролом в стене, где перемололо недавно троих моих раненых связкой немецких гранат, гоня от себя опасения того, что кто-то из фашистов снова пойдёт той же дорогой. Времени на ошибку не было, стрёкот пулемёта приближался. Криво связанные стекляшки норовили выпасть из рук. Хорошо, что спирт уже перелили в поллитровки — трехлитровую я бы вряд ли докинул.
За стеной никого не было. Перебежкой рванул к самому заборчику, падая под него в смородиновые кусты, что росли тут сплошной стеной. И пополз вдоль этой стены и фасада школы-госпиталя в сторону того угла, где пули продолжали отгрызать кусок за куском от хаты, не давая высунуться стоявшему там Сане.
Дополз быстро, удивив себя самого. Не тем, что получилось так оперативно, а неожиданной мыслью: «в халате, да по голой земле — ну что же вы, коллега!». От этого стало смешно. В паре десятков метров от рычавшего железного БТР Вермахта, с которого летела во все стороны смерть. Не зная пока о том, что мы со спиртом и эфиром приготовили горячий приём.
Отдышался. Понял, что этот смех — не к добру. Поднять голову над штакетничком сейчас было бы даже не риском, а чистым самоубийством. А про риск один из моих учителей-профессоров говорил так: «Наше дело — не риск, Ваня! Наше дело — своевременная, профессиональная и эффективная медицинская помощь. Если хирург постоянно рискует — это не врач, а убийца, маньяк, каким нет места у стола!». Потом он, помнится, немного помолчал и закончил гораздо тише, но не менее уверенно: «Но иногда приходится».
Моё «иногда» рычало, кажется, прямо за спиной. Но пули, наши и немецкие, оставляли мало шансов на благоприятный исход. И мне, как врачу, это не нравилось.
— Кр-р-расноармейцы! По Ганомагу! — заорал я, не вставая, ломая уже вторую спичку о коробок. — Прямой наводкой! Огонь!
Деревня замерла. Для того, чтобы тут же огрызнуться из всех стволов. Пули защёлкали по броне, оборвав стрельбу с той стороны. Затихли даже пулемёты, будто от неожиданности. И в этот момент вспыхнул лоскут бинта.
Я приподнялся, метнул загудевший в полёте снаряд и тут же рухнул вниз, не дожидаясь того, когда мне помогут пулемётчики.
Выстрелы с нашей стороны прекратились. Со стороны брони донесся звон разбившегося стекла, и от сердца отлегло в первый раз — не промахнулся и не соскользнули бутылки. Фыркнуло пламя и раздались надсадные крики. И отлегло во второй раз. Отстрелялись, падлы.
А потом грохнул взрыв. Саня понял меня правильно и времени зря не терял. И та граната, о которой мечтал пожилой боец, легла именно туда, куда ей и полагалось — в кунг или кузов, короче, в десантный отсек БТР-а. И те, кто не начал гореть из-за пылавших брызг эфира, получили от всей широкой души. Встретили мы их с огоньком, по-нашему.
— Сержант! Укрыться в госпитале! — хриплый крик Горбатюка, грянувший будто с неба, как пинком под рёбра подкинул меня с земли. И в двери я влетел, как-то забыв о том, что за спиной оставалась и постреливала вражеская пехота. Пули щёлкали по кирпичу, но пугали почему-то не они, а продолжение команды, которое сыпалось вслед густым крутым матом. Капитан негодовал из-за того, что отдельные чудаки подставляют тыл тем, кому решительно не стоило бы, поминая матерей и гулящих женщин. Да плотно так, без запятых.

— Ну ты даёшь, мать твою за ногу да об угол, — ахнула Оксана Павловна, когда я ввалился в распахнутые двери и тут же отшагнул вправо, за простенок, будто спасаясь от жаливших спину напутствий Степана Марковича.
— Случайно повезло, с перепугу, — переводя дух, буркнул я. И огляделся.
В коридоре стояли и сидели на корточках медсёстры и санитары, Пал Палыч и завхоз, и глаза у всех были даже не по пять копеек, а по рублю, юбилейному, с Лениным. Из левой палаты выглядывал седой боец, опираясь на костыли, и показывал большой палец, улыбаясь во весь рот.
— Иван Евсеич, спасибо! Снабжение — первый сорт! — улыбнулся и я, завхозу, кидая ему осторожно, навесиком, оставшуюся изоленту. Она пролетела, ударилась ему в грудь и упала к ногам. Он даже не моргнул, не сводя с меня глаз, стоя столбом со ртом нараспашку.
— Вы герой, Иван Николаевич! — звенящим торжественным голосом произнёс Загорский. Он вышел из операционной, стоял в коридоре и мял в руках полотенце. Размылся, выходит.
— Да говорю же — с перепугу повезло, — смутился я по-настоящему. И, как привык, отвёл внимание от себя. — Так, кто мне первым расскажет про «КУЛАК»?

Первой вызвалась Белова, звонко, как маёвку в школе, рассказав мне и всем вокруг протокол тактической первой помощи двадцать первого века. В том, что Катя, как примерная ученица, всё помнит, я не сомневался. А вот то, что остальные точно так же сгибали-разгибали по очереди пальцы, шевеля губами, повторяя материал про себя, порадовало. Хоть чему-то научить успел.
Следующее поступление началось через полчаса, и Пётр Семёнович, которому я ассистировал с раненым в плечо, велел мне снова принимать самому.
— Оксана Павловна поможет. Тут осталось немного, мы с Пал Палычем и девочками закончим, ступайте.
Я ломаться не стал, приказ старшего по званию, как-никак. Время от времени стоило бы и вспоминать о субординации, на которой в армии всегда держалось всё, и всё остальное.
Первые двое были легкоранеными, сквозные пулевые мягких тканей и пара царапин от касательных. Порадовав парней тем, что их воинская удача сегодня улыбнулась им во всю ширь, отправил в перевязочную почти без остановки.
Следующим внесли парня на одной плащ-палатке, укрытого другой. Я поднял верхнюю.
Под изодранной в лоскуты гимнастёркой нашлась рваная рана длиной почти с ладонь. Хотя, судя по оттенку неровных краёв — рвано-ушибленная. Из неё выбухали петли тонкого кишечника, и их цвет, синюшно-багровый, был тревожным. Катя и Лида, склонившиеся было помогать, побледнели, словно наперегонки. Оксана Павловна снова помянула мать и угол.
Прощупал осторожно живот, вздутый с одной стороны значительно больше, чем с другой. Мышцы были жёсткими, как доска. Приложив два пальца левой к коже, осторожно постучал по ним двумя согнутыми на правой. Звук был тупым, глухим и будто сам вслух озвучивал диагноз.
Попробовал нащупать пульс. На лучевых почти ничего, да и на сонной еле-еле.
— На улицу. Следующего, — голос был похож чем-то на тот звук при перкуссии-простукивании.
— Никак? — только и спросила военфельдшер, провожая чёрными глазами безвольно качнувшиеся носки обмоток.
— Брюшная аорта. Или нижняя полая, — ответил я. — И что там в петлях осколки наворотили…
— Я, прежде чем вот так наловчиться, лет пять рыдала над каждым. У тебя, Ваня, сердце железное, что ли? — только и спросила она.
— Не бывает железных, Оксана Павловна, вам ли не знать? Сосуды, мышцы, нервы — всё как у всех. Просто нам иногда нельзя себе этих нервов позволять — от них люди умирают. Другие люди, — ответил я.
Поднимая веко и оценивая реакцию зрачка на свет, у следующего. Живого.

Глава 9
Пространство для маневра

— Где это наказанье⁈ — хриплый голос Горбатюка застал как раз за приёмом пищи.
Когда сортировать стало некого, и были проведены две операции, вышел в коридор, а там санитары и сёстры позвали в палату. Зашёл — а в ней стол накрытый: хлеб, тушёнка, картошечка отварная с укропчиком, которую как раз кропил постным маслицем Евсеич. Повода не обозначали, но судя по тому, что меня усадили в центре, рядом с сияющим Петром Семёновичем — то ли что-то вроде «прописки», «принятия в семью», то ли просто отметить удачное отражение атаки, и то, что все живы. На войне это самый лучший из возможных поводов. Ну, кроме победы, конечно.
Подумав об этом, я посмурнел так, что девчата наперебой принялись расхваливать и подкладывать мне блюда, фронтовые деликатесы — овощи, сало. Наверное, решили, что мне картошка не понравилась. К которой, кстати, вообще вопросов не было — рассыпчатая, с крупной серой сольцой и душистым маслом. Вопросы были к молчавшей рации, которая портила кардиограмму не только бледной и заплаканной Свете Горелик. К фашистам, что теперь не пешком выбегали из леса, а выезжали на БТРах с пулемётами. Так и впрямь до танков недалеко. И до бомбардировщиков. А вот до победы далеко, да так, что кусок в горло не лез. А сейчас, от недовольного тона капитана, и вовсе поперёк встал.
— Сидишь? — в палату он вошёл, как туча на закате, заняв весь горизонт разом. Ну, то есть дверной проём.
— Виноват, товарищ капитан! — вскочил я, продолжая кашлять, прикрывая рот, чтобы не наплевать в очередной раз не только на воинскую дисциплину, но и лично на старшего по званию.
— Да сиди уж, распрыгался он, — буркнул Горбатюк с каким-то странным раздражением, неискренним как будто. — Ну, если рубаешь, то жив-здоров, получается?
— Он две операции отстоял, Степан Маркович, вот только присел. Садись и ты, угощайся, — пододвинулась ближе к неожиданно смутившемуся Пал Палычу военфельдшер. Чудом обойдясь без углов и матерей.
— Только бегом если, — после четырёх аж секунд мучительных раздумий, видимых невооружённым взглядом, согласился капитан и уселся рядом с ней. — Ты зачем Ганомаг спалил, вредитель?
Этот вопрос, кажется, ещё глубже забил крошки хлеба и картошки, которые я только-только было откашлял. Загорский покосился на Горбатюка с осуждением, а мне пару раз точно и крепко приложил между лопаток. Помогло.
— А что, не надо было? — хрипло, почти его же собственным голосом, спросил я.
— Да не «зачем», а «чем»! — пояснил капитан, крупно посолив и откусив картофелину, поняв, что я ослышался.
— Так спирт с эфиром, — пожал я плечами.
— Почему не просто спирт? — вот вроде бы сидит себе человек, картофель кушает, а взгляд у него такой, что никакого аппетита ни у кого не остаётся.
— Не факт, что он чистый, — начал объяснять я. — Могло и сбить пламя при броске. А просто так, порожней тарой, как-то сомнительно было такую дуру остановить. Эфир загорается лучше, горит жарче.
— Откуда знаешь? — от взгляда Горбатюка полдник едва наружу не попросился. Умеют проницательно смотреть в разведке. Пронзительно даже, я бы сказал.
— Так химия же, десятый класс и первый курс, — удивился я. — Вам, товарищ капитан, банки ставили когда-нибудь?
Неожиданный вопрос его явно не отвлёк, но бровь он чуть приподнял:
— Причём тут банки?
— Ну, их, прежде чем ставишь, над огнём держишь. Бинт или салфетку в зажим, на ткань спирту или эфира, поджёг, в банку сунул — и на спину её прилепил, — рассказывал я очевидное. Загорский и Лида Чарная даже кивнули одинаково, подтверждая технологию. — Так вот если эфир жечь, то банки крепче встают и держатся дольше, воздуха больше выгорает и быстрее, потому и присасываются.
— А химию в десятом классе и в первом курсе ты где изучал? — второй вопрос был задан резко, коротко, как движение скальпеля при экстренной лапаротомии: от нижнего края грудины до лобка, обогнув пупочную впадину, до самого апоневроза. Или при не менее экстренном Кесаревом, когда каждая минута промедления грозит гибелью матери и ребёнка. Второе сравнение, наверное, было ближе, только капитан добывал не дитя из мамы, а важные для него сведения. Из меня.
На моё счастье, память этого молодого тела, прежний владелец которого оказался мне не только тёзкой, но и коллегой, была доступна, и ответил я сразу, без паузы, не меняя выражения лица человека, говорящего чистую правду:
— Я же из Минска сам, товарищ капитан.
— Так вы — минчанин⁈ — воскликнул Пётр Семёнович, резко обернувшись ко мне. — А где жили?
— На Комаровке, — ответил я, глядя на то, как в глазах военврача третьего ранга разгорается узнавание и интерес. Но не такой предметный, как у капитана-разведчика, а тот, который бывает, когда вдали от дома встречаешь земляка.
— Далековато, — будто чуть расстроившись от того, что земляк не оказался соседом, протянул он.
— Да какой там, всё рядом! Окончил девятнадцатую школу-десятилетку на Логойском тракте, на Золотой Горке, от дома до неё близко было, полчаса всего. А потом санитаром при Первой Советской устроился, — продолжал я, понимая, что сейчас могу или крупно выиграть, заполучив в земляки начальство, или крупно проиграть, если начну врать разведке.
— В Первой Советской⁈ — едва не вскочил Загорский, пошатнув стол. — А в каком отделении?
— Да поначалу-то во всех, — развёл я руками, будто кинохронику просматривая чужую память: узлы грязного белья, ленты бинтов, вёдра, швабры, утки… — А потом повезло: Клумов Евгений Владимирович приметил, к себе перевёл.
— В гинекологию? — удивился он. Или сделал вид, что удивился.
— Нет, в хирургию, — отмахнулся я. Тоже сделав вид, что проверку не заметил. — Он меня на рабфак и рекомендовал, за внимательность, упорство и трудолюбие. А мне просто после дежурства час до дому топать было лень, вот и оставался. На трамвае-то не накатаешься.

Я рассказывал чужую память, как свою. Так же избегая тонких и опасных мест, вроде того, почему семья Вани Николина переехала в барак № 4 на Комаровке из профессорского дома с Ленинской улицы. Куда в 1937 году пропал отец, друг и коллега декана медицинского факультета Белорусского государственного университета, профессора Соколовского. Почему ученик профессора, Евгений Клумов, взял сына врага народа сперва санитаром, а потом и помог с поступлением.
Загорский, судя по застывшему лицу, имел полное представление о том, какие перспективы были в те годы у опальных врачей и членов их семей, поэтому вопросов уточняющих больше не задавал. Только кивал время от времени, но не мне, а Горбатюку, который теперь пронзительно смотрел на нас обоих. Но молчал Пётр Семёнович только до той поры, пока я не стал рассказывать о стажировках у Моисея Наумовича Шапиро, директора госпитальной хирургической клиники, и у заведующего кафедрой общей хирургии, Владимира Викентьевича Бабука. Авторитет этих корифеев в ортопедии, травматологии, военно-полевой хирургии и трансфузиологии-переливании крови был непререкаем, и, кажется, одним упоминанием этих фамилий я снял вопросы по моим навыкам. Оксана Павловна, по крайней мере, смотрела на меня, как на члена Реввоенсовета, лично знакомого с Будённым, Ворошиловым и самим товарищем Сталиным.
— Ну что, всех знакомых вспомнили? — прервал Горбатюк Загорского, когда разговор в третий раз зашёл о том, как долго было ждать в довоенном Минске «третий номер», трамвай, на который полагалось пересесть в «первого номера», чтобы доехать до площади Свободы, которую Пётр Семёнович по старой памяти называл «Соборной». — Я вообще-то по делу зашёл. Пойдёмте-ка вы оба со мной до нашей Светланы дойдём.
Старший радист встретила нас там же и в той же позе. С такими ранениями первые несколько дней широкого выбора в положении тела не было, тем более с шинами на ноге. Глаза её смотрели встревоженно-близоруко, а пальцы скользили по одеялу в поисках очков.
— Как самочувствие, младший сержант? — бодрым тоном, характерным для любого руководителя, пришедшего к подчинённому в больничную палату, спросил Горбатюк.
— Спасибо, всё хорошо, товарищ капитан, — ответила она, поспешно заправляя дужки за уши, от чего они чуть оттопырились и снова стали выглядеть совсем по-детски. Стёклышко ещё это треснутое…
— Это хорошо! — поспешно подхватил он, опасаясь, наверное, возможного продолжения и жалоб. — Давай-ка, Светлана, шарманку свою заводи. Надо телеграмму отстучать.
Он шагнул вперёд, перекрывая широкой спиной весь обзор, и, судя по движениям плеч, протянул что-то лежавшей девушке. Подождал немного и забрал обратно. Когда капитан обернулся, смотрели мы с Загорским не на него, а на радистку, у которой словно вся кровь от лица отлила.
— Ну-ну-ну, милая моя, давай-ка подышим поглубже, — тоном родного дедушки начал военврач третьего ранга, подходя к изголовью. — Давай, и-и-и раз, и-и-и два!
Она задышала дисциплинированно, на счёт, а он, потерев предварительно ладони, начал массировать ей ушные раковины, обеспечивая приток крови. Через минуту-другую порозовели и щёки. Но на то, как трогательно и наивно выглядели в косых солнечных лучах её розовые ушки, смотреть мне стало совершенно невыносимо. Потому что, в отличие от Загорского, я понимал, какой запрос скорее всего просил отбить в штаб Горбатюк. И какой ответ вероятнее всего мы сейчас получим. И он никак не сочетался с ранеными, девочками и ранеными девочками, находящимися без поддержки регулярных частей во вражеском тылу. С двумя десятками бойцов.
— Спасибо большое, товарищ военврач, мне уже лучше. Руки у вас золотые просто, — смущённо улыбнулась она. Да так, что мне даже здоровое молодое сердце как тисками сдавило. — Я готова приступать, товарищ капитан!
— Давай, Света, телеграфируй! — кивнул Степан Маркович, убирая в нагрудный карман свёрнутый листочек. И закрывая карман на пуговицу.

Ответа мы ждали минут двадцать. И всё повторилось совершенно так же, как и в прошлый раз: радистка дёрнулась, ойкнув от боли в ноге, сжала зубы и начала записывать принимаемое сообщение. И слёзы потекли по её щекам почти сразу. И в обморок она упала точно так же, только бумагу передать Горбатюку на этот раз не успела. И нашатырь взял с тумбочки я сам, не вызывая фельдшера. Чувствуя, что дверь за нашими спинами капитан закрыл не просто так.
Он смотрел в листочек долго. Текста там, конечно, было мало, но то, что размышления он вызывал тяжкие, по лицу Степана Марковича читалось вполне ясно. Мы с Загорским стояли не шевелясь.
— Она в порядке? — спросил капитан, глядя на бледную девушку, неловко пытавшуюся утереть слёзы под очками.
— Относительно, — с недовольством врача, переживающего за пациента, отозвался Пётр Семёнович. — Если больше сеансов связи не планируется, я дал бы ей люминалу. И оставил спать. Она слаба после ранения.
— Не планируется, — сухо ответил Горбатюк. А Свету аж затрясло от рыданий. — Пришлите сестру, пусть поможет, или как тут у вас полагается. Оба за мной.
И он вышел из палаты, повернув не к ординаторской, а к выходу. Глянув мимоходом на плохо замытые пятна крови в местах, где носилки, затыльники винтовок и ещё какие-то железки сорвали краску. Под которой на светлом дереве были бурые разводы.

— Читайте. Про себя только, — буркнул он, передавая Загорскому листок, который нёс зажатым в кулаке.
Военврач обернулся на меня, повернувшись так, чтобы я мог читать, глядя ему через плечо. Расправил, осторожно разглаживая ладонью, мятую бумагу, кое-где будто бы влажноватую. И думать о том, от каких новостей могли потеть ладони у боевых капитанов разведки, не хотелось совершенно. Но читать пришлось.
«Правый берег Днепра занят прот. В вашем кв скопл сил переброска брон и арт. По возм отбыть к с Шульговка Днепропетр обл на соед с 273 СД». Позывной и дату Света записать успела, а вот время — уже нет. Тут и постарше, посильнее, поздоровее человек бы в обморок упал.
— Ваши предложения? — робким голосом спросил Загорский. Видимо, на правах старшего по званию. Либо из-за того, что сам предложений не имел. Он, судя по нему, и содержание телеграммы понял не до конца.
— Завтра тут будут если не танки, то миномёты, — еле слышно прохрипел Горбатюк. — Послезавтра — гаубицы. И мы все тут останемся навсегда. Это если бомбовозы не налетят. Тогда быстрее.
— Но как же… — Пётр Семёнович прижал пальцы к губам. Жестом, более характерным для земского врача прошлого века из каких-нибудь дешёвых водевилей.
— Элементарно, — ответил зло капитан, и я аж вздрогнул, как похоже вышло на Ливанова опять. — Вж-ж-ж — у-у-у-у — бабах! И тишина.
От его доходчивого пояснения порядка действий при воздушной атаке бомбардировщиков легче, конечно, не стало. Стало холодно спине и жарко в груди.
— Как дойти до этой Шульговки без проблем? — со второго раза получился вопрос у меня. С первого связки как-то не сошлись. Да ничего у нас как-то не сходилось.
— Без проблем? Никак, — с грубой прямотой ответил он. И Загорский опустился на скамейку, возле которой мы стояли. — С минимальными — бойцы и персонал медпункта выходят к Знаменке, дальше на Александрию, ко Днепру. Ночные переходы, переправа под огнём.
— Это минимальные? — едва слышно прошептал Загорский.
— Это, Пётр Семёныч, вообще идеальный вариант. Идти ночами по тылам и надеяться на то, чтобы на переправе были лодки. Или на берегу деревья, — жалеть он нас не планировал. Как и себя.
— Нам нужно время, чтобы подготовить раненых к транспортировке, — не узнав своего голоса, сказал я.
— Вам, сержант, нужно вернее понять сложившуюся обстановку, — с большими паузами, в которых угадывались другие слова, ответил Горбатюк.
— А как же Красная Армия? Контрнаступление? Выбить мерзавцев с родной земли? — на Загорского было больно смотреть. И не было понятно — он и в самом деле не понял сказанного, или старался убедить себя в том, что всё будет хорошо.
— А Красная Армия, товарищ военврач, несёт потери. Огромные потери! — хриплый шёпот сбивался на рык. — В территории, технике и личном составе. И то, что у нас тут второй день под яблоньками кресты со звёздами появляются, лишь тень, песчинка малая! Правый берег Днепра занят, весь! До Красной Армии полтыщи вёрст по тылам!
— Мы найдём телеги. Если идти с дальними головными дозорами — шансы есть. Гораздо лучше, чем если остаться, — я говорил тихо, но твёрдо.
— Лучше, чем погибнуть? Ну да, тут любой шанс лучше, конечно, — не удержавшись, съязвил он.
— Вот и я об том же, — сделал вид, что не заметил сарказма я. — Тот Ганомаг, который Саня тормознул, на ходу?
Горбатюк уставился на меня таким тяжёлым взором, что чуть к земле не пригнуло, еле устоял.
— Поясни?
— Если есть знающие язык — пустим вслед за телегами. В них промеж раненых устроим бойцов, без формы или в рванине, вроде пленных. Издалека никто проверять не будет. Если влипнем — будет больше шансов, а конвой немецкой брони нам будет и тыловым охранением, и прикрытием, — навскидку выдал я.
— Не лишку ли «если», сержант? — помолчав, спросил капитан.
— Пётр Семёнович, как врач опытный, мудрый, не даст мне соврать, — опять разделил я и внимание Горбатюка, и ответственность за сумасшедший план, — мы все умрём. Тут вообще вариантов быть не может, никто вечно не живёт. Оставаться — верная смерть. Уходить — появляются шансы. Дерьмовые, конечно, но нам тут перебирать не с руки, Степан Маркович.
Я понимал, что от его решения зависели жизни. И его бойцов, и нашего медпункта, и всей Перегоновки, от стариков до младенцев. И он тоже это понимал, куда лучше меня. И помочь убедить его могло только чудо. Или немного лжи во спасение. Которая дала бы ему надежду на то, что он выбирал не между «положить всех сразу» и «растянуть гибель остатков дивизии на несколько дней», а между «умереть» и «спасти хоть кого-то».
— Нагло. Сумасшедшее предложение. Почему пленных гонят к линии фронта, а не от неё? — он начал обдумывать. Это была половина победы, нужно было дожать.
— Заплутали, бывает. У них в Германии таких просторов нет, вот и растерялись на открытом воздухе, — убедительно давил я. — Проверки мы всё равно не пройдём никакой, даже визуальной с близкого расстояния, но прущий уверенно, как дома, Ганомаг за колонной пленных никто за попытку прорыва не примет. Потому что нагло. И сумасшедшее предложение. Зато если выгорит дело — мы майора до своих донесём.
Это был финальный козырь. Старый друг Горбатюка, Павел Привалов, тот, кто закрыл собой девочку от близкого разрыва снаряда, дороги наверняка не пережил бы. Я это знал точно. Загорский тоже. Но Степан Маркович получил краешек надежды. И вцепился в него мёртвой хваткой. Только живой.
— Авантюра… Так. Вечером и ночью заложим фугасы. Перераспределим пулемёты. Если танков не будет, или будет, но не больше двух и с нужной нам стороны — какое-то время продержимся. Персоналу госпиталя начать подготовку к спешной эвакуации и сбор гужевого транспорта среди местного населения! — к концу фразы он перешёл на привычный уставной язык. Значит, принял и готов был решать боевую задачу, которую сам себе и поставил, пусть и с моей подачи.
— Есть — приступить к подготовке и сбору, товарищ капитан! — вытянулся я.
Он только рукой махнул и отправился, ускоряя шаг, к своим.

И в это время в вечеревшем небе, начинавшем темнеть с востока, раздался гул моторов.
С запада.

Глава 10
Сгущаться больше некуда

— Воздух! — рванули вечернюю тишь над Перегоновкой чьи-то крики с разных концов.
И деревня вымерла снова. В очередной раз.

С запада на восток летели самолёты. Шум двигателей, казалось, гнул к земле и заставлял дрожать молодые яблони и старые шелковицы. Недвижимо, словно приготовившись к бою, стояли старые дубы и грабы. И с них будто брали пример бойцы Горбатюка, тоже готовые стоять до последнего. Даже против летучих громадин, вооружённых бомбами, пушками, пулемётами. Крылатых машин, которых с земли даже видно не было — самолёты шли на больших высотах.
Когда гул начал стихать, в палату к Свете Горелик влетел капитан.
— Нужна связь со штабом! Они летят на Днепр, наших бомбить! — выдохнул он с привычной хрипотцой киношного детектива. Только похож сейчас не был совершенно — пыльные сапоги, гимнастёрка, распоротая в двух местах пулями, тусклый блеск глаз крайне напряжённого, но смертельно уставшего человека.
Катя, менявшая флакон с раствором Петрова в капельнице, стойка которой была сделана из черенка лопаты, крестовины внизу и двух верёвочных петель сверху, ахнула и выронила ёмкость. То, что я успел поймать её до встречи с досками пола, было редким чудом — повернулся было попросить Горбатюка не орать и не мешать, пока осматривал ногу радистки, заметил, как выскользнула из пальцев медсестры бутыль и дёрнулся, ловя её.
— Катюша, осторожнее. На счёт они у нас, жалко разбивать, — буркнул, выпрямляясь и передавая беглянку обратно.
— Простите, Иван Николаевич, рука дрогнула, — у неё, кроме рук, и подбородок задрожал.
— Не удивительно. Когда товарищ капитан команды боевые отдаёт, все дрожат, и чужие, и свои, — кривовато пошутил я. — Степан Маркович, подождите пару минут, я закончу перевязку.
На лице капитана разведки смущения не было. Были досада за задержку, и та самая усталость, которая, кажется, была основным фоном и мотивом его портрета. И не только его. А мысль о портрете навела почему-то на воспоминания о плакате, что висел в одном из госпиталей: «НЕ БЕРИ ТРУБКУ С СОБОЙ!». И тяжкие картины из остатков одного из блиндажей, на который навёлся тяжёлый дрон, на сигнал с чьего-то смартфона.
— Товарищ капитан! А немцы могут запеленговать сигнал? — дёрнувшись к Степану Марковичу, выпалил я. Так, что вздрогнула даже Светлана, уже щёлкавшая какими-то тумблерами на зелёном гробу рации.
— Отставить связь со штабом! — мгновенно среагировал Горбатюк, оказавшись возле сундука с прибором так, что я и не заметил. И выдернул провод от рации к батарейке. — Еремеев, Скворцов — ко мне!
Высунувшись в окно, заложенное выше половины мешками, он будто первым нарушил режим тишины, и с улицы стали доноситься звуки беготни, окрики и голоса скотины.
— Рацию перенести в крайний амбар на северном краю деревни. Мачту антенны разобрать бережно, установить там же, внутри, маскируя под громоотвод. Выполнять! — видно, что Холмс был зол, куда хуже Мориарти. Парни, те же бойцы, что недавно заносили оборудование и получали «цэ-у» по монтажу, тон капитана оценили и исчезли с инвентарём мгновенно. Я, Горбатюк, Катя, подошедший Загорский и Света смотрели молча за тем, как уползали за окно провода.
— Не подумал, — с заметным разочарованием проговорил он. — Пеленгаторные станции у них в каждой радиороте. То, что мы второй раз их спровадили, наверняка уже известно. Квадрат вычислить недолго.
— То есть завтра нам тут можно ждать чего угодно? — спросил я без всякой радости.
— Сегодня, — полоснул по мне взглядом он. Давая понять, что при девчатах можно было бы и помолчать. А потом уставился на военврача.
— Пройдёмте в ординаторскую, — опомнился тот.

— Что думаете, Степан Маркович? — растерянным голосом спросил Загорский, когда я, вошедший последним, закрыл за собой дверь.
— Действуем по утверждённому ранее плану. Вы собираетесь как можно быстрее. Мои роют землю, ставят укрепления. Хотя какие к бесу укрепления против танков за ночь… — махнул он рукой.
— Вы ждёте танков? — глаза Петра Семёновича округлились. Я поморщился — недавно же об этом был разговор. И то, что гул моторов не сменился воем падавших бомб, было очередным чудом. Видимо, деревню сочли слишком малой целью для поражения. Или перед вылетом фашистское командование ещё не знало о потере бронетранспортёра с несколькими десятками пехоты, и не успело обозначить наш квадрат на лётных картах или заданиях, или где они там обозначали цели.
— Я, товарищ военврач третьего ранга, давно ничего не жду, — ответил Горбатюк. — Я в меру сил готовлюсь к отражению очередной атаки противника всеми силами и средствами. А ваша задача — сделать так, чтобы данный квадрат мы покинули как можно быстрее.
— В лесу есть кто-то из ваших? — спросил я, отводя гнев от Загорского. Кажется, ещё немного — и капитан начал бы орать, а на это не было времени.
— А что? — едва не прорычал он, поворачиваясь ко мне. Допекли разведку доктора́.
— Ясно, что нет свободных. Но нам бы хоть на чуть-чуть проверить пути отхода. Если уже окружили — нет смысла лишний раз трогать «тяжёлых».
— Вы предлагаете бросить раненых, Иван Николаевич⁈ — высоким голосом вскричал Загорский. — Оставить здесь этим мерзавцам советских людей, красноармейцев⁈
Мы с Горбатюком не взглянули на него. Оба предельно точно понимая, что два десятка живых дивизионных разведчиков, пара хирургов, фельдшеры и медсёстры — нужнее и полезнее для Красной Армии, чем они же, но мёртвые, в компании ещё десятка других, в шинах и бинтах, без рук и ног.
— Палыч… Костырев ушёл смотреть, — ответил капитан. Глядя в глаза мне, сержанту. Игнорируя военврача третьего ранга.
— Добро. У этого мышь не проскочит, — кивнул я. — Бензину бы с маслом раздобыть ещё.
— Для чего? — прищурился он.
— Эфир со спиртом сгорают быстро, летучие очень. Если машинного масла или смолы какой-нибудь добавить — на броне останутся, чадить будут.
— Тоже в школе на химии говорили?
— Нет, один фельдшер, что Финскую прошёл, на курсах рассказывал, — удачно подвернулся факт из «новой» памяти. И ответ вышел предельно честным.
— Найдём. По раненым что думаешь?
— Дождёмся Палыча. «Лёгкие» будут готовы к отправке утром, — не стал развивать мысль я.
— Добро, — кивнул Горбатюк. — Работаем.

Пётр Семёнович Загорский неверным шагом дошёл до кушетки и лёг. Дверь за начальником разведки дивизии и молодым сержантом закрылась, оставив его в ординаторской. Старый опытный врач сперва было оскорбился тому, что эти двое взяли всё в свои руки. А потом подумал о том, что во всех этих обидах и переживаниях не было никакого проку. Завтра все умрут. И бойцы, и раненые, и жители этой деревни. Мощь и напор немецкой военной машины, виденные не раз за эти два неполных месяца, сомнений не оставляли.
Мне мысли военврача третьего ранга были не известны да и не важны. Собрав в сестринской Пал Палыча, Оксану, которая просила не называть её по отчеству, Евсеича, санитаров и сестёр, дал команду: готовиться к спешной эвакуации. На вопрос о числе эвакуируемых, ответил по возможности расплывчато — зависит от количества найденного транспорта. Завхоз, услышав это, покрылся потом и сидел, как на иголках, вылетев за дверь, едва я велел всем разойтись. Его даже было по-человечески жалко — как и на что за это время он мог купить или сменять у местных лошадей и телеги? Но думать себе об этом я запретил. Работа у каждого своя. Моя — оперировать, и ещё трое в плане на сегодня ждали того, когда я приступлю к ней. Один мой и двое — Загорского, который из ординаторской так и не вышел.
У двери палаты с одним из больных Петра Семёновича сидел на корточках боец с самокруткой в руках. Махорочные крошки под его ногами давали понять, что сидел он давно, рассыпал почти весь табак, но вряд ли заметил это.
— Тут не курят, товарищ, — мягко сказал я, подходя. Видно было, что он не просто так тут торчал, прячась от Горбатюка.
— Товарищ военврач! — он вскочил, уронив самокрутку. — Спасите Володьку! Как же я домой-то вернусь без него? Мамка его следить велела, с одной деревни мы, с Прохоровки. А как тут уследишь, когда немец сыпет и сыпет?
Он частил, говоря какую-то ерунду про деревню, тётю Таню, что убьёт его за Володьку, про подлых фашистов. А я даже не знал, что ждало меня там, за дверью.
— Пусти, боец, поглядеть. Может, и получится что с дружком твоим. Крепко, гляжу, дружите? — я внимательно следил, чтобы не сказать «дружили».
— С сопливых лет вместе, товарищ военврач! Сколько соли вместе съели — не пересказать! Спасите его, пожалуйста!..
Взрослый парень, постарше меня, просил за друга. И я не мог ему ничего обещать, потому что не видел раненого.

Внутри палаты были Маруся, светловолосая и ясноглазая, но опять заплаканная, и хмурый Пал Палыч. Он и доложил:
— Обширная кровопотеря, Иван Николаевич. Шок. Вены спались, раствор залить невозможно. Я читал, что можно как-то разрез сделать, венесекцию, но как найти саму вену, там написано не было. Может быть, вы знаете?
Ещё один смотрел на меня в ожидании чуда. И уже не красноармеец из деревни, а опытный земский фельдшер. Который понимал прекрасно, как и любой в этом времени, что спасения нет.
Я осмотрел бледного парня. Без сознания, дыхание паршивое, пульса почти нет, как и реакции зрачка на свет. На сортировке такого я бы велел вынести на улицу. Но сейчас было больше времени, и за ним не ждали своей очереди те, кого точно можно было бы спасти. Значит, стоило попробовать.
— Пал Палыч, шприц Жане на двести миллилитров. Наберите Рингера. И иглу самую большую из тех, что есть, — велел я. — И во второй шприц новокаину.
Сироткин распахнул глаза так широко, что стали видны желтоватые снизу белки, но почти сразу же кивнул и засуетился. Маруся теребила в руках край фартука. Но её помощь мне и не требовалась — салфетку взял сам, намочил спиртом, протёр ближнюю ко мне, левую голень. Широкие растоптанные ступни, покрытые мозолями будто подтверждали пролетарское происхождение Володьки.
— Прошу, доктор, — с неожиданным уважением передал мне шприц фельдшер. — Игла Кассирского, больше нету.
— Годится. Спасибо, Пал Палыч, — кивнул я, принимая диковиный инструмент, о котором только в книжках и учебниках читал: здоровенную иголку, с помощью которой делали пункцию грудины, получая костный мозг для анализа. Только мне сейчас он был без надобности, и защитный щиток, что ограничивал глубину прокола пятью миллиметрами, я снял.
В четыре глаза они смотрели за тем, как делалась пункция большеберцовой кости. Каждый, кто уверен, что знает анатомию, уверен также и в том, что делать уколы в кость невозможно. Это не так. И когда толстая игла ушла в неё под коленной чашечкой, Маруся и Сироткин ахнули совершенно одинаково. Потом охнули, когда я начал будто ввинчивать иголку в ногу лежавшего без сознания раненого. Потом резко, будто ударами, вводил первые дозы раствора. Потом сменил шприц, не вынимая иглы, и ввёл новокаин, помня о том, что такие внутрикостные инфузии крайне болезненные. Ассистенты, кажется, не дышали, пока весь раствор из первого шприца, снова вставшего в иглу, не оказался в раненом.
— Шину!
Оструганная доска оказалась в руках сама собой, я не видел, чтобы Пал Палыч шевелился. Прибинтовал к ноге, фиксируя коленный, голеностоп и бедренный суставы. К шине пристроил иглу, оставшуюся в кости, которую закрепил «флажками» пластыря.
— Стойку для капельницы поднять максимально, под самый потолок, чтоб лучше капало. Два Рингера ему. Первую дозу болюсно ввели, дальше можно капать. И нужно. Следите только за системой, Пал Палыч, и зовите меня, если перестанет работать.
Посмотрев внимательно на Сироткина, вздохнул и повторил ещё раз, поводив ладонью предварительно перед его лицом. Он вздрогнул, кивнул и наклонился за флаконами раствора.
— Ай, мамочки! — взвизгнула Маруся и отскочила от стола, едва не упав. Я проследил за её взглядом. Володька открыл глаза. И лампа показала, что зрачки начинали реагировать на свет.
— Так-то лучше. Шевелиться не давайте ему. Я зайду ещё позже, — кивнул я, выходя. Слыша за спиной тревожный шёпот Пал Палыча: «С ума сойти! Без давления, „сухого“ и ледяного, без вен!.. С того света вынул, Царица Небесная!». Но дальше слушать не стал — у меня была работа за соседней дверью.

А когда финальная операция подходила к завершению, снаружи раздался тот самый звук, такой знакомый по прошлой жизни, от которого заныли не то, что зубы, а обе челюсти целиком.
— Катя, Лида, Оксана — в коридор бегом! — крикнул я.
— А вы как же? — вразнобой воскликнули Белова со Смирновой. Чарная только глазами хлопала.
— Бегом! — рявкнул я. — Дошью сам!
И на горемычную Перегоновку начали падать мины.

Я не разбирался в калибрах и дистанциях, в видах и свойствах вооружения этого времени. Но миномёты ненавидел всей душой, потому что осколочных и рваных ран, которые оставались после разрывов что тех мин, которые выли за стенами школы-госпиталя сейчас, что их «внучатых племянников», сбросов с дронов и подрывов FPV-шек через восемьдесят лет, насмотрелся с избытком. Там, в будущем, эти крылатые убийцы ещё умели и в блиндажи, и в окопы залетать. От миномётного обстрела можно было укрыться под землёй, живым. От высокоточки будущего шансы стать «двухсотым» были близки к ста процентам.
«Положить» мину в окно операционной по навесной траектории было невозможно. От осколков меня защищали стены и мешки в оконных проёмах. Поэтому я продолжал работать и закончил шов. А потом вышел в коридор и велел Рахиму и Толику перенести носилки с раненым со стола в палату. Смотрели на меня и они, и остальные, очень выразительно, конечно.
— Не стоим в проходах, ребята. У нас двери настежь, осколок снаружи прилетит — и привет горячий. Айда глянем, чем перекрыть можно, — кивнул я стоявшему ближе санитару.
Мы вытянули из перевязочной лавку, тяжёлую, как холодильник, и в перерывах между разрывами на улице, уложили поперёк дверного проёма, пристроив сверху одну из снятых с петель дверей. Сомнительная, конечно, вышла городьба, но всё лучше, чем ничего.
Сколько времени длился обстрел, я не заметил. Но навскидку около получаса, судя по часам, висевшим в нашей сортировочной части коридора. То, что время на них еле угадывалось, говорило о том, что вечер уже довольно поздний, и стрелки это предположение подтверждали. Но ночь обещала выдаться тяжёлой.
Так и вышло. Стоило перестать выть проклятому железу снаружи, как санитары тут же выскочили на улицу, и через нашу разобранную баррикаду из двери и лавки, и через развороченный угол дальней палаты. И совсем скоро принесли нам работу. Много работы. Очень много.
Радовало только то, что протокол «КУЛАК» все запомнили на отлично. Знания, полученные и применённые хотя бы раз в боевой обстановке, выжигаются в мозгу, как гравировка по металлу. Больше не радовало ничего.
Старики, женщины и дети. Те, кого в самую последнюю очередь ожидаешь увидеть в военном госпитале. С осколочными ранениями и минно-взрывными травмами. Те, кого представляешь себе на завалинках или у плетней, в поле, у печи, в хлеву возле скотины, а никак не в крови и дерьме на брезенте. С ранениями, смотреть на которые было тяжко даже мне.
В воздухе пахло тяжёлым медным запахом крови и острым — нашатыря. Который, кажется, перестал действовать на медсестёр. Слёз уже не вышибал — они рыдали и без него. Вернуть сознание, перегруженное чужими смертью и болью, спрятавшееся само от себя, резкой вони было не под силу. И «лёгкие», «ходячие», пробирались в указанные мной, Оксаной или Пал Палычем палаты, с ужасом глядя на бледных девчонок в окровавленных халатах и косынках, что сидели у стены с остановившимися взглядами. Орать на них, бить их по щекам, не было ни смысла, ни времени.
Поток прекратился после полуночи. Загорский, вышедший из ординаторской через какое-то время после завершения обстрела, сказал только одну фразу:
— Командуйте, Иван Николаевич.
От него пахло спиртом, но руки не тряслись. И работали мы с ним до рассвета.

— Где? А чего он там делает? — разбудил громкий хриплый голос. В ответ ему звучал шёпот, слов в котором было не разобрать. Но явно встревоженный и злой.
— Понимаю, милая, понимаю всё, сам не ложился, но времени нет у нас. Веди давай!
Тело сказало «я не встану!». Громко, отчётливо, матом. Когда садишься на минуту передохнуть, а открываешь глаза в той же позе, сидя скукожившись на табуретке в углу операционной, но через час — такое случается. Охая и повторяя за телом и мышцами отдельные слова про себя, встал и поковылял к двери на неустойчивых ногах, по которым будто кололи тысячи иголочек.
— Степан Маркович, я здесь! — голос тоже прозвучал, как «отсиженный».
— Палыч вернулся, — в лоб зарядил Горбатюк.
— Проходите, — я подвинулся, чтобы освободить дверной проём, и едва не упал. Он подхватил меня под локоть. Рука была твёрдой, как тиски, но подрагивала.
— Обкладывают, но методично, неторопливо, как привыкли, как на учениях, суки, — зло начал он. — Кольцо сомкнут завтра к обеду, ну, или к утру. Уходить нужно сейчас.
— Понял. Дайте час мне.
— Я-то дам… — он не сдержал вздоха.
— Постараюсь быстрее. Если Евсеича вчера миной не накрыло. Тогда придётся на своих двоих. У кого две пока.
— Шуточки у вас, докторов, тьфу ты, — он нахмурился.
— В том беда, что шуточками тут и не пахнет.
— Да знаю я, Ваня, знаю… Все в один голос говорят, что ты — от Бога врач, что кабы не ты…
— Партия учит, что Бога нет, Степан Маркович. И святых угодников нет. А вот великомученики есть, точно. В палатах с восьмой по четвёртую лежат, — жестко перебил его я, кивнув в сторону коридора. — А из остальных тут только мы да фашисты в лесу. Им плевать, от кого я врач.
— Как думаешь, сколько народу дойдёт до наших? — огорошил он меня вопросом не по профилю. Не про раненых, а вообще.
— Не думаю, товарищ капитан. Это слишком дальний прицел, чтоб о нём думать. У меня дальше «выйти за пределы деревни» планов пока нет, — честно ответил я.
— Молодец, — искренне кивнул он. — Вот так и продолжай. А то горизонт-то, он, сам знаешь, с каждым шагом всё дальше.
— Поэтому наша цель — не горизонт и не то, что за ним, а первый шаг. А за ним — второй, — согласился я.
— Давай, не буду мешать сборам. Помочь, извини, тоже не могу, — развёл он руками.

— Да лишь бы не мешали, — улыбнулся я. Порадовавшись тому, что на его сером в зелень с недосыпа лице, покрытом пылью и сивой щетиной, тоже появилось подобие улыбки. — А бойцы не подведут? Ну, кому придётся с немцами говорить?
— А у тебя, доктор, как с языками? — прищурившись, спросил он.
— Нормально, товарищ капитан. Нас учили их булавками к воротникам пристёгивать, чтоб не западали, пока без сознания раненого тащишь. И я не доктор, — ответил я совершенно спокойно.
— Да тьфу ты ещё раз, — поморщился он. — Я про немецкий!
— А булавке всё равно, Степан Маркович — она вообще английская! — вытаращил я глаза, как исполнительный, но очень недалёкий сержант. И пояснил, дождавшись ухмылки Горбатюка, — В рамках школьной программы знаю, ну и перед отправкой повторяли: хенде хох, аусвайс, нихт шиссен.
— Нихьт, — поправил он, — мягше надо. Это диалект какой-то ихний, я сам не особо в этом, а вот Саня в разведшколе лучшим был, то ли три, то ли аж четыре тех диалекта освоил. Не подведут парни, не робей.
И капитан ушёл, хлопнув мне по плечу.

Не подвёл и завхоз. В смысле — наоборот, подвёл, но пять телег, запряжённых лошадьми разной степени ущербности. А с ними пришла, еле переставляя ноги, старуха, выглядевшая лет на сто минимум.
— Ты старшой что ли будешь? — прошамкала она беззубым ртом, после того, как Евсеич что-то нашептал ей на ухо. Так громко, что слова о том, что «это самый главный дохтур!», услышал даже я, стоявший в трёх шагах.
— Я, — исправлять и конкретизировать про санинструктора, а не доктора, про заместителя или ещё что-то, было уже ни к чему. Вчерашние слова Загорского, «командуйте», не развязали мне руки, а будто положили на спину тонну груза. Который он с себя, конечно, не снял, но прилюдно разделил. Но я к этому был готов.
— Молод больно, — заявила бабка.
Я не ответил и в лице не изменился, продолжая смотреть на неё, в глаза, один из которых был поражён катарактой.
— Уходить вам надо, хлопчики, — не дождавшись ответа, продолжила она. — Нас-то не жалко, нас не тронут, да и отжили мы своё. Только возьмите с собой детишек да девчат. Им немец житья не даст, уж я в ту войну насмотрелась…
Она говорила медленно, прерываясь на то, чтобы перевести дух. Старая женщина, на чью долю выпало много бед и горя, просила за детей и внуков, своих и чужих, стараясь сберечь их жизни ценой собственной. Как бойцы Горбатюка, как любой из полкового медпункта. Как и я сам.
— Возьмём, бабушка, — кивнул я. Не имея ни малейшего представления о том, как уговорю на это Степана Марковича. Но твёрдо уверенный в том, что как-то уговорю.
Она пристально, испытующе даже, посмотрела на меня единственным зрячим глазом. И кивнула в ответ трясущейся головой в тёмном вдовьем платке.
И в этот миг, вслед за этим кивком, слева раздался крик:
— Танки! Танки от леса!
* * *
Уважаемые читатели!
Огромное спасибо за ваш интерес к истории доктора Николина!
Если кто-то забыл или постеснялся поставить «сердечко», подписаться или оставить комментарий — не стесняйтесь!)
Это очень важно и невероятно воодушевляет авторов.
И будьте обязательно здоровы!

Глава 11
Исход

— Уйди с глаз, сержант! Своим делом займись, не до тебя вообще! — на бегу проорал мне Горбатюк. И как-то вот сразу было понятно — не шутил совершенно. И ТТ в его руке подтверждал слова капитана. И стрельба с двух концов деревни.

Мирные с криками кинулись по домам. У меня в этом мире дома не было. Ничего у меня здесь не было, кроме долга и работы, в которой не было недостатка. А ещё были опыт и привычная врачебная способность сохранять присутствие духа в почти любых ситуациях. И, как учила одна из книг одного из моих любимых писателей, никогда не падать духом на людях. Хотя, как говорил учитель-профессор, иногда приходилось. Но сейчас совершенно точно было некогда.

— Рахим, лежачих выносить через пролом в стене! От входа пусть начнут! Ты сразу ко мне! — крикнул я на бегу старшему санитару, который только кивнул молча. Тоже на бегу.
— Евсеич! Транспорт отгоняй к выпасам, с улицы уводи! По улице и домам начнут бить в первую очередь! — команду завхозу прервал и одновременно подтвердил грохот разрыва снаряда. Хата по левую руку осела, склонившись, будто повесив голову, когда взрыв разворотил почти всю стену, что выходила на прогон.
— Оксана! Всех сестёр и «ходячих» — к садам, бегом! Кто может — пусть помогает санитарам, — военфельдшер, заставшая Финскую, махнула рукой, показывая, что поняла и уведёт всех к фруктовым посадкам к северу за деревней.

Тачки за школой стояли со вчерашнего дня. Золотой мужик Евсеич, конечно. Мы с Рахимом, Пал Палычем и задыхавшимся, но помогавшим наравне с молодыми, Загорским укладывали медикаменты, перевязочный и шовный материалы, работая быстро, слаженно. Разрывы снарядов не оставляли шансов на то, чтобы работать медленно и вразнобой.
— «Сто пятые» садят, — словно себе под нос проговорил Рахим. Впервые на моей памяти сказав что-то не в ответ.
— По звуку понял? — спросил я, просто чтобы ослабить то напряжение, что звучало в его голосе. Когда человек говорит, ему делается легче, кому, как ни врачам, знать об этом.
— Да. И по звукам, и по воронкам. Такие, двухметровые, от них остаются. От «сто пятидесяток» больше. И от хаты той, которой стену взрывом снесло, камня на камне не осталось бы, — он благодарно кивнул мне за возможность выговориться.
— Там мазанка, в ней камней, считай, нету, — Пал Палыч был тоже не против поучаствовать в дискуссии. Артобстрел, сперва какой-то редкий, хаотичный, превратился в монотонную долбёжку по ушам. С разницей секунд в двадцать звучали разрывы. И, кажется, всё ближе.
— Уходить надо, Иван Николаевич. Они сейчас наведутся по корректировщику. Три залпа уже было, вот-вот накроют нас, — тревожно сообщил Рахим. Громко. Тут все говорили громко.
— Лежачих всех вынесли? — обернулся я, заканчивая укладывать вещмешки, в которых, переложенные перевязочными пакетами, стояли бутылки с растворами.
— Две палаты осталось, — ответил он. Откуда и знал-то?
— Ты — со мной! Пётр Семёнович, Пал Палыч, отходите к садам! — я рванул в госпиталь. За вчерашний день бойцы облагородили развороченный оконный проём, настелили досок вроде пандуса.
— А вы как же? — задыхаясь, крикнул Загорский.
— А мы догоним! — уверенно ответил я. И четверти той веры не имея.
Мы успели вынести только двоих.

— Врача! — донеслось от входа. Я бросился туда, передав ручки носилок с майором Приваловым подбежавшему санитару.
На брезенте лежал, хрипло булькая, тот самый парень из Прохоровки, который просил за друга-Володьку и боялся его матери, тёти Тани. Думал я об этом, поворачивая его набок, глядя на ранение грудной клетки. Не осколочное, пулевое.
— Где его так? — да, вопрос прозвучал довольно легкомысленно. Да где угодно, война вокруг.
— У пруда, где фугас стоит! — кричал покрытый землёй и копотью боец. — А он сапёр лучший, доктор, без него с теми проводами-катушками хрен кто разберётся! Наши танк бутылками закидали, да косо вышло, пехоту отсекают теперь, а фугас без Стёпки не подорвать! Там две «тройки» прут от леса, одна уже в деревню заходит. Если наших продавит и через фугас пройдёт — на прямую наводку по госпиталю встанет!
Я обернулся, глянув через плечо в коридор. Конопатый Толя и молчаливый Петро, санитары, тянули очередные носилки. Навстречу им бежали, тяжело дыша, Рахим и Слава. Всё было ясно, как днём: там катит танк, имея все шансы пройти мимо заложенного ночью под дорогой фугаса. За моей спиной лежат те, кто уйти сам не может, а вынести их не успевают. А между этих двух огней стою я над парнем с дыркой в плевральной полости. И времени на раздумья опять нет.
— Не шуми. Сядь вот, отдышись. Вон бутылка стоит, хлебни, но только один глоток! — строго скомандовал я.
Он дисциплинированно опустился на корточки у стены, открыл сперва флакон, а потом глаза пошире. На чёрном лице они смотрелись ярко, контрастно.
— Не смотри на меня, давай: один глоток, и задержать дыхание!
Боец послушался. Отхлебнул, зажмурился, из глаз брызнули слёзы. Вспомнился бессмертный роман Булгакова: «Помилуйте, это чистый спирт!». Пока он пробовал проморгаться и отдышаться, я успел добежать и вернуться из операционной. Как бывает при спешных сборах, захватили не всё, но сейчас это было очень кстати. Толстую иголку и пластырь удалось найти.

Обработать раны, наложить окклюзионные повязки-нашлёпки, проклеивая по периметру. Прощупать верхний край ребра. Примериться и воткнуть иглу в живого человека. Я слишком много раз это делал, чтобы ошибаться. И из коннектора пошёл воздух, полетели брызги.
Я прорезал гимнастёрку над местом укола, закрепив хоть немного и иголку, выведя коннектор наружу.
— Смотри, браток: иголку не трогай, пусть там и торчит. Это как заноза, ничего страшного, — громко, твёрдо и уверенно, так, как и нужно было, убеждал я раненого Стёпку-сапёра, а вместе с ним и хлопавшего глазами бойца, что притащил его. — Ты смотайся в темпе, танк подорви, и возвращайся, понял? Я тут тебя буду ждать, и, как вернёшься геройски, занозу эту вытяну. Смотри, сам не выдёргивай и не крути её, не надо. Справишься?
Лёгкое расправилось, я это видел. Румянец вернулся на щёки второго из Прохоровки. Глаза его горели. Тот, кто сперва с ужасом чувствовал, как воздух не попадает в грудь, а потом получал возможность просто вздохнуть нормально, всегда выглядел очень счастливым.
— Да, товарищ военврач! — громко отозвался он. Закашлялся и выплюнул слюну с серой пылью и копотью. Без крови. Очень хорошо. — Жить буду?
Врать ему было глупо, а терять время — глупее раз в пять.
— Если танки пройдут в деревню — нет. И все, кто лежит в тех палатах, что за моей спиной, тоже жить не будут. А фашист дальше попрёт, за нашими, пока не ушли далеко. Надо остановить танки, Стёпа. Готов выполнять боевую задачу?
— Готов! — широко и хищно улыбнулся он.
— Погоди-ка, — насторожился я, прислушавшись.
Как получилось сквозь обстрел различить сипение в коннекторе — сам не понял. Наверное, повезло. Балда, а ещё врач, называется! В моём времени иглы были с клапанами, воздух шёл только наружу. Эта была обычная, и теперь начала «подсасывать» снаружи внутрь. Грозя тем, что лёгкое схлопнется снова. Выдернул иглу и сделал ещё одну нашлёпку-заплатку на месте прокола. Теперь Стёпка дырочкой в боку не травил.
— Бегом марш! Вернись живым, боец! — последнее напутствие прозвучало грозно.
— Есть — вернуться живым! Васька, хорош зенками хлопать! Бежим взад, там «тройка» немецкая на подходе! — энергия била из него. После ранения, на адреналине, бывает и не такое.
Они успели сбежать с крыльца. Пересечь двор и рвануть перебежками вдоль плетня. Я успел собрать остаток пластыря и салфеток, прихватить почти полную бутылку. И в этот момент залп накрыл школу.

Меня выбросило взрывной волной на крыльцо, едва не переломав рёбра. Но, вроде, повезло. Хотя звука собственного дыхания я не слышал за разрывавшим уши визгом и гулом, на вдохе нигде не кольнуло-не резануло болью. Помотав головой, разевая рот, как карп в магазинном аквариуме, я поднялся и шагнул в коридор. Для того, чтобы ничего в нём не увидеть. Пыль и дым завешивали всё плотно, непроглядно. Казалось, что после взрыва я не только оглох, но и ослеп. Бросаться в этот туман войны не было смысла. Сломав себе ноги в развороченном снарядами полу, я никому лучше не сделаю. И эта простая логика отрезвила. Кажется, даже писк в ушах стал менее болезненным. Но, конечно, только казалось.
Выглянув из дверного проёма наружу, увидел, как со стороны леса в деревню вползал танк. С какой-то уродской короткой пушкой, в непривычной серо-жёлтой раскраске, в нескольких местах покрытой копотью. А за ним цепью двигались каски. На которые я смотрел из-за косяка, расщепленного пулями вчера или позавчера. И подтёсанного Евсеичем сегодня, чтобы торчавшие острые когти лучин не мешали санитарам и раненым.
Ползущая по деревне рычащая громадина будто гипнотизировала. Но недолго.
Едва на срезе, где дорога спускалась к оврагу, появился второй танк, прозвучал взрыв. И, судя по тому, что услышал я его даже сквозь мерзкий писк в ушах, а пол будто ударил в ноги — сильный.

Под днищем урода полыхнуло, да так, что эту здоровенную махину, кажется, даже немного подбросило над дорогой. От моторного отсека полетели металлические полоски, вроде жалюзи. Позади башни, что уже не крутила коротким стволом, взлетел хвост пламени, и потянулся к небу чёрный жирный дым. Касок видно больше не было.
Второй танк, рыскнув было влево, выровнялся и покатил, набирая скорость. Решив, наверное, что двух фугасов в одном месте быть не могло — они, как и снаряды, в одну воронку падать не должны. Так, кажется, говорили ребята-пушкари. Добавляя, что так было раньше. Современные снаряды падали в одно и то же место столько раз, сколько того требовал командир расчёта. «Триста тридцать три» — вспомнилась мне команда на открытие залпового огня из моего времени.
Со второго танка молотил пулемёт. Выстрелов я не слышал, но вспышки и дым видел отлично. Как и то, что короткая пушка вместе с башней начинала поворот. В сторону госпиталя, в дверях которого стоял сержант медицинской службы. Который, кажется, уже никого и ничему не научит.
Из-за плетней, оттуда, где никого, вроде бы, не было и быть не могло, вылетели разом три или четыре бутылки с дымными хвостами. Звона по броне я тоже не слышал. Но полыхнуло так, что даже зажмурился. А когда открыл глаза — увидел, как из пылавшей башни показалась фигура в короткой куртке немецких танкистов. Для того, чтобы сперва вспыхнуть, а потом сложиться будто вдвое, не успев выбраться из люка и спрыгнуть на броню. А со стороны дальнего плетня к гигантскому костру, к который превратилась бронированная громадина, метнулась другая фигура. Державшая правый локоть странно, наотлёт, будто боясь зацепить страшную толстую иголку, которую, не моргнув глазом, всадил в бок доктор. А потом вынул, заклеив место прокола в живом человеке, как камеру на мячике. И я узнал парня из Прохоровки, который бежал, крича что-то. Может, «Ура!», может, «за Родину!». Может, «за Володьку!», лучшего дружка, лежавшего вместе с другими бойцами в палатах за спиной у хмурого сержанта медицинской службы, который учил людей заново ходить и дышать.
За четыре или пять шагов он оказался перед танком, который как-то судорожно дёргал башней, будто рывками поворачивая её в сторону госпиталя. Прикрыл локтем лицо и глаза от нестерпимого жара, вытащил из-за ремня гранату, похожую формой на толкушку для картошки, и резко повёл левой рукой. Там, кажется, был такой запал — для взрыва нужно было дёрнуть за колечко на шнурке. Боец вскочил на переднюю бронеплиту и буквально затолкал гранату в люк, почти намертво запечатанный телом того немца, что торчал наружу. А вот спрыгнуть с пылавшего танка не успел.
Выстрела я снова не слышал. Но видел, как лопнула голова Стёпки, Володькиного друга. Что-то полыхнуло, полетели искры, будто пуля попала не в кость, а в броню. Но падал герой уже почти без головы.
Сквозь писк и грохот в моей собственной, я различил звуки очередей. Били пулемёты. Чьи и по кому — различить по звуку я не мог. Оставалось только надеяться, что наши и по врагу.

Пыль в коридоре осела. Пол действительно в трёх местах был пробит, обломки досок скалились, словно угрожали отгрызть мне ноги. Но возле стены оставался узкий целый участок из одной половицы. И это было удачно — уверенности в том, что я прошёл бы по доске, лежи она посередине ямы, не было. По стенке после контузии шлось гораздо увереннее. До той поры, пока не добрался до двух последних палат, откуда прибежал на зов бойца. Совсем, кажется, недавно.
Время на войне идёт иначе. За краткий его промежуток может случиться многое. Очень многое.
За то, что прошло с того момента, как я оставил здесь Рахима и Славу, санитаров, которые должны были перенести в сады за деревней оставшихся раненых, поменялось почти всё. Рельеф деревенской улицы, изрытой теперь воронками. Архитектура здания деревенской школы. И численность личного состава полкового медицинского пункта.
Школы после того самого места, с которого я сорвался к дверям, передав ручки носилок Славе, не было. Самого Славу я узнал только по яловому сапогу — он один из санитаров щеголял в таких. Второго сапога не было, как и второй ноги. Рахима узнал по тюбетейке, которую он постоянно носил за пазухой, иногда вынимая и гладя бережно. За одним из ужинов он неохотно обмолвился, кратко ответив на мой заинтересованный вопрос, что это — подарок невесты, часть приданого. Счастливый оберег или что-то вроде того. У татар, как он пояснил едва ли не смущённо, говорили «Такыяң котлы булсын!» — пусть тюбетейка принесёт тебе счастье. Молодая жена ждала его в Бугульме. Не дождалась. Не знаю, почему, но я наклонился и поднял тюбетейку. Мятый, круглый, заляпанный кровью и пробитый осколками головной убор с кисточкой на макушке. Как память о погибшем товарище.

Меня толкнули в плечо. Повернулся я медленно. Торопиться, кажется, было уже некуда. Передо мной стоял Саня, Тимофеевский боец-полиглот, и что-то громко говорил, судя о тому, как шевелились губы и летели мне в лицо капельки слюны. Но ничего, кроме писка в ушах, к которому я будто бы уже и привык, слышно не было. Он дёргал меня за рукав. Я покачивался, но от стены не «отлипал». А потом показал себе указательным пальцем на ухо, имея в виду, что не слышу. Он присмотрелся. И по глазам его я понял, что уши у меня, похоже, кровят. И, похоже, сильно.
Я раскрыл левую ладонь и поводил над ней указательным пальцем, имитируя письмо. Но недолго. Потому что то, как тряслись и ладонь, и палец, выглядело отвратительно. С такими руками не хирургом работать, а на маслобойне. Или барменом.
Саня кивнул, мигом выдернул из нагрудного кармана сложенное треугольником полевой почты письмо, огрызок карандаша и быстро набросал что-то, приложив бумагу к стене, рядом с моим правым плечом. А потом протянул мне. И глаза его блестели в полумраке развороченного взрывом коридора совсем не так, как тогда, в рейде за медикаментами.

«Атака отбита. Уходим срочно!» — значилось на жёлтой, плохой бумаге, истрёпанной по краям. Глаз успел ухватить строчки, написанные под другим углом и другим почерком: «г. Энгельс, Саратовской обл.». Странно, он же из-под Брянска, вроде? Хотя, мало ли куда эвакуировали сейчас тысячи людей? Эшелоны с запада, ставшего смертельно опасным, тянулись на восток. Энгельс ближе Челябинска и Екатеринбурга. А, да, сейчас же ещё Свердловск.
От того, что Саня осторожно, но настойчиво тянул к себе письмо, я будто очнулся. Окинул взглядом груды кирпичного боя, обломки стропил сверху и лаг-переводов снизу. Взор скользил по развалинам, цепляясь за фрагменты интерьера. И тел.
— Уходим, — негромко сказал я. Хотя, судя по тому, что он дёрнулся — громко. Надо молчать, пока до наших не доберёмся.
Саня кивнул. Похлопал ладонью себе по воротнику, показал четыре пальца. Я вытянул из кармана бутылку спирта. Он досадливо замотал головой, повторил жест. Память откуда-то, сквозь изводящий писк, сообщила, что он имел в виду «шпалы» на петлицах, знаки различия капитанского звания. Кивнул, давая понять, что перестал тупить и понял. И даже изобразил человека с каменным мудрым лицом, державшего «козью ножку», имея в виду Горбатюка. Боец расцвёл и закивал, показывая, что понял я всё правильно. А потом протянул мне руку, странно, не для рукопожатия, а ладонью вверх, будто на танец приглашал. Я не придумал ничего лучше, чем пожать её, поворачивая так, как полагалось. Но Саня был неслабым парнем, слабых в дивизионной разведке, наверное, не было, и ладонь мою повернул так, как было удобно ему. И потянул за собой. А я с запозданием понял, что бегать глухим в «красной» зоне — так себе решение.
Он помог мне перебраться через завалы, положил и прижал вторую ладонь к макушке, намекая, что ходить в полный рост тут — тоже не лучший вариант. Он почти что тащил меня. Мы шли, иногда срываясь на перебежки, как дошколята, игравшие в «Ручеёк», не отпуская рук, не разжимая ладоней.

На останки Перегоновки ложились сумерки. Я обернулся всего дважды, но другого слова, не «останки», подобрать не смог. Деревня горела, а кое-где и догорала. Вместе со всеми, кого я не отправил в сады, где ровными рядами стояли яблони, склоняя тяжёлые ветви к самой земле, опирая их на шесты с перекладинами, заботливо обмотанными тряпками, чтобы не повредить кору. Кто теперь будет собирать эти яблоки в двухведёрные плетёные корзины? Кто станет торговать ими, сушить, мочить, печь из них пироги?
До наших добрались без проблем. Ну, кроме той, что я по-прежнему ни хрена не слышал. Саня отпустил мою ладонь, переложив её на борт телеги. И на неё тут же легли узкие ладошки, а сверху посмотрели на меня через круглые очочки карие глаза Светы Горелик. Во вторую руку вцепились другие руки. Уши и шея почувствовали холодную влажность. Катя Белова и Лида Чарная, плача, стирали с меня мою и чужую кровь. Судя по тому, как легонько пощипывало-пузырилось на коже — перекисью. Расточительно.
Я освободил свои руки из-под девичьих. И показал «палец вверх» обеими. Звуков по-прежнему не было, но картинка сообщала, что рыдать девчата, и стоячие, и лежачая, стали только сильнее.
Пригляделся к поднятым пальцам. И по тому, как они дрожали, понял, что лето сорок первого будет ещё труднее.

Глава 12
Живые и железные

Укола я даже не почувствовал. Только холодок по вене — и тут же тяжёлая, будто свинцовая, волна. Последнее, что осталось в памяти — губы Оксаны, которые шевелились, не то молитву творя, не то, и это было больше похоже на правду, снова поминая мать, ногу и угол. А потом настала ночь и темнота, и чьи-то руки подхватили меня и куда-то понесли. Или это несла меня по течению пресловутая река времени.
В темноте мелькали картины, то приближаясь, то отдаляясь, уходя на задний план, но не пропадая. Оставаясь в памяти навсегда. Горела Перегоновка, рычали танки, снова и снова падал сапёр Стёпка, которому я так и не успел зашить три дыры в груди героя. Но хуже всего был Рахим, который стоял ко мне вполоборота, бережно поглаживая свою «счастливую» тюбетейку. Когда обернулся, лица у него не было. Только чёрная дыра.

— Долго проспит? — Загорский говорил тихо, шагая рядом с телегой.
— До утра должен, Пётр Семёнович, — отозвалась Оксана. — Там амитал был трофейный, я про него только в журнале читала. Вроде, нельзя же нашими препаратами при контузии загружать?
— Нельзя, верно. Но иногда приходится, — вздохнул военврач третьего ранга. Слишком часто и слишком близко сталкивавшийся за последние месяцы с тем, что многое, из списка «нельзя» делать приходилось, потому что был список «надо».
— Если тремор не пройдёт — оперировать не сможет. Жалко, золотые руки, — вздохнула она, споткнувшись о какой-то корень и едва не упав. Загорский поддержал под локоть, его руки не дрожали.
— Весь целиком парень золотой, Оксана Павловна. Прав был Горбатюк — зря я косо глядел на него. Так, как он работает, мне и не снилось.
— Не будем хоронить Ваню, Пётр Семёнович, заранее. И себя не будем. Мы спаслись, идём с разведкой, бойцы проверенные, отличные, — воодушевлённость в её голосе была слишком уж искренней для правды. — Слышали, что бойцы говорят?
— Слышал, — усмехнулся Загорский. — Что кабы не Николин-доктор, все бы сгинули. И мы, и разведчики, и вся деревня. Как Бог, говорят, ему знак дал.
— Вот видите? Одно к одному! И Николин-доктор, и товарищ капитан, который у нас, выходит, исполняющий обязанности Бога, — улыбнулась она. — А я слыхала от того красноармейца, что с ранением правого колена, что ему явился Никола Угодник и велел во всём доктора слушаться. Мой, сказал, это парень! Держись его, Митрофаныч, и не пропадёшь!
— Ну, под наркозом-то ещё и не то явиться может, — невесело усмехнулся военврач третьего ранга. Давно запретивший себе говорить и думать о подобном. Хотя всегда помнил светлые лики за дрожавшим огоньком лампадки. И мать, что молилась перед ними каждый вечер перед сном. И то, что случилось с отцом, мамой, большей частью друзей и знакомых потом.

Сознание возвращалось нехотя, через силу, рывками. Но первой пришла жажда, будто с вечера перепил, наелся солёного и закусил горячим песком. Потом звон в ушах, уже привычный, на одной высокой ноте, будто в голове сидел сумасшедший стоматолог с бормашиной и сверлил мозг. Последним вернулось ощущение тела. То, как гудели мышцы, было мерзко, но терпимо. Гораздо хуже было то, как плясали по шинели, которой меня кто-то заботливо укрыл, мои пальцы.
Открыл глаза, тут же сморщившись, когда еле различимый луч, один из первых предрассветных, резанул по зрачкам. Маньяк с бормашиной в голове прибавил оборотов.
Телега стояла под висевшими низко ветвями дуба. Ветра не было. Пахло конским и людским по́том и дымком. Сейчас бы потрескивание костерка услышать, шкворчание мяса над углями, а не это монотонное зудение в голове. И оказаться где-нибудь в другом месте и времени. Там, наверное, можно было бы и с трясущимися руками смириться, и с гудевшей башкой. Но другого времени не выдали.
Заметив, что я пошевелился и попробовал встать, подбежала Катя, с тем же ковшиком, с которым встречала, когда мы с Гаврилой, Палычем и Саней вернулись из леса. И таким же жестом протянула посуду мне. Я вытянул было руки, но сразу понял — так не пить, так только мыться. У неё показались слёзы в глазах, и от этого стало ещё поганее. Но ковш подала, наклонила, следя, чтобы вода не лилась ни в нос, ни на грудь. Вода была тёплой и пахла дымом. Никогда ничего вкуснее не пил.
Хотел утереть губы, но правой рукой едва сам себе глаз пальцем не выбил. Отдёрнул, скрипнув зубами. И вздрогнул второй раз, когда её носовой платок, пахший хозяйственным мылом и какой-то травой, прошёлся по лицу.
— Спасибо, Катя, — проговорил, вроде, негромко.
Она дёрнулась, прижимая палец к губам, распахнув глаза. Но страшно было не это. Страшнее было то, что голоса своего я не услышал. Вообще. Очень хорошо. Глухой хирург с трясущимися руками. Калека. Инвалид контуженный. Доброе, мать его, утро, Ванечка.

Горбатюк появился из ниоткуда и помог вылезти из телеги, придерживая меня за плечи, как стеклянного. За его спиной стояли Тимофеев и Загорский, и траурная скорбь на их лицах отличалась. У старшины она была жёсткой, как тогда, в лесу, при первой нашей встрече, когда щёлкнули затворы винтовок над могилой военфельдшера Смирнова. У военврача третьего ранга в ней сквозило поминальное, заупокойное уныние и едва ли не истерика. Его можно было понять — тот, на кого он едва переложил хотя бы часть своей ответственности, еле стоял на ногах, пытаясь сжать кулаки на штанинах галифе. Чтобы не было так заметно, как тряслись пальцы.
Степан Маркович, хмурый и злой, сперва прижал к губам палец, а потом показал кулак. «Молчи, дурак!» я понял без слов. И кивнул. Он вгляделся мне в глаза. И вряд ли обрадовался увиденному в них. Как и я.
Я знал, что такое контузия, знал, что этот тремор — штука слабопредсказуемая. У кого-то проходит через сутки, кто-то трясётся неделями, кто-то — всю оставшуюся жизнь. Можно и в кому уйти в любой момент. И угадать, в какую категорию попаду я, не мог, даже со всем своим знанием о медицине и устройстве мозга. Оставалось ждать. И надеяться, что пройдёт. Но, кажется, не тошнило, и это было хорошим признаком. Единственным, правда.

Вслед за Горбатюком шёл к краю полянки, на которую не имел представления, как попал. И где сейчас Перегоновка — тоже.
Вокруг шла своим чередом военная жизнь, знакомая мне по советским фильмам про партизан. На трёх костерках кипятили воду, между деревьями, невысоко, тянулись верёвки, на которых сохли бинты и косынки с привычными плохо застиранными кровавыми пятнами. Евсеич, чёрный от копоти, ругался с какой-то девкой, размахивая уздечкой. Возле девки, держась двумя руками за её подол, стоял чумазый мальчонка лет пяти. Лида Чарная и Маруся разносили вёдра с горячей, хотя, скорее, еле тёплой водой. Галина и оглядывавшаяся время от времени на меня Катя обтирали раненых. Деревенские помогали им, даже дети. Я видел, как улыбался, скрывая гримасу боли, боец, гладивший по льняной головёнке сидевшую рядом девочку. Ту самую, что протягивала мне куклу, чтобы я спас дядю командира. Я её по кукле и признал.
Повернулся и пошёл к телегам, стоявшим в ряд. Их было семь, а не пять — видимо, Евсеичу повезло раздобыть где-то сверх плана. Две стояли поодаль, с грузом лекарств и барахла, на котором, как выяснилось, везли и меня. Пять остальных стояли рядом, почти борт к борту, на самом краю поляны. Силуэты лошадей с какими-то мешками на мордах, угадывались в лесу за ними.
Горбатюк потянул за рукав, призывая идти за ним. Я помотал головой и руку отдёрнул, продолжая двигаться в сторону раненых. В сторону моей работы, моего долга, моей обязанности. И пошёл вдоль телег, глядя в лица, читая то, что было написано на них болью или надеждой. Надежды было меньше всего, но она была, и это придавало сил. Хоть немного.

На первой телеге здесь лежал майор Привалов. И его серое лицо с заострившимся будто бы носом говорило, что дело плохо. Осторожно, придерживая правую руку левой, положил ладонь ему на лоб. Слишком горячий, и на прикосновение не отреагировал, без сознания. Эх, дыхания не прослушать. Ладно, работаем с теми симптомами, которые очевидны. Отогнул край повязки на культе и увидел то, чего и ожидал: отёчные края шва, краснота, начинающееся нагноение. Швы, которые я наложил двое суток назад, разошлись кое-где.
Махнул рукой над головой. В спину ткнулся чей-то палец. Пал Палыч и Загорский уже стояли рядом, Оксана спешила от другой телеги.
Пальцами показал на рану, изобразил обработку и наложение швов. Получилось погано даже изобразить. Но Пётр Семёнович кивнул и начал раскладывать скатку военно-полевого хирургического набора, говоря, судя по губам, что-то Сироткину. Тот кивал. Это немое кино бесило почти так же, как собственные трясущиеся руки.
Я привлёк внимание Пал Палыча и показал руками, будто раскрываю вещмешок. Он вскинулся и рванул к дальним телегам, как молодой. И принёс то, о чём я просил, поняв без разговоров: упаковки и ампулы. Отобрал трофейный аспирин и улерон, остальное отодвинул в сторону. Показал, что последние надо истереть в порошок и пересыпать шов, когда Загорский закончит. Аспирин тоже растолочь, растворить в воде и выпоить, три таблетки. Глядя на то, как прыгали три растопыренных пальца, Сироткин только сглотнул, дёрнув острым кадыком над воротником гимнастёрки, и кивнул. Он делал то, что я говорил, и руки его не тряслись. А я смотрел на свои пальцы, которые не могли сейчас не то, что зажим или иглодержатель, а даже кружку удержать. И от этого очень хотелось орать матом или ударить кулаком по телеге. Но кулак тоже не сжимался, а на сене лежали раненые, которым тряска, как и истерика врача, облегчения не принесла бы. И пошёл дальше.

На следующей телеге лежала Света Горелик и две незнакомых девушки, судя по одежде — деревенские. Карие глаза старшего радиста смотрели на меня сквозь треснутое стёклышко очков с каким-то новым, незнакомым выражением, с благоговением, что ли. От этого стало неловко. Но орать матом и колотиться о деревья почти расхотелось.
Указал, кивнув, на ногу. Она чуть задумалась. Ущипнула себя за запястье и покачала головой в отрицании. А потом потянула за рукав. Отлично, не дёргает, но тянет. Это нормально. Почесал кисть левой руки, стараясь не промахнуться мимо неё правой, и посмотрел выжидающе. Она закивала. Чешется. Это ещё лучше, чешется — значит, заживает. Кивнул, надеясь, что это выглядело ободряюще, и показал большой палец.
Она часто-часто заморгала за круглыми стёклышками, и я поспешно шагнул дальше. Не потому, что не хотел видеть её слёз, а потому, что свои собственные, кажется, были слишком близко.
Обход показал, что кроме майора Пашки в самое ближайшее время помощи не требовалось никому. Уход — да, обработка и поддерживающие инъекции и капельницы. Но оперировать прямо сейчас острой необходимости не было. И это было настоящим чудом и счастьем.

У последней телеги в плечо над лопаткой требовательно постучали твёрдым пальцем. Обернувшись, увидел Горбатюка и учуял табачный дым от «козьей ножки» в его руке. Судя по лицу товарища капитана, тот сильно напрягся, чтобы не пнуть меня, а деликатно ткнуть в спину. Дёрнув головой, велел идти за ним.
Сели под дубом, над развёрнутой картой с пометками и надписями на немецком. Степан Маркович хмуро посмотрел на меня, поднял сухую ветку, валявшуюся в траве рядом, и начал вводить меня в курс дела. Целый капитан тратил время на беседу с глухонемым сержантом, ты погляди…
Прутик скользнул на север и северо-восток. Рубящее движение ладони, от которого едва не выскочил уголёк «козьей ножки» и резкие покачивания головы показывали: там нам делать нечего совершенно. Я кивнул. Прутик пошёл дальше, отмечая пометки, не все из которых я понимал. Квадратик с чёрточкой — танк. Кружок с чёрточкой — наверное, пулемётное гнездо или ДОТ. Их обилие в округе угнетало почти так же, как проклятый звон в голове.
Горбатюк махнул головой на телегу с девушками, ткнул пальцем себе в правую руку, доходчивым округлым движением изобразил внушительную грудь и снова указал на карту. Там, на синей ниточке реки, подписанной отвратительным словом «Olschanka», был отмечен карандашом мост. Капитан постучал себе по голенищу в районе щиколотки.
Так. Грудастая с осколочным ранением правого предплечья рассказала о том, что есть брод, не отмеченный на картах. Это нам на руку, сможем перебраться, не заходя в деревни, где, наверное, куда опаснее, чем в погибшей Перегоновке. Кивнул, соглашаясь.
Прутик поскользил дальше. Через зелёные пятна лесов. Я следил за ним и думал о том, что предлагал Горбатюк: путь по лесам, через старые гати, в обход деревень. Да, там, может быть, меньше немцев. Но телеги с ранеными, гружённые под завязку, по лесу не пройдут, как и наш трофейный БТР, на чьём закопчённом борту что-то чертили палочками детишки. Он для гатей и мостиков тяжёл, и в первом же болоте мы его утопим. Мысль о том, как наш отряд будет вынимать уходящий в топь Ганомаг, заставила вздрогнуть. И я замотал головой. Поднял другую веточку. Посмотрел, как она ходила ходуном, и отбросил. Взял правую руку левой и повёл пальцем над просёлком, прямо через деревни. Не касаясь бумаги, опасаясь порвать.
Горбатюк начал что-то говорить, горячо, наверняка твёрдо и уверенно. Но совершенно бестолку. Исправился быстро: показал семь пальцев на обеих руках, скрестил руки и махнул правой. Семеро «двухсотых» после вчерашнего боя. Сложно не догадаться. Выкинул девять пальцев и обвёл полянку. Провёл ладонью параллельно карте, показал восемь пальцев. Жест «груди», рука над землёй в полуметре, жест «очки», кружочки из больших и указательных — и ещё двадцать семь пальцев. Тоже ясно: девять бойцов, в конвое восемь лежачих, остальные почти три десятка — бабы, дети и мы, не комбатанты. Расклад перед боем не наш, конечно, как пел Владимир Семёнович Высоцкий. Но это только если допустить бой. Так что мы будем играть. Несмотря на то, что вариантов было только три: лечь всем сразу в одном месте, бросить раненых и мирняк или пробовать вывести всех. Первые два варианта мне не нравились
Горбатюку, наверное, тоже. Но он, кажется, был уверен в том, что третьего варианта не было. Попытка вывести всех, наверное, казалась ему одной из разновидностей первого. И он наглядно это продемонстрировал, скривив лицо, сделав его тупым, как у глухого, и тыча в карту трясущимися руками. Вышло грубовато, по-военному, но вполне наглядно: если не лесами, то положим всех, понимаешь ли ты это своей тупой глухой башкой, сержант⁈ Он швырнул веточку, будто ставя точку. «Ещё я с младшими по званию не спорил! С глухими придурками!» — читалось в его глазах. Усталых, смертельно усталых глазах человека, которому не с кем было разделить груза ответственности. Но он и не пытался. А ещё в них я увидел глазах то, чего ни разу не замечал раньше: не только злость и усталость, а что-то вроде беспомощности, которая была опаснее ярости.
Как мы оказались на ногах, друг напротив друга, я не понял. Его рука сжимала воротник моей гимнастёрки, моя тряслась на ремне его портупеи. Рядом появился бледный до зелени Загорский и Сироткин, лица которого я не видел. Они положили руки на плечи капитана, который орал что-то, брызгая слюной. На моих плечах лежали руки Кати и Оксаны, а в глаза смотрели перепуганные серые и тёмно-карие, в которых была какая-то обречённая горечь. Я сделал шаг назад, выпуская тонкий кожаный ремень. Рядом была крайняя телега с ранеными. Дождавшись, пока Степан Маркович поднимет взгляд на меня, я тряхнул борт, вцепившись двумя руками, едва не рухнув.
Я не слышал стонов. Но их слышали все вокруг, их слышал Горбатюк. Нагляднее объяснить невозможность перехода лесами я не мог. Но этого и не потребовалось. Опустив плечи, капитан только рукой махнул. И кивнул, признавая мою правоту. А потом сделал сперва приглашающий жест мне, садясь обратно к карте, и успокаивающий — всем остальным. Давая понять, что схватки вожаков не будет. «Глухой пень» убедил «сапога». И чертить маршрут мы начали вместе. А потом так же вместе пошли заниматься каждый своими делами — выходить на просёлок и даже просто двигаться белым днём по вражьим тылам было нельзя.

Лагерь жил. Оксана, вся в саже, как чёрт или Баба Яга, помешивала палкой в котле над самым большим котлом. Но там было не ведьмино варево, а бинты, те, что смотали на утренней перевязке. Материал расходовался с удручающей скоростью, нового взять было негде, кипячение оставалось единственным выходом. Рядом, морщась время от времени из-за дыма, что лез в глаза, сидели Галя с Марусей, сматывая уже высохшие на летнем тёплом ветерке бинты в тугие рулончики. Пальцы их мелькали почти незаметно, профессионально. Сколько, интересно, километров бинтов сматывают-разматывают за жизнь медсёстры? Две длины экватора или три?
Евсеич, судя по напряжённой позе и выражению лица, снова ругался. Стоя возле гнедой кобылы, которую скорее всего пугал, он тыкал ей в холку, обводя поляну рукой в обличающем жесте. Наверное, запрягли плохо, и за переход она набила или натёрла шею. Рядом понуро стояла одна их деревенских, глядя себе под ноги. Вряд ли он орал на неё, но даже громкое шипение этого энергичного человека в очках с перемотанной дужкой, городского, важного, пугало её. Надо не забыть посмотреть — если повреждение не критичное, может, ещё и вылечим коняшку. Я не ветеринар, конечно, но оперировать собак и лошадей доводилось. За исключением видовых особенностей, они все — млекопитающие. А с ними, как говорил учитель-профессор, у хирургов разговор короткий. Чик ножиком — и шейте. Кобыла время от времени мотала головой, отгоняя мошек. Я поймал себя на мысли, что мотаю своей точно так же, пытаясь вытряхнуть мерзкий звон.
Пошатнувшегося Загорского подхватил под руку Пал Палыч, и повёл к деревьям, маша на ходу рукой. Оксана бросила варево и кинулась к ним, подхватив сумку, что лежала рядом с девчатами. Дёрнула головой, и те уселись обратно, не рванув за ней. Значит, ничего критичного. И вот она уже капает что-то в мензурку, щуря тёмные глаза. Судя по резкому специфическому запаху, кордиамин. Я его нюхал всего один раз, ещё в институте, но есть вещи, которые не забываются, и запахи тоже в их числе. Однажды понюхав ландыш, корвалол или, скажем, запечённую курицу с чесночком, не забудешь. Как и правила оказания помощи при сердечной недостаточности. Вот и нитроглицерин пошёл. Будет жить Пётр Семёнович, будет. Ему бы только поспать часов несколько. Но для этого должен быть второй дежурный доктор. И очень желательно, чтоб не глухой, и чтоб не с трясущимися руками.
Рядом с третьей телегой сидел Тимофеев и проводил сборку-разборку трофейного МР-40. Или МР-38, я их по-прежнему не различал. Рядом с ним там же, следя за выверенными чёткими движениями старшины, сидели трое бойцов. Сверху, с телеги, за ними наблюдал тот самый молодой лейтенант, что встречал нас у живой ещё Перегоновки. Глаза внимательные, смотрит жадно, повторяет движения. Одной рукой. Вторую оторвало в третьем по счёту бою.
На руках у Маруси, сидевшей на бревне, примостилась девочка с куклой. И в позе этой было что-то иконное, извечное, великое. Одна женская фигурка на руках другой, лежавшей на руках у третьей. Медсестра перебирала пальцем обрывки бинта, заменявшие девчушке ленты. Теперь на обеих косичках.

С началом темноты отряд снялся. Бабы несли мешки-торбы с сухарями, крупой, какими-то личными вещами. У троих в корзинах были куры, настоящие, живые. Одна сегодня уже угостила меня сырым яичком, которое я едва не раздавил в непослушных пальцах. Она сама очистила с тупого конца, сняла плёночку, сыпанула крупной соли из коробка и помогла мне выпить. Было вкусно. Но чувствовать себя такой развалиной было невыносимо.
Ганомаг рычал и лязгал впереди, прокладывая дорогу в редколесье. Дальние дозоры, обыскавшие округу, долго рассказывали, вернувшись, что-то Горбатюку. Они поочерёдно смотрели на небо, на лес вокруг. Наверное, как-то определяли по рельефу и направлению ветра, на каком расстоянии будет слышен звук двигателя и траков. Везёт. Я его и тут-то не слышал.
Телеги тянулись следом, по просеке за броневиком шли быстрее, чем можно было бы предположить, вполне со скоростью обычного пешего шага. Это значило, что до предполагаемого брода могли добраться за пять-шесть часов. Так и вышло. Речку форсировали быстро, поднявшись на довольно крутой противоположный берег. Девки раскатывали подвёрнутые подолы, пряча голые ноги. На которые всё равно никто не смотрел. Подошедший Горбатюк махнул следовать за ним.
Прошли меньше километра, остановившись почти на выходе из леса, там, где он упирался в приличных размеров поля. Ветерок едва заметно шевелил огромные головы подсолнухов справа. Слева была сжатая стерня, наверное, после пшеницы. Убрать хлеб успели, может, даже и обмолотить. Кому он достанется теперь?
Но эти мысли из звеневшей головы, в которой продолжал бесноваться сумасшедший стоматолог, визжа бормашиной, вылетели сразу, когда глаза скользнули вдоль вытянутой руки Степана Марковича. И упёрлись в полотнище флага, так же лениво колыхавшегося над одной из хат.
Красный фон.
Белый круг.
Чёрная свастика на нём.

Глава 13
Мертвая голова

Горбатюк смотрел на меня, а я смотрел на лениво шевелившийся под голубым небом чужой флаг. И казалось, что свастика на нём — это огромный и смертельно ядовитый паук, подойти к которому означало тут же принять мучительную смерть. Но других вариантов не было. Или я просто не мог их придумать.
Мы вернулись к отряду. Капитан перевёл взгляд, что будто вминал меня в мох, на телеги с лежачими, на босоногих девок-баб, жавшихся к подводам, на перепуганных детишек, что прятались в складках материных-сестриных юбок. И в этом взгляде было всё: и бессильная ярость, и боль, и даже отчаяние. А ещё то же самое понимание того, что других вариантов выйти к своим с ранеными и мирными жителями, не было. Он повернулся ко мне и кивнул, всего один раз, коротко, отрывисто. Наверное, тоже вспоминая сожжённую Перегоновку и воронки от снарядов. И трупы. Всё, что осталось позади. Отступать нам было некуда.

Капитан подозвал Тимофеева и Саню, начав что-то втолковывать им, показывая карту. Разведчики то и дело поднимали глаза на командира, словно стараясь разглядеть улыбку на его лице, услышать «Да ладно, шучу!» и облегчённо выдохнуть. Но шуток больше не было, и уже довольно давно. С 22 июня все они закончились, и осталась только работа, у каждого своя. Кроме тех, кому досталась служба. Бойцы кивнули и зашагали к Ганомагу, не оглядываясь. По пути подзывая жестами своих.
Когда они вышли из-за броневика, я ахнул, пусть и не услышав этого. Парни в трофейной форме выглядели так, что хотелось пристрелить — настолько настоящими. Особенно Саня в мундире обер-лейтенанта, с глазами, голубыми, как небо над Перегоновкой, оставшееся позади. Смотревшее теперь безучастно на торчавшие ввысь закопчённые трубы на месте хат, где совсем недавно жили мирные люди.
Сходил за броневик и капитан, вернувшийся в фельдфебельской форме. Лицо мудрого детектива из советского кино с ней резко диссонировало, мне, по крайне мере, казалось именно так. Но уже буквально через пару шагов, сделанных им к замершим нашим, будто наваждение нашло: шагал, твёрдо ставя чужие сапоги на траву, немецкий солдат. Как он это сделал — не было ни малейшего понимания. Как не было его и в том, о чём он говорил солдатам, медикам и бледным девкам, время от времени указывая рукой в сторону деревни. Часть жестов была предупреждающая: поднятый вверх указательный палец, паузы в речи, цепкий взгляд на лица слушавших. Часть — сугубо запрещающая: потрясание кулаком, резкие рубящие движения твёрдой как доска ладони. Они только кивали. Никому из нас ничего больше не оставалось.
У меня в ушах по-прежнему стоял один лишь сплошной высоко- и низкочастотный звон, будто к стоматологу добавилась приличных размеров трансформаторная будка или опора высоковольтки. Я достал из нагрудного кармана блокнот, доставшийся вместе с остальными трофеями в ранце Фридриха, того, кто первым встретил меня в этом мире. И карандаш. Поймав себя на мысли, что со стороны выгляжу, наверное, как деревенский дурачок, занятый своими дурацкими делами, пока остальные делали что-то важное и нужное. Но мне было всё равно.

Первым пылил Ганомаг. Следом за ним тянулись телеги, на которых кашляли, дыша через тряпки, раненые. Ни на ком не было ни знаков различия, ни даже формы — Евсеич добыл где-то перед выходом и штанов, и рубах, и юбок. Были даже лапти, настоящие, лыковые! Наверное, висели, готовились отправиться на воскресный базар в одной из окрестных деревень. А теперь вот месили дорожную невесомую пыль по просёлку, упиравшемуся в полосатый шлагбаум меж двух пулемётных гнёзд.
За телегами плелись легко раненые и девки с детишками. По бокам шли бойцы Горбатюка, покрикивая время от времени «Шнель-шнель!». Шедшие за телегами смотрели в землю, изображая измученных «ост-арбайтеров», захваченную победителями-арийцами рабочую силу из людей второго сорта, «унтерменшей». Смотрелось это так натурально, что у меня самого холодела спина и ладони. У Сани на шее висел горжет фельджандармерии, и он, лениво постукивая по голенищу сапога длинным прутиком, восседал на броне Ганомага, как самый настоящий оккупант.
Сам я шёл в середине колонны, обмотанный чужими, бурыми от засохшей крови бинтами, хромая и спотыкаясь в чужих гражданских ботинках. Чьи они были, мне пробовал рассказать Евсеич, но я по-прежнему ничего не слышал, кроме чёртовой высоковольтки. Сироткин шёл рядом, поддерживая меня под локоть, и его рука была для меня сейчас единственной связью с реальностью, помимо зрения, которому тоже верилось с трудом. С другой стороны брёл понурый Загорский, тоже изображавший санитара из «хильфсвиллиге» — добровольного помощника великой германской армии. Получалось лучше у Пал Палыча. Прямо до отвращения натурально выходило: вечно хмурая, небритая физиономия, сизый нос и пустые усталые глаза. Позади, опустив глаза в землю, плелись Катя и Лида, поверх платьев набросившие ещё какие-то рваные платки. Их русые и светлые волосы, выбивавшиеся из-под грязных косынок, были спутаны и выглядели вокруг запылённых лиц плачевно, конечно. Оксана шагала следом. И, судя по глазам, серым, голубым и карим, отчаянно страшно было даже военфельдшеру, служившей ещё в Финскую.

Возле шлагбаума лениво переговаривались двое часовых. Один, совсем молодой, белобрысый, стоял рядом со свежесколоченной будкой караульного или чем-то похожим, с карабином на плече. Второй, постарше, с брюшком и с залысинами, что-то жевал, поглядывая на приближавшуюся колонну. Оружие никто из них не поднимал. Пока.
Не дожидаясь, пока БТР остановится, Саня легко спрыгнул с брони, одёрнул китель и, широко улыбаясь, двинулся навстречу часовым. Телеги подтягивались ближе, вставая в ряд возле Ганомага, подходили следом и мы. Я видел, как шевелились губы Тимофеевского бойца, как он хлопнул себя по бёдрам, запрокидывая голову в смехе. Он говорил легко, шутливо, будто встретил старых приятелей. Тот, что с брюшком, засмеялся в ответ, вытирая жирные пальцы о штаны, и что-то ответил. Молодой тоже заулыбался, показывая крупные лошадиные зубы. Я не слышал ни слова, но всей кожей чувствовал, как нарастало напряжение.
Из-за крайней хаты вышел пухлый фельдфебель со щеками-брыльями, покрытыми синими прожилками, как и нос, рыхлый и слишком широкий для его бледного конопатого лица. А с ним — пара рядовых с карабинами. В руках. Сердце у меня ухнуло вниз, заворочавшись где-то в кишечнике, отчего в том районе стало очень неуютно. Пальцы Пал Палыча, державшие мой локоть, сжались, трясясь почти так же, как и мои.
Но Саня, кажется, и бровью не повёл. Он повернулся к щекастому и начал что-то ему втолковывать, энергично жестикулируя. Тыкал пальцем в нашу колонну, потом в бумаги, которые вытащил из нагрудного кармана. Толстый хмурился, качал головой, разводил руками. Саня настаивал, повышая голос — я видел, как вздулись жилы на его шее, как побледнело лицо. Он хлопал ладонью по планшетке, отрывисто, в такт словам, наверное, отмахивал ладонью, как говорят и жестикулируют возмущённые люди.
Саня, вконец разъярённый, схватил немца за китель и подтянул к себе почти вплотную. Его голубые глаза жгли холодным пламенем. Я видел, как побелели костяшки пальцев бойцов конвоя, сжимавших оружие. Если сейчас этот пухлый дёрнется, крикнет команду остальным… Два пулемёта с такой позиции и дистанции превратят нас в груду мяса и костей за несколько секунд. Но фельдфебель вдруг поднял руки в примирительном жесте, сказав что-то своим. И его сопровождающие опустили карабины, закидывая их на плечи.
На крик пухлого вышли ещё трое и покатили к нашему Ганомагу две алюминиевые канистры, один нёс два деревянных ящика. Вода, консервы, галеты и бензин. Саня махнул рукой, и груз приняли наши, кивая и улыбаясь немцам с такими лицами, что стало ещё страшнее. Но те не обратили внимания или, может, списали на усталость после марша. Фельдфебель достал портсигар, и они с красноармейцем из-под Брянска закурили, прикурив от одной спички, как старые приятели, пуская дым в безоблачное небо. Под которым мы все были ещё ближе к смерти, чем под вчерашним артогнём. Или примерно так же близко.
И колонна двинулась дальше. Местные бабы, стоявшие у плетней с вёдрами, смотрели на наших со смесью страха и жалости. Они видели босых, грязных, измученных «пленных», что брели под конвоем, безнадёжно опустив головы. Слышали, как грубо орали конвоиры в серой форме. И никто из них не подошёл, не протянул корки хлеба или кружки воды. Только одна старуха в чёрном платке, стоявшая у колодца, мелко перекрестила нас из-под руки, так, чтобы не видели конвойные. Которых угощали, улыбаясь заискивающе и трусливо, протягивая хлебушек. Когда Горбатюк, шагавший впереди, проходил мимо группы полицаев, те вытянулись в струнку и закивали, говоря что-то, протягивая ему флягу. Он взял её, не глядя сделал глоток, и пошёл дальше, кивнув. Предателям и изменникам Родины. Оставив их за спиной живыми. Пока.
Не сбавляя хода, мы миновали деревню. Мост через Ольшанку, наведённый сапёрами, скрипел и прогибался под весом Ганомага, рычавшего первым, но выдержал. Через час после того, как скрылись последние хаты за поворотом, а вокруг снова потянулся спасительный лес, Саня, сидевший на броне, поднял руку. Колонна свернула в овражек, уходя с просёлка, двигаясь гораздо быстрее, чем полагалось «пленным».
Я увидел, как повалилась на колени Лида. Её рвало пузырившейся жёлтой желчью. Катя, сама бледная, как смерть, одной рукой гладила её по голове, а второй придерживала за плечо, чтобы та не завалилась в траву. Один из бойцов вырвал из-за пазухи краюху того самого хлеба, швырнул её в траву и начал топтать сапогами, молча, остервенело. Лицо его было страшным. Простое русское лицо обычного крестьянина, уроженца какой-нибудь далёкой маленькой деревни, того, для кого хлеб всегда был высшей святой ценностью. Пока не стал этой лебезящей подачкой, за которую только что хотели купить благосклонность у солдат врага.
Оксана, сорвав с головы косынку, крыла почём зря и фашистов, и Гитлера, и эту проклятую деревню, и того фельдфебеля, и всю их немецкую породу до седьмого колена. Судя по тому, что даже бывалые разведчики, привыкшие ко всему, морщились, а деревенские бабы зажимали детям уши, выражений она не выбирала. Или выбирала, но самые яркие. Горбатюк стоял ко мне спиной, склонив голову, уперев руки в борт Ганомага, и плечи его, широкие, как дубовая плаха, мелко подрагивали. Степан Маркович не оборачивался, и это было очень великодушно с его стороны. Потому что увидеть ещё и его лицо, после всех этих, на каждом из которых бились одинаковые отвращение и боль, я бы, наверное, не смог.

Мы углубились в лес ещё на пару километров и встали лагерем, точно повторившим тот, который оставили недавно — те же костры, тот же ряд телег под деревьями. Так же стоял, укрытый ветвями и найденной в его кабине маск-сетью, Ганомаг. Я сидел, привалившись спиной к шершавому стволу граба, и смотрел, как Оксана, уже успокоившаяся, обрабатывала свежие ссадины на босых ногах деревенских. Руки её, перемазанные йодом, больше не дрожали. Рядом со мной, прямо на земле, сидел Горбатюк и дымил «козьей ножкой».
Вечерело быстро, по-августовски густо. Поляна темнела, от краёв к центру. Костры были затушены, места, где их разводили, снова скрывал снятый и отложенный в сторону дёрн. По местам, которые покидал наш отряд-табор, определить то, что здесь кто-то дневал, стало бы, наверное, невозможно уже через пару дней. Вдруг капитан подхватился и побежал к телегам. Я дёрнулся следом, но он только отмахнулся, останавливаясь возле той, где лежал майор, склоняя голову, прислушиваясь. Очнулся? Тогда мне в любом случае туда нужно.
У телеги уже суетились Оксана и Пал Палыч, стоял, тоже склонив голову ближе, Загорский. Я подошёл и сразу полез под повязку. Не в разговор же мне лезть, с таким чутким слухом. На стоматологов и высоковольтки. Покраснение на культе почти ушло, и температуру, которую показывал Пал Палыч, сбивать не было необходимости. Майор смотрел на меня внимательно, изучающе. Легко кивая, видимо, в ответ на пояснения остальных на предмет того, почему это сержант без спросу, без доклада позволяет себе влезать в беседу старших по званию и на вопросы не реагирует. Привалов нахмурился, но без подозрения или угрозы, скорее, сочувственно. Ну да, кому, как не двум инвалидам, друг другу сочувствовать.
Пал Палыч протянул мне обрывок бумаги, на котором строчил что-то карандашом. Назначения и дозировки. Я присмотрелся, моргая, когда буквы, и без того криво написанные, пускались в пляс, как бывает после контузии. Поднял глаза на Загорского, показал листок и пальцем, почти попав в нужную строчку, «убрал» аспирин. Тот кивнул согласно, говоря что-то Сироткину. Я качнул головой в сторону свежего шва на культе и показал «большой палец» товарищу военврачу третьего ранга. И поковылял обратно.

Два дня мы шли по исходному маршруту, минуя деревни и блокпосты, подгадывая время так, чтобы проходить их ранним утром или в вечерних сумерках. Два дня небывалого чуда, за которое платили, наверное, микроинфарктами и сединой в волосах, при каждой встрече с немцами. Ганомаг, чьи баки бойцы заботливо наполнили трофейным бензином, проблем не доставлял, работая вполне в духе германской техники с двигателями Майбаха. План, рождённый мной и вынужденно согласованный капитаном дивизионной разведки, работал точно так же. Мы входили в сёла и хутора, Саня, а иногда и сам Горбатюк, переругивались с полицаями или караульными, требовали горючее и провиант, забирали и уходили дальше. Прифронтовой бардак, неизбежный при таком быстром, молниеносном наступлении, играл нам на руку: никто не был в курсе всего, и никто не хотел брать на себя ответственность. Ничего нового. Но после выхода из каждого села, после прохождения каждого кордона, девчата рыдали, а бойцы матерились сквозь зубы.
Хуже всего было в Лиховке. Название села едва не оказалось пророческим, лиха чуть не хлебнули все.
Уже почти на выходе наш табор догнали два мотоцикла. С переднего соскочил унтер, решительно направившись к Сане, который так и катил на броне с видом человека донельзя занятого, но настолько же сильно уверенного в победе великого Рейха. Сегодня, перед выходом, они едва не сцепились с одним из бойцов. Тот, судя по жесту — вскинутой руке и щелчке каблуками сапог — неудачно пошутил на предмет того, что Саня — вылитый фашист. Их еле растащили тогда.
Унтер попросил у него, видимо, бумаги. Тот протянул, спрыгнув с Ганомага и вставая так, чтобы в случае стрельбы оказаться за телом немца. Кобуру он не застёгивал никогда, а выхватывать трофейный Люгер тренировался под присмотром Горбатюка каждый день. Получалось так, что глаз заметить не успевал. По крайней мере, мой. Чужой унтер-офицер проговорил что-то, и двое с карабинами наперевес шагнули к телегам. Прошли мимо, осматривая раненых, и начали поднимать тряпки. Я закашлялся, мотая головой, показывая бойцам не переводить стволов на фашистов. И поковылял, выбравшись из строя «пленных», размахивая руками.
— Найн! Найн! Гефар! Тифус! — судя по тому, как дёрнулись все, у меня опять громко вышло. И, кажется, я наконец-то услышал собственный голос на фоне надоевшего заунывного гула бормашины.
Я остановился у телеги, скрещивая руки, подводя и отдёргивая их от раненых. А потом ещё почесался подмышками и в голове. Немцы отскочили, крича что-то гневное, но карабины убрали. Саня махал руками, горячо убеждая в чём-то унтера, и вскоре мотоциклы развернулись и уехали. А ко мне подошёл фельдфебель Горбатюк и пожал руку. Молча.

На третий день, когда до Днепровского берега, выйти к которому рассчитывали в самом узком из доступных месте, оставалось, по прикидкам Палыча, не больше тридцати вёрст, настроение в отряде было отличным и боевым. Девчата смеялись, закидывавая головы, показывая белые зубы и тонкие шеи. Бойцы Горбатюка засматривались на них, улыбаясь так, будто глядели на любимых сестёр, танцевавших в городском саду или на деревенских вечорках. Оксана перешучивалась-переругивалась с Евсеичем и Сироткиным, с видом старых знакомых или соседей. Только Степан Маркович смотрел вокруг с прежним напряжением. Словно ему не полагалось шутить ни по должности, ни по ситуации. И я тоже в общем духовном подъёме не участвовал, постоянно слушая прежний звон внутри головы и тратя свободное время, которого бывало немного, на то, чтобы попробовать как-то обуздать дрожь непослушных пальцев.
Выход к очередной деревне и проход сквозь неё прошёл точно так же, как и предыдущие. Колонна шла на юго-восток берегом Днепра, надеясь к вечеру достичь населённого пункта, обозначенного на немецкой карте, как «Domotkan» — там ширина реки была наименьшей, чуть больше километра, если верить масштабу. Как Горбатюк предполагал переправить всех на «наш» левый берег, я не имел представления. Но там, если карта не врала, лес подходил к самой воде, и был достаточно густым. Значит, в нём можно было и переждать день, и навязать плотов. Отряд-табор пылил по захваченным фашистами землям Украины. Девчата, кажется, даже напевали что-то на ходу, судя по тому, с какой отеческой добротой поглядывали на них Пётр Семёнович и Сироткин. А потом все головы резко повернулись вперёд.

На дороге показались два чёрных легковых автомобиля. Они вынырнули из-за перелеска, приблизились быстро и встали, перекрывая просёлок. И из них показались солдаты Вермахта, такие, каких мы прежде не встречали. Они двигались не как ленивые тыловые крысы, не как суетливые снабженцы или замотанная маршами пехота. У этих в каждом движении была какая-то хищная, тренированная плавность.
Серая форма «фельдграу». Серебряные молнии в петлицах. У главного, шедшего первым, на фуражке с высокой тульей — кокарда в форме черепа со скрещёнными костями.
«Мёртвая голова».
Эсэсовцы.

Глава 14
Берег правый

Колонна встала, будто на стену налетев. Наш фальшивый фельджандарм, едва не слетевший с брони при торможении, оправил форму и пошёл, чеканя шаг, прямо к самым опасным из возможных врагов, встреча с которыми обещала смерть с крайне высокой вероятностью. Говоря по-нашему, по-врачебному, эти были травмами, несовместимыми с жизнью. И по тому, как шагал Саня, было ясно, что он это отлично понимал: слишком уж прямая спина, неожиданно резкие, угловатые будто движение. Ничего общего с недавними разговорами, спорами и руганью с тыловиками и снабженцами. Но и эти, с шевронами СС, на крыс не походили совершенно.
Таких я никогда не видел, ни в кино, где фашистов играли актёры с чересчур зверскими физиономиями, ни в жизни. В моём времени эсэсовцы были уже дряхлыми стариками, доживавшими свой век, с дрожащими руками и потухшими глазами. В которых нет-нет, да и проскальзывало давнее прошлое. Эти были молоды, сильны и уверены в своих силе и несокрушимости. Своих и всего третьего Рейха.
Дорогу они блокировали грамотно, без единого лишнего движения. По двое вдоль кюветов с обеих сторон от колонны, в каждой «двойке» один с карабином, второй с автоматом. На прицел нас не взяли, но от того, чтобы им вскинуть стволы и выстрелить, вряд ли отделяло больше четверти секунды. Один, тоже с автоматом, остался у машин, направив ствол на Саню. Ремень через плечо у него натянулся, как и мои нервы. Как и нервы любого из нашего отряда, который, сбившийся неосознанно в кучу вокруг телег, был больше похож на стадо, наверное. Но я видел, что даже девушки из Перегоновки вставали так, чтобы не мешать стрелять бойцам Горбатюка. И заслоняя собой раненых на телегах.
Старший и ещё двое шагнули к нашей колонне. Неторопливо, уверенно, с обманчивой расслабленностью на ледяных арийских лицах. Только водянисто-голубые холодные глаза каждого из них скользили, оценивая дистанцию, количество и расположение стволов, ощупывая фигуры гражданских. Не на предмет плотского интереса, а выискивая прямые линии в очертаниях одежды, под которой могло скрываться оружие. Профессионалы. Палачи и убийцы, но подготовленные очень хорошо.

Главный остановился в паре шагов от вытянувшегося Сани. Я пытался вспомнить, откуда могли здесь взяться эти звери? Они же, кажется, только в охране концлагерей служили, или не только? Знаний конкретики и истории Великой Отечественной снова не хватало. Откуда-то из звеневшей головы выпало слово: гауптштурмфюрер — три «кубика» и две сдвоенных полоски на петлице. Видимо, санинструктора Ваню Николина успели обучить различать звания противника. И сейчас эти знания говорили о том, что мы столкнулись не только с самым опасным подразделением, но и с самым старшим офицером из всех, виденных до сих пор.
Он что-то сказал, кивнув в сторону колонны. Саня ответил чётко, обозначив завершение доклада коротким кивком. Немец покачал головой и указал пальцем ему куда-то в грудь. Точнее — в нашивки на кителе.
Я не слышал слов, но понял всё по жестам: то ли расположение, то ли вид знаков различия насторожил волчару. Саня отвечал, указывая то в свою форму, то на Ганомаг, то в небо, отмечая, наверное, перемещение воздушного транспорта. Перебои со снабжением, быстрый темп наступления — чёрт знает, на что ещё ссылался красноармеец, пытаясь провести старого убийцу. Или хотя бы выторговать нам несколько дополнительных секунд жизни. Немец слушал с каменным лицом, иногда кивая. Но он не верил, и я это чувствовал всей кожей.

Тот, что стоял справа от гауптштурмфюрера, вдруг отделился и шагнул в сторону наших телег, к стоявшей в первом ряду Марусе. Память определила зачем-то звание: унтерштурмфюрер. Из-под сбитого на сторону платка у медсестры выбивалась светлая, почти белая, хоть и запылённая, прядь волос. Огромные заплаканные и испуганные голубые глаза смотрели на медленно шедшего к ней фашиста с ужасом. Он приблизился, протянул руку и взял её за подбородок, поворачивая голову из стороны в сторону, будто кобылу на базаре осматривал. Губы Маруси прыгали, ноги тряслись хуже, чем мои руки, и стояла она до сих пор только от того, что вцепилась белыми пальцами в борт телеги. Откуда такими же перепуганными глазами смотрела на свою и Марусину смерть Света Горелик, белая настолько, что губы на лице сливались с кожей.
Я видел, как двинулся стоявший рядом Пал Палыч, как дёргалась жилка на виске Загорского, но тот оцепенел настолько, что даже потереть её не решался. Хотя, любое резкое движение каждого из нас наверняка могло бы стать последним. Писк в голове будто усилился, словно сверло сумасшедшего стоматолога провалилось в канал зуба и теперь визжало прямо в черепе, вгрызаясь в затылок. А потом навалилась тишина, в которой отчётливо слышался грохот моего пульса. И спокойная немецкая речь, которую память с пятого на десятое, но понимала.
— Санитарный конвой?
— Так точно, герр гауптштурмфюрер!
В голосе немца не было ничего, ни сомнения, ни иронии. Ни даже намёка надежды на то, что жить нам осталось ещё хоть сколько-нибудь. И это понимание близкой смерти, против которой не помогут ни знания, ни навыки, никакие лекарства, предсказуемо разозлило. Врачи считают смерть личным врагом, вечным и непобедимым противником, но понимание того, что она всё равно возьмёт верх, не мешает им изо дня в день вставать к столу, садиться в «скорую», входить в кабинет. Победит. Но не сейчас. Не в мою смену.
Рука вытянула из нагрудного кармана тот самый листок из блокнота покойного Фрица, на котором криво, дрожащей рукой было написано: «Typhus». Тиф. И нарисован череп с костями, слабо похожий на тот, что был на фуражках фашистов, но вполне узнаваемый. Главным было то, что внизу стоял штамп: оттиск с тремя строчками готических букв: имя, фамилия, звание и номер полевой почты. Это был документ, а документ — это порядок, которому немцы всегда придавали значение. Орднунг, мать его. И это был наш шанс, неверный, призрачный, сумасшедший, как и весь этот поход по вражьим тылам. Который было бы невероятно обидно прервать здесь и сейчас, на берегу Днепра, за которым наши.
Я толкнул локтём Загорского и показал ему листок. Брови его взлетели, а жилка на виске унялась, как по волшебству. Из-за спины заглядывала Оксана. Но военфельдшер и военврач смотрели не на листочек с черепом и костями, а на мои пальцы, державшие его твёрдо. Не дрожа. Жаль, уверенности в том, что голос не подведёт, не было, а тренироваться сейчас было вообще не ко времени и не к месту. Поэтому я указал Петру Семёновичу глазами на Санину спину и немца за ней, а, повернувшись чуть к Оксане, закатил глаза и сжал себе горло, будто при удушье.
— Бевег дих нихт! — резанул по ушам окрик справа, и ствол автоматчика уставился точно на меня. Запрет на движение я тоже понял. И только сейчас порадовался тому, что слух вернулся так вовремя.
— Хер официр! Гефар! Тифус! — звенящим голосом выкрикнул Загорский, выходя из строя. Делая вид, что на дула карабинов и автоматов не смотрел вовсе. Дошёл до Сани, по-деревянному переставляя ноги, и протянул ему листок. Тот едва пробежал глазами и тут же передал немцу.
В это время Оксана, вышедшая вперёд из-за спины Сироткина, хрипло вскрикнула, вскинув руки, царапая шею. Правой рукой вцепилась в кофту, будто та душила её, пережимая горло, и рванула, сильно, от души. Заваливаясь в пыль, навзничь. На упавшую женщину уставились все — от гауптштурмфюрера до последнего из фланговых. Задравшаяся до середины белого бедра юбка, беспомощная поза, кофта, разорванная до пупа так, что грудь вывалилась наружу.
Треснул выстрел, странный, долгий, будто дробный, сдвоенный-строенный из нескольких, что-то свистнуло, кто-то захрипел. Этот звук я тоже узнал — при трахеостомии такие бывают, когда рассекаешь гортань, и воздух врывается в лёгкие сквозь разрез, иногда вместе с кровью. Только тут, судя по звуку, гортань рассекли неверно, с нарушением. И не только гортань. И не одну.

— Бегом! — от немецкого фельдфебеля с лицом английского киношного детектива рык команды на русском звучал неожиданно, но, наверное, только для меня. Бойцы подхватились, рассыпаясь, как горох из треснувшего стручка.
Через миг периметр держали уже не эсэсовцы, а наши. А эсэсовцев больше не было.
Слитный выстрел, показавшийся мне странным, оказался залпом. Пять пуль оборвали жизни фланговых и того, кто стоял у капота одной из машин. Лобовое стекло которой разлетелось, как и его голова. Ножи Горбатюка и Тимофеева воткнулись в тех, кто стоял по бокам от гауптштурмфюрера. Которого зарезал Саня, вогнав лезвие под подбородок прямо в мозг. Я видел раны, с такими не живут совершенно точно. Броски разведчиков вогнали немецкие ножи в немецкие шеи по самую крестовину. Острия скользнули по позвонкам и ушли в стороны, разворотив трахею, пищевод и сонную артерию. Будь они пошире и потяжелее — отмахнули бы арийские головы вовсе.
Одного из фланговых дорезал Палыч, спокойно и деловито. Вряд ли «своего», про то, как он стрелял, в дивизии легенды ходили. Старый охотник был из тех, кто, как говорится, комару на лету отстреливал всё, что нарушало аэродинамику.
Горбатюк принимал из рук Сани какие-то документы, частично залитые кровью — тот вытащил их из кителя старшего эсэсовца, пока тот был ещё жив. Складка между бровей Степана Марковича была видна мне даже отсюда, с семи или восьми шагов. Я обернулся на девчат. Маруся и Света с одинаковым отвращением на лицах стирали кровь, одна с другой, как дети в садике — радистка с медсестры, медсестра с радистки. Рядом принимала от Сироткина, Петро и рыжего Толика булавки Оксана, пытаясь сколоть ими запахнутую истерзанную кофту. Ойкая, когда колола себя. Пал Палыч присел рядом, отобрал инвентарь и начал «чинить» одежду сам. Пальцы его не дрожали, в отличие от Оксаниных. Я поднял ладони перед собой. И выдохнул с невозможным облегчением — они тоже не тряслись больше.

— Сержант, отставить «ладушки»! Ко мне! — голос капитана заставил опустить руки и начать выполнять команду «Бегом!», но улыбку с лица не стёр.
— Чего щеришься? Уши разложило? Поздравляю. Глянь-ка. Шпрехаешь же по-ихнему? — отрывистые хриплые фразы выдавали напряжение. Вполне логичное для командира Красной Армии на территории противника, в окружении такой толпы стоявшего над трупами восьмерых фашистов. У одного из которых была на валявшейся в пыли фуражке кокарда в форме черепа, а у остальных — нашивки с мечом.
Я вгляделся в бумаги. И остолбенел.
Бригаденфюрер СС Рихард Херрман приказывал командирам разведывательных и охранных подразделений первой пехотной бригады СС принять все необходимые меры для задержания и уничтожения санитарного конвоя, под видом которого по захваченной территории прорываются к своим деморализованные остатки уничтоженных героическими солдатами Вермахта частей противника. Было описание Ганомага, вплоть до вмятин на бронепластинах, и Сани, бравого унтер-офицера, говорившего с акцентом жителя Нижней Саксонии.
— Подробно, — задумавшись, проговорил я, и вздрогнул от хлопка по спине.
— Не ори! Не до конца, видать, отпустило, перехвалил. Шёпотом говори пока, — прохрипел Горбатюк.
— А чего тут говорить, товарищ капитан? Приехали мы. Приплыли даже, я бы сказал. Надо бросать броневик и двигать к берегу. И переправляться уже сегодня, — прошептал я.
— Логично мыслишь, сержант. А на чём мы всю эту ораву потянем на тот берег? — он тоже перешёл на шёпот. Хотя, скорее на шипение.
— Как и хотели, на плотах. Только… — в памяти вдруг вспыхнула картинка, где мы пацанами купались на пруду в деревне. И какое у нас было счастье, когда Серёга спёр где-то камеру от грузовика. — Надо разбортировать колёса. Все камеры взять с собой, и насосы. Они усилят плавучесть плотов!
— Плавучесть… Зараза, чего ни спроси — на всё ответ у него, Гаврила! — с каким-то злым восхищением повернулся он к подбегавшему от машин Тимофееву.
— И на это? — явно не разделяя нашего настроения, спросил старшина.
И мы уткнулись в карту, которую он принёс.
Радостного было мало. Ничего, говоря предельно откровенно, радостного не было. Кружки и стрелки на карте, гораздо более чёткой и детальной, чем наша, отмечали продвижения фашистов. И отступление наших. По всему фронту.
Правый берег весь был под немцами. Кое-где попадались очаги красного, но их можно было пересчитать по пальцам. Одной руки. Севернее Днепр уже был пересечён фашистами, были пометки о высадке на левый берег и южнее. Обилие частей гитлеровцев угнетало.
— Нам надо к своим. Срочно, — только и нашлось у меня. Да, решение ожидаемое, очевидное. Но отвратительно сложно осуществимое. И в глазах разведчиков это читалось.
— Так. Гаврила, Ганомаг в лес. Следы убрать. Колёса разбортировать, камеры извлечь бережно, если есть запасные — тоже. Эти корыта — следом, — кивнул он на легковые без всякого пиетета перед немецким автопромом. — Вытащить всё нужное нам, остальное спрятать. Может, хоть полчасика выторгуем, пока этих искать будут. А их совершенно точно будут искать.
Тимофеев не ответил ни «Есть!», ни «Да!». Он уже отмашками подзывал своих. А потом повернулся ко мне:
— Там в багажнике у одного ящик видел, с крестом. Глянешь, доктор?
Санитарный ранец был точно такой же, как у того немца из леса, я даже раскрывать не стал, закинув сразу за спину. И двинулся помогать остальным, уже тянувшим под уздцы напуганных стрельбой и кровью лошадей, толкая телеги.

В лес, редкий, как назло, вошли между «Borodaevka» и «Pravobereschnoe», как уверяла трофейная карта. Бородаевку обошли справа, Правобережное — слева. На наше счастье, ни машин, ни мотоциклов, ни солдат не было видно ни в одной из деревенек. Горбатюк вглядывался под ноги, смотрел на странно заломленные ветки, и уводил то в сторону, то ломился прямо, как лось. Ровно дышали только разведчики — остальные выбились из сил уже давно. Я заметил, как Оксана, придерживая норовившую разойтись на груди кофту, вытряхивала из пузырька таблетки, передавая Загорскому. Наверное, сердце опять. Как не вовремя. Хотя на войне всё всегда не вовремя, кроме победы. До которой ещё надо дожить. Хотя бы попробовать.
— Дозоры — ты и ты. Остальным — рубить плоты! — прохрипел Горбатюк и первым ринулся в лес.
Перестук топоров и шипение пил прекращалось трижды, когда начинали тревожно стрекотать сороки. Не знаю, водились ли они тут вообще, но то, как ловко изображали суматошное трещание дозорные, восхитило. В первый раз, как услышал, потом уже с одной досадой слушал, замирая — каждая минута была на счету, темнело быстро.
На берегу уже лежали надутыми камеры, двенадцать штук. Брёвна, небольшие, еле-еле обработанные, только очищенные от сучьев, настилали поверх, сперва накрывая каждую камеру тканью. В ход шло всё: одеяла, простыни, платки, гимнастёрки и кители. О том, что мокрое дерево о мокрую резину будет скрипеть на всю реку, сказал Палыч, Костырев, охотник, спорить с которым никто и не подумал. Вязали брёвна всем, что нашлось, от буксировочных тросов, снятых с легковых машин эсэсовцев, до бинтов. Которые предварительно мазали золой и землёй, чтобы не выдать себя на воде белыми пятнами. Работали молча, слаженно, уже не останавливаясь на то, чтобы с тревожным напряжением на лицах вслушаться в грохот артиллерийской канонады, звучавший сперва где-то значительно севернее, а потом начавшийся и южнее. Этот звучал так, что земля, казалось, начинала подрагивать под ногами. Или это ноги начинали подрагивать на ней.
Я подошёл к берегу, не выходя из-за кустов, и встал рядом с Горбатюком. Он не обернулся, будто по шагам меня узнав. Хотя, от этого вполне можно было ожидать.
— Есть новости, товарищ капитан? — шёпотом, как и было сказано, спросил я.
— Дохрена, — недовольно прохрипел тот. — И одна хуже другой. Пушки слышишь?
— Ага.
— Рога… Если карта фашистов не врёт — по Днепропетровску молотят, гады. А ещё я с той стороны пяток вспышек видал. И ох как дорого дал бы, чтоб оттуда на этот берег глянуть, хоть одним бы глазком, — вздохнул он, опуская бинокль и разминая большим и указательным пальцами уставшие глаза.
Вспышки. Прицелы снайперов. Солнце садилось за нашими спинами, могло бликовать. Вряд ли с той стороны он разглядел бы хоть что-то на этой. Хотя кто знает, чему их учат в разведшколах, или где там их учат? Я подумал и отошёл. Вернулся с парой брёвнышек и шинелью. Сумерки лежали густо, противоположный берег еле различался, и на воду начинал ложиться туман. Хорошо, что с топорами и пилами мы успели раньше — сейчас любой звук вдоль берега разлетался над Днепром во все стороны, далеко, звонко. Осторожно, чтоб не шуметь, я стянул брёвна к самой воде и обвязал их рукавами шинели. Ножом остругал-наточил палочку с локоть длиной, воткнув её между брёвен. А сверху, на специально оставленный сучок, привязал бечёвку, а к ней — две пустых консервных банки, оставшихся от ужина, пробив осторожно в отогнутых жестяных крышках отверстия.
Горбатюк смотрел на меня со смесью сожаления и тоски, как на… Ну да, опять как на деревенского дурачка, который ладит игрушку из дерьма и палок, пока взрослые умные люди ломают головы над серьёзными вещами. Но на мой взмах-просьбу помочь подошёл. Шестом мы отпихнули эту городьбу метра на два от берега. Течение, неожиданно сильное, быстро подхватило и понесло брёвна вниз, к юго-востоку. Степан Маркович изогнул бровь, требуя, вероятно, пояснений, но я только плечом дёрнул и кивнул в сторону реки. Он как-то неуловимо напрягся, будто к прыжку готовясь, начиная понимать задумку. Ветерок на реке был сильнее, и банки чуть слышно постукивали друг о друга, то замолкая, то начиная вновь. А потом грянул выстрел. А за ним — ещё один. Метрах в трёхстах или дальше. С нашего берега.
— Слышали? Вперёд, — выдохнул Горбатюк.
Я обернулся рывком и почти успел заметить, как пропали в кустах спины в гимнастёрках. Кажется, Тимофеев и Палыч, но гарантии я бы не дал.

Они вернулись через час или около того. С тремя винтовками, на которых были закреплены длинные трубки оптических прицелов. Скупо кивнув капитану.
— Плоты на воду, — скомандовал он.
На первый погрузились бойцы и сам Горбатюк. Видимо, мысли о том, что на том берегу могут оказаться не только наши, посещали и его. На втором и третьем размещались примерно поровну раненые, женщины, дети и персонал ПМП. Я был на третьем, вместе с Пал Палычем, Катей, Галей и Петро. С ним вместе мы и сталкивали плот в Днепр, с ним и переваливались потом на брёвна, изо всех сил стараясь не поднимать шума. Течение было сильным, стягивать начало почти сразу. Первый плот, еле-еле различимое чёрное пятно на чёрной воде, двигался под острым углом к берегу, к нашему берегу. Гребли пехотными лопатками, сырыми, недавно вырубленными короткими вёслами и просто руками, отчаянно избегая плеска и лишнего шума. А лишним тут был любой.
В тумане скрылся правый берег. Тусклая пелена над водой окутывала со всех сторон. Шнурок, натёртый илом и травой, уходил в неё, показывая, что где-то там, во мгле — второй плот, а перед ним, возможно, и первый. От которого не долетало ни единого звука. Вырвались! Не может этого быть! Столько времени по тылам врага, где каждая встреча с ним, каждое неверное слово, каждое лишнее движение грозило смертью. И вот немцы на том берегу, а впереди — наши, родные, советские!

— А-а-а-а!
Стон раненого был настолько неожиданным, что я едва не опрокинулся в воду. И еле-еле успел поймать Галю, что почти кувырнулась в холодный свинцовый Днепр.
— А-а-а-а!
Щелчки, прозвучавшие из тумана позади, будто жидким азотом облили. Но что делать⁈ Зажать ему рот? Задушить?
Спасла Катя. Она склонилась над молодым лейтенантом, тем самым мальчиком, что встречал нас у околицы. Кровезаменителей у нас больше не было, а те, что оставались, уходили на Привалова и Горелик. Почему на его почти поджившей культе началось заражение — я не знал. Но сейчас это было уже не важно.
Катя прижала губы к его губам. И следующий стон будто вдохнула в себя, принимая не только звук, а его муку и боль, деля их с раненым.
А потом с чужого берега начали стрелять.
Ахнул Сироткин, глаза на его тёмном и вечно хмуром лице распахнулись, как никогда раньше, белые, будто в них не было ни зрачков, ни радужек. А на груди у него начало быстро увеличиваться пятно, чёрное, как и всё вокруг. Только ещё чернее.

Глава 15
Берег левый

Он стал подниматься на ноги. Это было неверным решением и в связи со стрельбой, которую фельдшер вряд ли слышал, и тем более — в связи с тем, что под ногами была не твёрдая земля, а спешно увязанные чем ни попадя брёвна, сырые и скользкие.
Я дёрнул его за гимнастёрку, роняя рядом с собой. Над головами свистнуло ещё несколько раз. Отвратительный звук. Говорят, пуля, которую ты слышишь — не твоя, свою никогда не услыхать. То, что эти слышно, наверное, должно было радовать, но как-то не выходило. Выходила кровь из Сироткина, обильно, и слушать свист смерти над головой было некогда — отвлекал он же, но под руками, из раны в груди. Та, сверху, была чужой и возможной. Эта, внизу — его, Пал Палычевой, неизбежной.
Так. Сквозное. Это хорошо. От фашистского пулемёта, который стрелял винтовочными пулями. Тоже неплохо. Прилети в него пуля из Браунинга М2 — зажимать было бы нечего. И некому, пожалуй — много нас тут сидит и лежит, одной дурой от «крупняка» перемололо бы нескольких.
— Лечь на брёвна! Ногами к тому берегу, головами к нашему! К центру ближе! — мне было плевать, шепчу я или кричу. Главное, чтобы услышали. Судя по движению теней — повезло.
Руки в это время снова жили своей жизнью, делая всё, чтобы сохранить чужую. Хотя какую ещё чужую? Вот этого пожилого земского доктора, коллеги, спасшего столько народу… Нет, нельзя об этом. Это — раненый, я — врач, я обязан просто делать свою работу. Опять нет, не просто. Своевременно, профессионально и эффективно, как учили. И наплевать на то, что под коленями расползаются брёвна и плещет вода.
Перевязочный пакет. Обёртку внутренней стороной к груди. Пластырь… Нет пластыря, изолента не держит — много крови. Бинт… Бинт рано.
— Прижми! — ближним оказался тот самый, пожилой с костылями, Митрофаныч, который умел сохранять спокойствие в трудных моментах. Удачно.
Он придавил костлявой узловатой ладонью вощёную бумагу, придерживая Сироткина лежащим на боку. Без вопросов, без единого звука. Только на меня смотрел так, будто нимб с крыльями видел. Тьфу ты, это ж он тогда про Николу Угодника и говорил.
Входное под лопаткой. Так, если положим — крови натечёт. Тампонада? Вариант. Пальцами, наплевав на стерильность, проверил раневой канал. Осколков рёбер и лопатки не было. Думать о том, что было бы, распори я о них сейчас палец, тоже не стал. Наощупь вытащил из раны нитки от гимнастёрки и исподнего. Заражение лечить потом будем, если… когда доберёмся до своих. Кусок бинта отхватил, сложив салфетку, и очистил канал от крови. Остальной бинт сам собой сворачивался в жгут не единожды отработанными движениями пальцев. Которые методично, петля за петлёй, заправляли его тут же в спину живого человека. Повезло, сознание потерял. Значит, ему сейчас не больно.
С первого плота огрызнулся пулемёт. В густом тумане видно было только желтоватое пятно вспышки, оно оказалось сильно правее, ниже по течению от того места, где я ожидал увидеть борт с разведчиками. Свист вокруг нас переместился к вспышке.
— Прекратить огонь! Не выдавать пози… — раздался хриплый крик. И знакомый голос оборвался не менее знакомым булькающим кашлем-икотой.
Эх, Степан Маркович-Степан Маркович, как же так, как же так⁈.

Пожилой боец дёрнулся, но только крепче сжал ладонь на плече фельдшера. Я закончил тампонаду и протянул руку за вторым бинтом. Галя, у которой стучали зубы, вложила, раскрытый. Начал бинтовать, притягивая к коже спины и груди бумагу, которая должна была удержать жизнь внутри старого доктора. Тонкая, несерьёзная коричневатая бумажка. Такая нужная сейчас. Делая третий виток, кивнул бойцу, чтоб убирал руку. Вскинул глаза на него, когда движения не последовало.
Пуля вошла ему в район темени. Из носа текла кровь, нижняя челюсть выскочила из сустава. Лицо его, мёртвое, смотрело на меня. Но я видел только перекошенную улыбку. Он и оттуда продолжал выполнять команду, помогать доктору Николину спасать фронтового товарища. И гордился этим. Галя, тоненько, едва слышно, поскуливая, палец за пальцем отцепила мёртвую руку от плеча Сироткина, а я продолжил перевязку. Живые — к живым.
Пал Палыч дышал. Плохо, одним лёгким, но сам. Больше ранений на нём не было — руки, сполоснутые прямо между брёвен и обтёртые наскоро о ткань на груди, крови не нащупали. Греть его было нечем. С этим «КУЛАК» закончили, следующий.
Но следующим оказался не человек.

Галя, переползавшая через покойника, молча рухнула вниз. Я сунулся было к ней, но тут же понял — ранена не она. Пуля пробила камеру под правым бортом, и воздух, булькая, выходил из-под брёвен. Медсестра, упав, прижала ладони с обеих сторон, сдавливая камеру изо всех сил. Я успел заметить, скорее даже услышать, как ослабло и почти прекратилось бульканье. Вот только кораблик наш накренился опасно.
— На левый борт, плавно, по одному, — скомандовал я. Оставаясь вместе с Галей на правом. — Трое «с руками», остаться, продолжать грести, слева вёсла поднять.
Медленно, миллиметр за миллиметром, плот начал вынимать из-под воды правый задний угол. На котором сидели по пояс в ней я с Пал Палычем на руках, и дрожавшая от напряжения, холода и ужаса медсестра, зажимавшая простреленную камеру. Ночью. Посреди чёртова Днепра с его быстрым течением. Под пулями.
Которые всё реже свистели рядом и всё чаще с характерным странным визгливым чмоканьем уходили в воду с недолётом. В непроглядном тумане. Подумалось о том, что если сейчас с того берега бахнут пушки — будет уже не страшно. С любого, в принципе, берега. Но об этом тоже думать было нельзя.
Я почувствовал, как снова начала подниматься вода. Осторожно, по сантиметру, передвинул Сироткина так, чтобы голова его легла на колени Кате, что сидела ближе ко мне слева, и тряслась так, что её дрожь, кажется, передавалась по брёвнам. А сам начал отвинчивать с гимнастёрки старого бойца медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Вспомнив о том, как перед посадкой на плоты каждый доставал из-за голенища или из-за пазухи документы, награды, разбирал оружие, что ехало в тайниках под сеном в телегах, в кабине Ганомага. Будто к параду победы готовясь.
Там, на берегу, даже с осознанием грядущей неизбежной переправы через ночной Днепр, даже при необходимости замирать самим и следить, чтобы молчали раненые, чувствовался какой-то подъём в отряде, надежда, самая последняя. Наши же вон, рукой подать, за речкой, буквально! Плевать, что в ней течение и ширины километр! Бойцы скинули трофейное, с гордостью и облегчением натягивая родное, советское, помогая раненым надевать гимнастёрки, хоть на одну руку. Половина из них скоро смотрелась по-гусарски, в одежде на одном плече, с бинтами на втором, но с огнём в глазах. Девчата-медсёстры причёсывались, оправляли косынки. Кос не заплетали — не из чего им было их плести, зато помогали раненым и здоровым красноармейцам. Нашлись в вещах две ручных машинки, которыми они наводили на головах бойцов красоту. Те ждали своей очереди без суеты, торжественно.
Караульные, выставленные с самого начала Горбатюком, натащили с собой грибов, наткнувшись на щедрые полянки, и от котелков тянулся такой мирный, добрый грибной дух, что слюна бежала сама собой. Только Лида уже третий раз убегала в кусты, а возвращаясь шла к воде умываться. Я глянул на военфельдшера и провёл ладонью перед животом, кивнув на Чарную. Оксана вздохнула и еле заметно кивнула. Вот тебе и на. На самом финише выяснилось, что у нас тут не только инвалиды, женщины и дети, но ещё и беременная!
Свежеподстриженные, светлые, тёмные, рыжие и седые, бойцы сглатывали, поглядывая на будущий ужин украдкой. Кто-то писал письма домой. Кто-то, как Митрофаныч, прикручивал и поправлял на гимнастёрке медали.
Которые я сейчас снимал.

— Вы что делаете, доктор⁈ — возмущённо воскликнул один из бойцов, с примотанной к груди рукой и перевязанной головой. Кровь выступила на обеих повязках, но пока не критично.
— Или они — или мы все, — ответил я, осторожно сдвигаясь к телу лейтенанта без руки. Думая о том, что он вряд ли помнил Катин поцелуй. Который и за поцелуй-то считать было как-то грешно. И который, возможно, в его жизни был первым и единственным.
— Берег же… — начал было перевязанный, но сам осёкся.
О том, где был берег, в этом «молоке» можно было догадываться только примерно, по направлению, куда уходил шнурок ко второму плоту. С которого, кажется, звуков не доносилось вообще. И от первого слышен был едва лишь различимый плеск. Или лопатки в руках бойцов резали воду, или сама она плескала в брёвна. На которых лежали разведчики. Возможно, даже живые. Но в этом не было уверенности не только у меня, судя по взглядам остальных. О, глаза различаю. Светает, выходит.
— А до берега, если плот развалится, придётся грести. Руками. Лучше двумя, — проговорил я. Доставая комсомольский билет и какие-то бумаги, завёрнутые в тряпицу, из-за пазухи лейтенанта. И поворачивая его набок. Отправляя через борт.
— Вас же расстреляют, — без уверенности прошептал тот, с раздробленной плечевой костью. Которую удерживали две последние спицы. У его руки были хорошие шансы, нам бы всем такие.
— Зато вы будете жить, раздавите фашистскую гадину и дойдёте до Берлина, — фраза прерывалась, тело Митрофаныча, как старый капитан корабля, отказывалось покидать тонущее судно. Но я справился. Это была моя работа — спасать живых.
До берега шли в тишине, нарушаемой рыданиями Кати. Галя, закусившая губу до крови, едва дышала. Мне некем было её заменить — остальные либо гребли, либо две руки у них было только на двоих. Сам я успел перетянуть ногу Петро, который выронил весло в воду и едва сам не ухнул следом. Санитар грёб, не обращая внимания на кровопотерю. И на то, что его левая большая берцовая торчала из обмоток, равнодушно наблюдая за нашими усилиями. Перемазанная кровью, щерясь отломками, как сама смерть, говорившая: «Гребите-не гребите, а всё равно вы все будете моими». Будем, тварь безносая, обязательно будем. Но потом. Не в мою смену.

Когда из тумана навстречу шагнули две тёмные фигуры — я еле успел остановить весло, уже летевшее к ближней. Потому что узнал их, Скворцова и Еремеева, Лёху и Сергея, которого все звали непривычно для меня — Гейкой.
— Товарищ военврач, скорее, скорее! — сроду они такими взволнованными не были. Но сегодня многое случилось из того, чего сроду не бывало.
Я с короткого разбега, чудом не наступив ни на кого, слетел в сторону, вероятно, берега. Ну, вряд ли они с воды подходили. Но повезло, не ошибся. Взбивая грязную пену из липкого вонючего ила, тины и холодной воды, добежал до берега. И упёрся в два тела, лежавших на траве. То есть, не упёрся, конечно же. Упрусь я потом. Сейчас некогда.
Саня. Наш фальш-унтер-офицер, красавец, артист, полиглот, разведчик и герой. Голубые глаза смотрели в облачное, чуть розовевшее справа небо. Пульса нет. Реакции на свет нет. Мышцы мягкие, как кисель, как бывает в первые часы после смерти.
Степан Маркович лежал за ним, и Тимофеев прижимал ему к горлу насквозь мокрую от крови тряпку. Судя по всему, рукав от своей же гимнастёрки. Вот же силища у сибиряка — поди-ка так рвани? Хотя, в экстремальных ситуациях мало ли чего может быть…
Огнестрельные ранения шеи — лотерея похлеще, чем с контузиями. Хотя похоже, пожалуй. После взрыва можно в любой момент потерять сознание и уйти в кому. С нахоженного маршрута «кома — '200» вернуться обратно, конечно, можно. Но чаще всего это был билет в один конец. Поражения сосудов шеи тоже сложные. Тромб или пузырёк воздуха, ушедшие в сосуд и оставшиеся в теле, могут в самый неожиданный момент попасть в сердце, вызывая инфаркты, или в мозг, принося инсульт. «И́нсульт», как говорил мой учитель.
Сонные целы. Пищевод, кажется, тоже. Света мало, но при том, чем располагаем, видно так. Трахея разбита, кольца разворочены. Не говорить, наверное, больше товарищу капитану голосом Шерлока Холмса.
— Трубку! — рявкнул я, особо не надеясь ни на что. И ошибся.
Оксана, мокрая, дрожащая военфельдшер Смирнова, вложила эндотрахеальную трубку мне в требовательно протянутую, скорее по привычке, чем осознанно, ладонь. Наверное, в руках держала, да не знала, с какой стороны подступиться к раненому. Хотя, случалось, средний медперсонал и не такие манипуляции проводил, тем более на передовой, когда до ближайшего врача — по три смерти под каждым кустом.
Она же полила мне на руки спиртом, забрав секунд с десяток на обработку ладоней, запястий и самой трубки — совершенно правильное решение. Это от ноги или даже плеча заражение может идти долго. Шея слишком близко к мозгу, чтобы заносить сюда заразу нарочно. Когда закончил с руками, обнаружил у колена раскатанный набор, а напротив — Марусю. Она больше не плакала.
Кивнув разом всем, от Гаврилы до Оксаны, интубировал капитана. И ощутил невозможное, сумасшедшее облегчение, когда тот задышал. Обработал раны, наложил повязку, зафиксировав трубку как можно надёжнее. И едва не вскрикнул от радости, когда Степан Маркович открыл глаза. Мутные от боли и кровопотери, но хранившие ту самую его цепкость. А потом его рука дёрнулась и схватила меня за рукав. Губы зашевелились.
— Нельзя говорить, товарищ капитан! — попробовал было командовать я. Но ему было не до того. И он не говорил, он передавал сигнал.
«Пакет» — прочитал я по губам.
— Где? Планшет? Сапог? На груди? — я говорил тихо, кроме Гаврилы услышать было некому. Как и увидеть облегчённое движение ресниц обескровленного начальника дивизионной разведки.
Под одеждой нашёлся пакет, плотный, объёмный, обвязанный шпагатом и залитый сургучом по швам и по углам.
— Кому? — только и успел спросить я.
Горбатюк снова лишь качнул ресницами. Мне показалось, что жест означал: «Сам поймёшь». И он потерял сознание.
— Гаврила, вперёд кто-нибудь ушёл? Что в округе? — спросил я у Тимофеева.
Тот сперва трижды моргнул, не в силах отвести глаз от лица Степана Марковича, и только после этого повернулся ко мне.
— Палычу ногу перебило. Я тут пока был. Берег чистый, где видел.
Сроду болтливым не был, как говорится, а тут — как отрезало. Но это понятно.
— Выгружаемся. Нам бы, пока туман с воды не сдуло окончательно, до лесочка какого-нибудь дошагать. Добраться, — поправился я, только сейчас увидев бледного Костырева с повязкой на колене, по которой тоже расползалось красное пятно. Видимое уже значительно лучше, чем то, на руке и голове бойца на плоту. Плот! Как там Сироткин⁈
Двух плотов у берега уже не было. Сняв последнего раненого и груз, их отпихнули шестами стоявшие по грудь в воде Гейка и Лёха. Логично. Трудно скрыть место десантирования, если транспорт покачивается на волнах рядом с ним, или вытащен на берег. Бойцы стояли у третьего, что-то рассматривая. И я понял, что не «что-то», а «кого-то».
Галя лежала на брёвнах, и руки её они не смогли расцепить даже вдвоём. Вряд ли сил не хватило, скорее всего просто боялись поломать героическую девушку. О том, как она спасла всех на плоту, она и два мертвеца, они, судя по тому, как косились на меня, уже знали.
— Нож дай, — протянул я руку к Лёхе. Он вложил в ладонь рукоятку.
Зайдя в воду, нащупал в холодной прибрежной мути, которую почему-то не уносило течением, руки Гали. Ледяные пальцы стискивали твёрдую резину так, как не каждые тиски смогли бы. Осторожно разрезал камеру и крепления-вязки, вытянул из-под брёвен. Срезал лишнее. Нож то увязал, то норовил скользнуть к белым до синевы пальчикам, смотревшимся сосульками, но я не для того тридцать лет оперировал, чтоб меня не слушались ножи.
— Поднимаем, понесли, — скомандовал бойцам.
Галю с двумя чёрными лоскутами, зажатыми в кулаках, они несли бережно, явно опасаясь. Вряд ли у каждого из этих молодых парней было много опыта общения с женским телом. На берегу встречала Оксана — в одной руке чья-то шинель, в другой — кружка, судя по запаху, со спиртом. Военная медицина во всей красе. Внутрь и растереть, всё, как у классика.
— Руки, доктор!.. — дрожащим голосом, стуча зубами, еле выговорила Галя.
— Руки — это хорошо, мил моя, руки — это очень хорошо! Без рук погано, а с руками — милое дело, — зажурчал голос военфельдшера, какого я от неё не то, что не слышал никогда, а даже и представить себе не мог. Ни углов, ни «за ногу». Говорила она, как ласковая мама. — Сейчас, мил моя, сейчас. На-ка, глотни спиртику-то. Сразу полегчает, да потеплее станет.
Звук, с каким стучали о кружку зубы Гали, облегчения не вызывал. И то, что выпила она два-три глотка, или сколько там было, как воду — тоже. Как и то, что пальцы не разгибались по-прежнему, хоть Оксана и разминала их осторожно, по одному, и пробовала отогреть дыханием. Согнутые у груди руки, сжатые, скрюченные пальцы напомнили мне классическую «позу боксёра», в какой, случалось, находили сгоревшие трупы. Эти образы заставили разозлиться на себя самого — нашёл, с чем сравнивать!
— Дай булавку, пожалуйста, — протянул я ладонь Оксане, которая то и дело поднимала на меня глаза. И взгляд у неё был, кажется, жалобным. — Где Загорский?
— Криз. Без сознания, — отозвалась она, поднимая руки. Хотела было отцепить ту, что скрепляла обрывки её кофты на самом выдающемся месте, но, видимо, подумала, и опустила пальцы ниже.
— Нитроглицерин успела? — я смотрел на согнутые в локтях тонкие руки Гали, вспоминая расположение мышц сгибателей-разгибателей.
— Успела, — кивнула Оксана, отцепив-таки. Между разошедшимися краями я мельком увидел случайно край белой груди, впадину пупка и шов ниже. Кесарево? Что-то абдоминальное? Какая разница?
Взяв протянутую раскрытую булавку, я осторожно кольнул сперва оба бицепса, а после — сгибатели кисти под локтевыми сгибами, изнутри. И Галя, вытерпевшая уколы без звука, ахнула, когда проклятые лоскуты резины выпали наконец из разжавшихся пальцев. И бросилась обнимать Оксану, стоявшую ближе.
— Катя, Маруся! Помогите растереть! — я поднялся и отошёл выше по берегу.

Пётр Семёнович лежал бледный, тяжело дыша. Этот румянец, в синеву, как и бледно-синие губы, не нравился мне совершенно. Но, как часто бывает, действительности на моё к ней отношение было наплевать.
Опустившись, я нащупал у него на запястье, на внешней стороне полулунной кости, точку, о существовании которой узнал на каких-то курсах мануальной терапии. И с большим удивлением обнаружил, что она и вправду работала. Частота пульса снижалась, наполненность росла, дыхание выравнивалось. Даже от переутомления помогало: нажимаешь ногтем, сильно, почти до боли, и делаешь вращательные движения — тридцать в одну сторону, тридцать в другую. То ли самовнушение, то ли надежда, то ли медитативность процедуры — но что-то работало. А, может, тысячелетний опыт китайцев. Но это вряд ли, конечно. Скорее, самовнушение. Загорский, на щеках которого пропадала синева, снова вскинул брови, собрав высокий лоб в гармошку.
— Товарищ военврач третьего ранга, разрешите получить замечания? — спросил я на полном серьёзе.
Он поднял глаза.
— Я сделаю всё, что смогу, что возможно, для того, чтобы вас оставили в медсанбате… коллега. Вы — блестящий хирург и удивительный человек, Иван Николаевич.
Я не стал ничего говорить. Нет замечаний — ну и слава Богу. Или кому тут? Партии? Товарищу Сталину? Просто поправил на нём шинель и легонько пару раз прикоснулся к плечу, вроде как поблагодарил.
— Когда разговор зайдёт — Митрофаныча и Виталика там схоронили, на том берегу. Не оставили отход прикрывать, и не под воду спустили, а проводили с почётом и воинским салютом, поня́л? — Тимофеев оказался рядом бесшумно.
— Поня́л, — кивнул я. Что тут непонятного? Надеяться на то, что нас, вышедших из окружения, встретят хлебом-солью и орденами-медалями было глупо, надо было готовиться к обстоятельным и вряд ли приятным беседам. — А остальные?
— Остальным я довёл, — буркнул Гаврила. — Жариков, тот, что с рукой, прощения просил. Зря, говорит, я накаркал товарищу военврачу.
— Бывает, — пожал я плечами. — Добро.
— Это… Вещи их отдашь?
Он смотрел исподлобья, хмуро. Вряд ли понимая, как правильно было обращаться с непонятным сержантом, который вёл себя так, что его и сам Горбатюк, бывало, слушал.
Я молча вытащил из-за пазухи бумаги и медали и передал ему.
— Оружие их отдельно лежит, Катя бинтом перевязала, я видел.
— Я тоже видел. И забрал уже. То, что всех раненых с личным оружием спасли — хорошо, — вздохнул он.
— Плохо ли? — согласился, вздохнув, я. — Карты того гауптштурмфюрера у тебя?
— Ага. Отдам особистам — рады будут.
— Это точно…
Говорить было как-то не о чем. И он, прошедший Финскую, и я, в этом теле только-только попавшего на фронт студента, прекрасно понимали, что ожидало впереди, доберись мы до своих. Не напорись по пути на очередных фашистов.
Отряд двигался к лесу. Туман на воде почти пропал, Солнце пробивалось над кронами прямо перед нами. Оно улыбалось, как наши медсёстры и Оксана, а Тимофеев, шедший рядом, хмурился. Ну да, подходить не пойми куда, когда лучи бьют в глаза — так себе вариант. Но у нас других не было. Здесь лес был ближе всего к берегу, а гулять вдоль Днепра был точно не сезон. Позади справа снова грохотали взрывы снарядов в Днепропетровске.
Мы тащили носилки. Кому не хватило носилок — ехали на плащ-палатках. Повезло, что берег и край леса тут не были изрыты кротами, не бугрились торчавшими из-под земли корнями. В лесу такой номер не пройдёт. Но там хоть шестов можно нарубить…
— Хальт! Хенде хох! — голос, резкий, как выстрел, оборвал все мысли о дальнейших действиях по эвакуации. Отряд остановился.
— Ты охренел⁈ Мы тут, сука, ночью, под пулемётами, к своим шли, чтоб свои нас за фашистов приняли⁈
Голос Тимофеева дрожал. Это очень напоминало близкий срыв, который имел все шансы закончиться плохо. Гаврила держался до последнего, но край терпения есть даже у святых. У несвятых, таких, как бойцы дивизионной разведки, он есть тоже. Мы вышли за него, когда перешли мост через Ольшанку, за которым на его глазах от ужаса рвало Лиду, а Гейка Еремеев остервенело топтал подачку от заискивающе улыбавшихся селян.
— Бросить оружие! На колени! Руки вверх! — голос из лесочка шуток не шутил. Я словно воочию видел, как поднималась шерсть на загривке сибиряка-медведя, который был готов убивать, уже не глядя на тех, кто стоял позади него.
Шагнув вперёд, встал перед Гаврилой и посмотрел ему в глаза. И понял, что либо опоздал, либо почти опоздал. Положил руку на плечо старшины, напряжённое до звона, и покачал головой. А потом кивнул Кате Беловой, стоявшей за ним.
— Никогда советский человек не встанет на колени перед другим советским человеком! — её звонкий, чистый голос заставил Тимофеева вздрогнуть. Она шагнула вперёд, как пионер-герой, вытянувшись в струну, продолжая:
— Один советский человек — друг и брат всякому другому!
— Или сестра, мать твою за ногу да об угол! — тряхнув головой, шагнула вперёд решительно с другой стороны Оксана.
— Твою в гробину! Окся⁈ Ты, что ли⁈ — три разных голоса закричали с трёх разных точек. Один из них принадлежал тому первому, резкому.
И из-за деревьев показались фигуры в накидках со странными крупными пятнами неровной формы.

Глава 16
Твою дивизию

Одна из пятнистых фигур замерла на полушаге, как на стену напоровшись. А из-за спины Оксаны вышла, еле переставляя ноги, Лида.
— Коля?.. Коленька! — она рванулась к нему, падая, поднимаясь и снова падая, как раненая птица.
— Лида⁈ Лидушка!.. — кричал он, летя навстречу, откидывая за спину винтовку.
Они обнялись резко, порывисто, чуть отодвинулись, будто проверяя, что глаза не врут, ощупывая друг друга дрожащими руками, а потом стали целоваться, судорожно, словно клевали друг друга, едва касаясь губами щёк, глаз, лбов…
Рядом крякнул Тимофеев. Уже вполне взявший себя в руки, и теперь, кажется, слегка смущённый этой сценой. Я перевёл взгляд на Оксану, к которой шли, с улыбками поглядывая на обнимавшихся бойца и медсестру, остальные «пятнистые».
— Муж, — выдохнула-всхлипнула она, скорее почуяв, чем заметив мой взгляд. — Перед самой войной расписались. Живой Колясик, радость-то какая, мать твою…
— За ногу да об угол, весь фронт знает! А я, главное, гляжу — ты-не ты?
Коренастый здоровяк подошёл к старшине и протянул широкую ладонь. Тот пожал её и обнял подошедшего, хлопнув по спине.
— Я, Мироха, веришь-нет, то же самое думаю который день: я-не я?
— Вторую неделю никого не было с той стороны. У нас приказ послезавтра отходить. В последний вагон вы успели, Гавря.
— Есть такое дело, повезло. Теперь за малым дело — не помешать вам приказа выполнить, — проговорил Тимофеев, чуть отстраняясь.
— Поясни, — напрягся тот, которого он назвал Мирохой, под машинку стриженый мужик лет сорока, зеленоглазый, со старым ожогом на правой скуле. Что-то в его образе было такое, одновременно внушавшее уверенность и в то же время бесшабашное. Такому чуб, шашку, кубанку на голову и коня под седлом…
— Карты у меня, Мироха, свежие, от вчерашнего аж дня. Фашист один подарил напоследок, сука такая важная. Аж целый гауптштурмфюрер, не хрен собачий. А ещё полковой медпункт с ранеными и гражданскими, — дёрнул подбородком, указывая за спину, Гаврила.
— Эва как ты разжился… Дело говоришь, дело. Такие карты могут всякого нагадать. Глядишь, не завтра бы сниматься пришлось… — напряжённо ответил казак.
— Не сегодня бы, — кивнул старшина. — А ещё со мной майор Привалов и капитан Горбатюк. И оба еле дышат. Кабы не доктор Николин, Иван Николаич — хана бы и им, и нам.
Он чуть отступил в сторону, представляя нас друг другу.
— Четыреста сорок девятый ГСП, сержант медслужбы Николин, Иван, — протянул я руку. В который раз радуясь, что она больше не дрожит.
— Разведка восемьдесят первого кавполка, старшина Краско, Мирон, — пожал он мою ладонь. Приземистый, крепкий, на голову ниже меня, с фигурой борца-вольника и ногами, которые принадлежность к кавалерии подтверждали полностью. Коня ему только и не хватало.

— Далеко медсанбат, товарищ старшина? — я начал с главного. Для меня, и ещё для десятка человек, занимавших горизонтальные положения.
— Часов за пять доставим. Кого беречь? — военная прямота иногда такая прямая…
— Всех беречь, мы их от Перегоновки сюда не для того тянули, чтоб у самого порога обронить, — буркнул я, но взял себя в руки. — Майора с капитаном первыми, аллюр три креста.
Воспоминания о том, что так обозначали самые спешные донесения ещё при царях, всплыли неожиданно, но, как оказалось, своевременно — старшина расплылся, будто младшего брата повстречал:
— О! Казак? Уважаю! Сразу к делу, без трепотни. Хлопцы, ко мне! Кого товарищ военврач укажет — хватать и в санбат намётом!
— И нам бы транспорт для остальных наладить, товарищ старшина. Плащ-палаток там, шинелок каких, если есть? Носилок с десяток сконстролим быстро, да пойдём. Им по земле волочиться никак нельзя, и так с этой стороны от неё не пойми на чём держатся, — нахмурился я, услышав очередной стон.
— Всё будет, братцы, всё сладим!
Он убежал к лесу, увлекая за собой и Гаврилу с нашими бойцами, и оставшихся своих. Четверо переминались рядом.
— Все пять часов — лесом? — уточнил я.
— Та ни, товарищ сержант! — отозвался невысокий худощавый парень с одним треугольничком на петлицах. — Ось рэчка, а тамочки мосток, тудой за три годины дойде… Шо?
Он смотрел на меня с удивлением. Я бы и сам, наверное, смотрел так же на его месте, если бы вырвавшийся из вражьего окружения боец дёрнулся и отшагнул назад от своего, советского, как от врага. И я, клянусь, не придумал бы, как объяснить ему то, что творилось в моей голове. Почему, с какого времени эта напевная речь стала восприниматься хуже немецкой и английской? Как вышло так, что жившие бок о бок люди перестали жениться и ездить в гости, возненавидели друг друга и стали убивать? Почему над этой землёй снова стали рваться немецкие и американские снаряды?
— Ничего, браток, ничего. Контузило малость, бывает, — прикрыл я глаза и покачал головой, будто снова выгоняя из неё начавший было подниматься звон.
И снова вздрогнул, поняв, как только что назвал его. Браток. Несмотря на то, что в прошлый раз после слов на этом языке мне прилетела очередь в грудь и голову.
Но в этот раз такого не было. Красноармейцы, получив приказ старшего по званию, внимательно и чётко выполняли мои указания, запоминали порядок действий при погрузке и выгрузке тяжелораненых на транспорте. Я понял, что лесами нужно пройти часа три вдоль извилистой речки с красивым названием Старая Орель, до деревеньки Плавещина, там пересечь реку по мосту. У разведки эскадрона там остался хвостатый транспорт, были и телеги. О том, что вести «тяжёлых» вскачь нельзя, я повторил трижды. Иди я с ними сам — не повторял бы, а тут лучше было сказать лишний раз, чтоб в запале доставки раненых горячие казаки не добили их тряской. Парни, старшему из которых хорошо если исполнилось двадцать пять, сосредоточенно кивали. Они уже пронаблюдали, как я перевязал рану и заменил дренаж, и стали гораздо менее общительным, но более собранными. Человек, быстро и чётко разбирающийся с такими страшными и на вид, и на деле, ранами, явно знает, что говорит, его надо слушать внимательно, и они это сразу поняли.
Когда двое носилок ушли под тень деревьев, разобрался с остальными.
Из лесочка доносился мирный перестук пехотных лопаток и перешучивания. На родном языке. Господи, как же этого не хватало столько времени, когда лес со всех сторон в любую минуту мог разразиться очередями из пулемётов и залпами из карабинов. Как и любая деревня на той стороне.
Оксана, державшаяся рядом, негромко рассказывала о том, что Мирона знает ещё с Финской, что когда всё началось, все они служили в разных местах, но в страшном вареве Уманского котла всё перемешалось. Лида, откомандированная к её пятьдесят восьмой дивизии, задержалась с отправкой на передовую, и новости о том, что восемьдесят первый эскадрон уничтожен, узнала при штабе. Еле откачали. Она уже знала, что носит ребёнка, и их с военфельдшером Смирновой отправили в тыл, но по пути колонна попала под бомбёжку, там Лида снова выжила чудом. Потом их захватили части гитлеровцев. Фронт на этом участке был похож не то на слоёный пирог, не то на картинку из калейдоскопа — наши, враги, всё перемешано, на протяжение километра можно было встретить и тех, и других, и не раз. Спасение двух женщин в немецком тылу было очередным из череды чудес, в которые повидавшая жизнь и войну Оксана верить отказывалась. Чтоб не сглазить. И теперь так же, неверяще, смотрела на не отпускавших друг друга Колю и Лиду. Со слезами на глазах. Но руки её действовали чётко, как и мои.
Я определил очерёдность движения и носилок, и пеших мирных. Шестов нарубили с запасом, шесть носилок сладили быстро. Восемь раненых минус Привалов и Горбатюк, минус лейтенант и Митрофаныч, плюс Пал Палыч — итого пять, шестым — Загорский, которому я даже двигаться запретил. Проверить то, насколько обширный инфаркт он, скорее всего, перенёс, мне было негде и нечем, поэтому исходил я из сухой теории: умереть товарищ военврач третьего ранга мог в любую секунду. Как, в принципе, и я сам. Но мне было некогда. Я ещё не вывел этих людей к своим, не обеспечил каждому раненому оказание квалифицированной помощи, не проверил результатов.

До мостика добрались без проблем. Мирон и Гаврила переговаривались негромко, бойцы шагали в основном молча, иногда отвечая с улыбками на вопросы медсестричек, что подходили к раненым с водой или лекарством, на ходу. Лида не отходила от Коли, который шёл первым с носилками, на которых лежала Света Горелик. И улыбалась, глядя на светившихся счастьем молодожёнов. На медовый месяц которых выпала война.
Деревенские высыпали встречать все, кажется, до единого. С тревогой глядя на измотанных девушек и ребятишек с того берега Днепра, которых увели от смерти бойцы Красной Армии. С надеждой смотрели на самих бойцов, усталых, но уверенных. И с сочувствием — на раненых. И каждый нёс кто воды, кто ковшик ушицы, кто ковригу хлеба. Я увидел, как босоногий мальчик лет восьми-девяти подбежал к той самой девчушке с куклой, протягивая ей огромное жёлто-красное яблоко, которое до этого заботливо обтёр рубашкой. Она подняла глаза, моргнула недоверчиво, и протянула ему куклу. Он замотал головой, всучил ей яблоко и убежал обратно, под руку старой бабушки, что утирала слёзы на загорелом морщинистом лице уголком платка. И я очень её понимал. Как и каждый из тех, кто шёл по родной советской земле или летел над ней на носилках. Лица раненых, кто был в сознании, светились счастьем с той самой поры, когда их вытащили по илу и грязной воде на наш берег.

Шульговка была значительно больше сгоревшей Перегоновки. Нет, может, раньше, до войны, и не значительно, но сейчас, когда в ней были штаб дивизии, медсанбат, стрелковые и артиллерийские полки — несопоставимо больше. Военные палатки для тех, кому не хватило места по хатам, сараям и сеновалам, как сказал тот щуплый, но двужильный, видимо, боец, тянулись в обе стороны вдоль реки и назад от неё. Деревня утопала в садах и зелени. Раньше. Теперь над ней стояла столбом пыль от сновавших туда-сюда грузовиков и мотоциклов. Пахло дымом, сеном, рыбным супом и тревожным ожиданием. И ко всем этим запахам здесь, видимо, привыкли одинаково настолько, что совершенно не обращали на них внимания.
Когда наша колонна показалась из-за деревьев, часовые было напряглись, но тут же и расслабились, узнав своих. Ни постов, ни секретов с нашей стороны я не заметил, хотя Мирон и махал пару раз каким-то кустам по дороге. Но оттуда никто не вышел. Зато в самой деревне подошли бойцы, подбежали вездесущие пацанята с исцарапанными ногами, в пыли и веснушках.
— Ой, поранетых везут! Айда за мной, дяденьки командиры! — закричал самый бойкий из них и припустил, взбивая босыми пятками пыль, к длинному зданию по правую руку. Хотя простыню с красным крестом мы видели отсюда и без него.

Когда подошли, на крыльцо со снятыми, я отметил, дверьми, вышел врач в забрызганной красно-бурым шапочке и маске. Халат, видимо, сбросил на пол в операционной, и это было очень вежливо с его стороны.
— Кто интубировал капитана? — профессионально поздоровался он.
— Я, товарищ военврач второго ранга, сержант медслужбы…
— Спасибо, коллега, — «испортил» он знакомство. — Ловко придумано на щеке писать время ранения и интубации! Трубку долго держать нельзя, а тут всё… хм… налицо.
— Товарищ военврач… — начал было я, но опять не срослось.
— Петров, Василий Иванович, как Чапаев, — протянул он руку, спускаясь ко мне.
— Николин Иван, — пожал я чистую, но твёрдую ладонь с ногтями, состриженными «до мяса», как и у меня. Он, кажется, тоже это подметил.
— Хирург?
— Студент, Василий Иванович, Белорусский государственный.
— Майор — ваша работа?
— Моя.
— А как вы собрали ему лопатку? Мы с коллегами не смогли понять, и на снимках какая-то ерунда. Часть кости подвижна.
— Скрепил отломки скобками Мишеля на сетке из кетгута, часть подшил к рёбрам, а сверху — ножницы… А у вас есть рентген⁈
— Разумеется! — он расправил плечи так, будто сам лично спаял тут, на берегу, аппарат.
— У меня раненая с трещиной бедренной, и трое с осколками, нам бы… — начал было я, но тут раздалось покашливание, которое можно было бы назвать «полуделикатным». Или на треть даже.
— Товарищ военврач второго ранга, разрешите доложить! — Оксана стояла по стойке «смирно». При учёте её изрядно пережившего за последние сутки «обмундирования» и статей, это смотрелось в равной степени оригинально и тревожно. Потому что последние оставшиеся булавки держались «на соплях». Василий Иванович только кивнул, не найдя слов.
— Товарищ военврач второго ранга, у нас, помимо трещины бедра, троих с осколками и двух ампутантов, один с проникающим грудной клетки и ещё один с инфарктом. И все сутки почти не жравши, мать-то их за ногу да об угол, — предельно лаконично доложила военфельдшер.
— Действительно, Василий Иванович, я не с того начал, — опомнился я. Дорвался, тоже мне, до рентгена.
— На сортировку, коллеги, немедленно на сортировку, — подхватился и военврач, лично указывая путь. Хотя там трудно было промахнуться.
Я махнул, и носилки потянулись за нами.

На приёме был парень чуть старше нынешнего меня, который мне почему-то сразу не понравился. То ли узкими усиками над верхней губой, то ли блестящими прилизанными и примазанными чем-то чёрными волосами. От нас, вырвавшихся из окружения, он отличался, как собравший все призы на выставке доберман от помойного пса из того фильма, где про собаку говорили: «паршивый», «нервный» и «всё равно издохнет».
— Это, коллега, доктор Губерман, Иван Израилевич. А это — ваш тёзка, Николин, Иван… виноват, не упомню вашего отчества, — тут представление друг другу вышло более традиционным.
— Николаевич. Но можно просто Иван, — кивнул я доберману, оказавшемуся Губерманом. Тот только чуть повёл бровью, будто делая вид, что со всякой швалью общаться ему недосуг. Но мне было не важно. — «Красных нет», двое «жёлтых» с проникающим и с нагноением, остальные «зелёные».
Оба врача замерли, будто пытаясь понять сказанное мной, словно я говорил на каком-то другом языке. А мне только сейчас аукнулось в памяти, что тут, в сорок первом, маркировка по цветам была иной. В моём времени «красным» был тот, кого нужно было срочно класть на стол. «Жёлтых» — менее срочно. Тут совпадение было только с первым цветом, а жёлтыми талонами на сортировке отмечали инфекционных больных, которых требовалось немедленно тащить в изолятор.
— Извините, товарищи, путаюсь после контузии, — потёр я висок. — «Синие» с проникающим и нагноением, остальные «белые».
Эта кодировка была принята гораздо быстрее, Петро и Пал Палыча укатили вглубь здания первыми. Следом потянулись остальные, включая Загорского, которого осмотрел Петров, постановив, что мой диагноз с инфарктом оказался верным. Они, как это бывает, нашли общих знакомых, и Василий Иванович только что не лично покатил Петра Семёновича дальше.
— Иван… Израилевич, — обратился я к модному. — Подскажите, пожалуйста, где нам можно встать на довольствие?
Тот вскинул глаза и поднял брови, будто с ним заговорил человеческим голосом деревянный домик деревенского сортира.
— Эм-м-м… Вы уже пгошли… фильтгацию? — заметно картавя, спросил он, глядя куда-то сильно левее моего лица.
— Пока нет, — удивился я, тоже глянув налево. Где никого не было.
— Тогда вам следует пгойти в особый отдел, — теперь он смотрел правее и выше. Где тоже моих глаз не было.
— А где его найти, особый отдел? — уточнил я.
— Спгосите на улице, мне пога, — и картавый доберман скрылся в полумраке коридора, оставив меня одного.
В это время с улицы донеслось:
— Окся! Ёксель-моксель!
И в ответ тут же, знакомым голосом:
— Зинка! Твою-то мать за ногу да об угол!

Выйдя, я увидел оригинальную картину. Военфельшера в рванине прижимала к груди здоровенная бабища в белом колпаке, ростом выше меня, и как бы не на голову. То, к чему была прижата Оксана, хотелось назвать каким-нибудь торжественным словом, вроде «монументальная» или даже «колоссальная».
— Мне Мирохины сказали, что окруженцев привели, а с ними ты! Я бегом сюды! Как ты, откуда⁈ — голос бабы в белом колпаке заставлял дрожать не только стёкла медсанбата.
— Да не блажи ты так, тут же раненые! — едва оторвавшись от монумента, нахмурилась Оксана. — Пойдём сядем где-нибудь, всё и расскажу. Лучше, наверное, к особистам сразу. Там, поди, очередь из таких, как мы?
— Кака там очередь, — и вправду сбавила децибелы Зинка. Хотя, если по внешнему виду судить — то минимум Зинаида. А то и с отчеством. — Вторую неделю никого с той стороны. К санбату подвозят тех, кто под обстрелы да бомбёжку попал, да ещё с юга, но и там давно к переправе паскуды пристрелялись с того берега. Так что нету очередей у нас.
— Ну так веди, чего ты? — толкнула её военфельдшер. С таким успехом можно было, наверное, Большой театр в колонну толкать.
— Пока не покушаете — не пущу! Знаю я их, насядут с вопросами, а что человек голодный им до фонаря! — Зина подбоченилась и стала теперь напоминать спорткомплекс «Олимпийский» до реконструкции.
— Ваня! Тьфу ты, мать-то… Товарищ сержант! Идите сюда! Это подружка моя старая, Зина Плетнёва, главная по полевым кухням — заметила наконец меня Оксана.
— Сама ты старая, калоша! — опять прибавила громкости бабища. — Я ж тебя моложе!
— Ага, вдвое, — рассмеялась Смирнова. — Хорош клеить доктора, давай уже корми, раз такое дело.
— И накормлю! Сколь вас тут? — озаботилась та.
— Так, шестерых сдали, шесть медиков со мной вместе и два десятка гражданских, с той стороны вывели, бабы-девки да детишки. Хоть по куску хлеба найдёшь им?
Я помнил, что в первые годы войны со снабжением были страшные перебои, и, вроде как, даже какое-то распоряжение было по фронту, чтоб мирное население не подкармливать.
— Сама всухомятку давись! — прогудела обиженно Зинаида. — Чтоб я, да не накормила? Когда такое было⁈
— Ну не кипятись, не кипятись, Зин. Ты вон уж как баба на самоваре, того и гляди пар из ушей пойдёт, — поглаживая её по мощному плечу, мирно сказала Оксана. — Веди уже хоть куда-нибудь. Если б кишки так урчали, пока по фашистским тылам выходили — хрена бы вышли.
— По тылам⁈ — округлила глаза главная по кухням. — Пока всё-всё не расскажешь — не слезу с тебя, так и знай!
— Да ну тя к чёрту, раздавишь же! — поддела её военфельдшер.
Они, перешучиваясь беззлобно и держа друг дружку под локоток, двигались в сторону деревьев, откуда тянуло тем самым рыбным супом и дымком.
— Алё, товарищи! — обернулась Оксана. — Это Красная Армия, а не… Короче, тут к столу два раза не зовут!
Я махнул совершенно обалдевшим своим и перегоновским, и мы пристроились в кильватер двум подругам, что уверенно вели нас к обеду.

Глава 17
Хлеб…

Правда, дойти удалось не сразу.
Прибежавшая сестричка едва не за рукав потянула меня обратно со словами: «Василий Иванович кличут!». Я, откровенно говоря, и сам не рвался в сторону питания — больше хотелось посмотреть, как устроились раненые, как велась работа в медсанбате, какие были лекарства и инструменты на тот случай, если доведётся работать, поэтому за конопатой девчоночкой, назвавшейся Ганной, пошёл сразу.
Халат и шапочку выдали почти новые, за всё время в этом аду сорок первого такие чистые достались впервые. От разглядывания рукавов, не заляпанных вечными пятнами крови и йода, отвлек тяжкий вздох медсестры. Но вслух она ничего не говорила — то ли знала, что я контуженный, то ли имела определённые моральные ориентиры при общении со старшими по званию. Вздыхать можно, вопить: «ну что ты встал, тебя ж люди ждут!» — нельзя.
Здание было раньше не то сельским клубом, не то конторой, не то тоже школой — просторные кабинеты-классы, превратившиеся в палаты, те же мешки с песком, до половины перекрывавшие высокие окна. Йодом, хлоркой и карболкой пахло аж на улице — не экономили на санитарии и асептике. Значит, было, чем дезинфицировать не только руки врачей, но и помещения, это очень хорошо.
Пал Палыча готовили к операции. Сироткин был без сознания, хоть и дышал, пусть и очень погано. Сидевший рядом военфельдшер смерил меня взглядом сперва недовольным, а потом и заинтересованным, когда я осмотрел старого земского доктора со знанием дела.
— Ваш знакомый? — вполне вежливо спросил он.
— Коллега, вместе в полковом медпункте работали, вместе выходили по тылам фашистов. Посреди Днепра не уберёгся, когда с той стороны нам вслед из пулемётов сыпать начали, — проговорил я, не отрываясь.
— Из пулемётов?.. — ахнул он как-то по-бабьи.
— Из них, — кивнул я. — Глюкоза есть? И раствор Петрова не помешал бы…
— Так его же кладут? — удивился фельдшер.
— Он крови много потерял. Прокапать бы хотя бы сутки, — потёр лоб я.
— Верно говорите, товарищ сержант, — раздался знакомый голос, от которого мой собеседник вскочил на ноги и вытянулся. — Григорий, я подтверждаю назначение коллеги, давайте-ка и впрямь прокапаем.
— У нас с собой был ранец трофейный, там должен быть аспирин и, возможно, пирамидон. Я бы добавил, — посмотрел я на военврача второго ранга.
— Обезболить? — с сомнением глянул он на Сироткина, так и лежавшего без сознания.
— Нет, тут скорее противовоспалительные свойства важнее. Рана инфицирована, хоть и обработана. До завтра он долежит без проблем, но снять угрозу воспаления, хотя бы частично, точно лишним не будет.
— А ведь верно, — покивал головой Василий Иванович. — Раздобудь-ка, Григорий, пирамидону, а то и аспирину трофейного, если его бойцы Наумыча пока не утащили.
Военфельдшер кивнул и испарился.

— Иван Николаич, миленький, там всех обедать, говорят, повели, а мы тут! — с порога выпалил раненый с ближней койки, сверкавший свежими бинтами.
В нём, таком нарядном, уже даже обритом наголо, как и полагалось в противоэпидемических целях, я с трудом узнал Жарикова, того, кто на плоту пророчил мне расстрел.
— А вам, герои, особая диета полагается, — с серьёзным лицом сообщил я, направляясь в сторону Горбатюка. — «Щадящий стол» называется.
— А это чего? — оторопел Жариков.
— А это бульончики, супчики жидкие, компот. Особенно из сухофруктов хорош: чернослив там, курага. Курага — она для сердца знаешь, какая полезная? — осматривая Степана Марковича, я нёс ерунду, кажется, только для того, чтобы не начать ругаться матом. Такого человека — пулей в тумане…
— У меня ж не сердце, — окончательно растерявшись, промямлил боец.
— А в организме у красноармейца всё связано! Если сердечко затрясётся в атаке — можно запросто и кальсоны замарать, — поучительным тоном ответил я, заметив краем глаза, как улыбается Василий Иванович. Он и продолжил, с профессорской интонацией:
— Доктор Николин совершенно прав! В медицине, как и в организме человека, связано абсолютно всё! А «щадящий стол» обеспечивает щадящий стул! Вам, батенька, и вашим раненым товарищам это сейчас гораздо важнее, чем набить брюхо сухарями, а потом страдать метеоризмом!
Последнего слова, как и всей шутки, Жариков, кажется, не понял, но улёгся обратно на подушки вполне умиротворённым. Когда тебе два умных человека, два доктора, в один голос дают рекомендации — с ними сложно спорить. Даже если рекомендации эти сугубо шуточные
В коридоре Петров не удержался и хмыкнул:
— Нам в институте почти так же говорили. Лучшие лекарства — голод, холод и покой, и все проблемы в том, что больные то и дело норовят покушать от пуза, укутаться потеплее и сбежать от злого доктора и от его уколов.
— Вот и нас так учили, — поддержал я. — Ножом и вилкой роем мы могилу себе. А те, кто приборами не пользуется и ест ложками — те копают себе могилу со скоростью экскаватора.
— Ловко! Надо запомнить, — рассмеялся военврач второго ранга и повёл меня дальше, приобняв за плечо.
Мы прошли мимо передвижного рентгенкабинета на базе какого-то грузовика, выглядевшего так, будто на нём не то, что Николай Второй, а ещё его прадед, Николай Первый катался. Осмотрели коротко припасы, которыми Петров явно гордился. Ясно, что по всех складам не ходили, но в один заглянули, где он поведал и о том, что хранилось в остальных, а заодно затребовал у сестры-хозяйки журнал. Вроде как для внеплановой проверки, но мне показалось, что скорее просто похвастаться. Ну, или гордо продемонстрировать, как велась у него служба. А велась она просто на загляденье. Мне бы хоть половину, хоть треть бы, хоть четверть таких закромов в Перегоновке. И народу хотя бы две бригады. И миномётов чтоб не было. Я бы тогда гораздо меньше народу под яблони с крыльца отправил.
— Там хуже было с медикаментами? — видимо, это было слишком заметно написано на моём лице, так, что даже заливавшийся соловьём Петров осёкся.
— Мягко сказано, Василий Иванович, — вздохнул я. — Раненые с досками вместо шин и с ножницами в спинах не от хорошей жизни ехали. Ну, главное, что добрались…
— Это точно. Я, Иван Николаевич, не первую войну вижу. Но, как и вы, никак не могу перестать думать о том, чего уже невозможно изменить. Это крест наш, врачебный… хоть и не следует так ни говорить, ни думать, — покосился он на меня.
— Вы правы, Василий Иванович, — я кивнул. Сержант-санинструктор, молодой парень, понимавший его, как никто. Потому что имел больше лет работы, чем было прожитых у этого молодого Вани Николина из Минска. — Говорят, у каждого врача есть своё кладбище. У военврачей они огромные. Мы можем забыть и часто забываем лица и фамилии тех, кто встал в строй, вернулся к жизни и труду. Но вот тех, кого вернуть не смогли, забыть никак не выходит… Это профессор наш так говорил.
Ввернуть последнюю фразу помогло ошарашенное выражение на лице военврача второго ранга, который подобных высказываний от вчерашнего студента ожидал вряд ли. Война, конечно, быстро учит, но всему же есть предел. Следить надо за словами, разболтался я что-то.
— А кто, вы говорите, вам преподавал? — помолчав, уточнил Петров.
— Профессор Шапиро…
— Как же, как же, помню! Читал его «Клинику эпифизеонекрозов и апофизитов», в тридцать пятом, кажется, опубликована была работа. Потрясающей мудрости человек Моисей Натанович, — он старательно смотрел мимо меня.
— Наумович, — поправил я, будто бы автоматически, как студент, который имел несчастье перепутать отчество профессора.
— Точно-точно, Наумович, конечно! Пойдёмте, коллега, дальше, я хотел посмотреть с вами снимки той радистки, Горелик. Как вам пришло в голову так использовать спицы?..
Мы пошли в ординаторскую, говоря сугубо о работе. Прекрасно понимая, и он, и я, о том, что верить первому встречному, особенно если встречный тот вышел из фашистского окружения, недопустимо. Военное время, военные правила, бдительность и зоркость, которые воспитывала партия в своих сынах и дочерях — всё это требовало проверять любого.
Мы бы наверняка и до ночи просидели с Петровым, «зацепившись языками», но спасла в очередной раз Оксана. Ввалившись в дверь одновременно со стуком, она выпалила:
— Разрешите обратиться, товарищ военврач второго ранга!
Тот снова ничего лучше не нашёл, как удивлённо кивнуть.
— Товарищ сержант! Если вы по причине бескормицы падёте и не сможете выполнять врачебный долг, мы, как велит нам революционная сознательность, вас воскресим и расстреляем за вредительство! Как не стыдно пропускать приём пищи? Вы какой пример подаёте красноармейцам⁈
Остановить её можно было, только поддавшись — бывают такие женщины, которым кони уступают дорогу, а избы заранее, до первого требования, предъявляли огнетушители.
— Ступайте, коллега, Оксана Павловна права! Мы непременно продолжим нашу беседу, — со смехом проводил меня Василий Иванович.

В тени садов, под ветвями было так спокойно и мирно, что и словами не передать. Рядом в траве копошились под присмотром матерей и старших сестёр малыши из мёртвой Перегоновки. Сидели, привалившись спинами к стволам деревьев бойцы, смотревшие на них с такими светлыми и умиротворёнными лицами, что дыхание перехватывало. Ради этого нужно было вынеси весь этот смертельно опасный переход, весь этот ад, взрывы, стрельбу, контузию, череду смертей, казавшуюся бесконечной. Но только казавшуюся.
Я гнал от себя любую мысль о том, что это счастье, этот покой очень зыбки. Одна чёрная стая с крестами на крыльях, один бой здесь, под яблонями и грушами — и всё. Но сейчас, в этот конкретный, краткий, и от этого невозможно драгоценный миг, все были счастливы. И это было непередаваемо хорошо.
Зина Плетнёва, женщина гренадёрских статей и иерихонского голоса, царица полевых кухонь, наделяла каждого миской супа и приличным ломтём хлеба. Первыми, конечно, пропустили детей и женщин. В памяти дёрнулось что-то о том, что все эти старорежимные эпитеты, вроде цариц, графинь и прочих буржуйских гражданок, могут здорово выйти боком при беседе с неведомым пока особистом. Здесь, кажется, в ходу были слова краткие, резкие, как выстрел революционного чекиста, или целый залп: главпродснаб, зав общепит…
По моему мнению, аромат от котлов шёл сумасшедший. Хотя, может, это просто с голодухи и на нервной почве казалось. И какая это голодуха — вчера же только ели похлёбку грибную, в полдень где-то, а сейчас… Ну, около часу, наверное, где-то. Но есть хотелось как из пушки, конечно. Поэтому миску, полученную из рук бойца в фартуке и колпаке, дежурного, наверное, принял и уничтожил без всякой жалости. Жалость пришла позже, вместе с пониманием того, что вкуса особенно и не почувствовал.
Народ вокруг обедал по-разному. Вышедшие из окружения — почти как я, вливали в себя суп и шли за добавкой, повинуясь громогласной Зинаиде, которая обещала лично дать по лбу половником тому, кто будет скромничать. Перегоновские, видимо, соотнесли размеры едва ли не ведёрного черпака со своими головами — и скромничать не стали, кто-то и третий подход делал.
Один парнишка, откусивший лишку хлеба, подавился и начал кашлять тяжко, судорожно, будто боялся расплескать свежесъеденный суп, и даже страх задохнуться был в нём не так силён. Подскочивший, оказавшийся рядом, Гейка смотрел на мальчонку с испугом. Привычный метод — треснуть между лопаток ладонью — имел все шансы вышибить из мальца весь дух: ладонь у Еремеева была, наверное, вполовину шире его спины. Я подошёл, опустился рядом на корточки и поднял вверх худую, в цыпках, правую руку. Кашель прошёл. Мальчишка, его старшая сестра и красноармейцы вокруг смотрели на меня так, будто я ему не откашляться помог, а прямой массаж сердца провёл.
— А как это?.. — осипшим голосом спросил Гейка. А остальные закивали.
— Просто. Когда руку поднимаешь и подбородок, вот так — в горле больше свободного места появляется, выдохнуть крошки легче. И воздуху из груди выйти проще, когда не скукожившись сидишь, а расправляешься эдак вот, — пояснил я.
И пусть сам я в правильности объяснения уверен не был, по моим словам и лицу об этом никто не догадался, как и недавно, когда шла речь про «щадящий стул». Все только покивали с умным видом, обсуждая вполголоса услышанное, а парнишка получил подзатыльник от сестры. Крепкий такой, вполне материнский. Девчушка с куклой подошла к нему и молча протянула свой кусок. В глазах её были понимание и какая-то взрослая женская жалость: ещё бы, и еда не впрок пошла, и по голове отоварился, вон как слёзы сразу навернулись. Он вцепился в ломоть хлеба жадно, но поблагодарить и поклониться вежливо не забыл.
— Иди сюда, девонька! — голос Зины заставил опасливо обернуться всех девонек в радиусе метров ста-ста пятидесяти, наверное. — Ты, с куколкой которая. Держи, дочка, ещё хлебца. Советская девочка растёт, не жадная, к бойцу, пусть и сопливому, добрая и ласковая. Правильно тебя мамка с папкой воспитали. Считай, что это надбавка твоя за героизм!
Она что-то ещё говорила подошедшей девочке, но уже гораздо тише. Наверное, перебивая воспоминания о матери с отцом, которые нечаянно всколыхнула сама только что. Беловолосая стояла рядом с кухонной начальницей, не доставая ей светлой макушкой до середины бедра. Прижимая к себе куклу, которая была, наверное, последней памятью о матери. Которую она едва не отдала в деревне пареньку за румяное яблоко, именно потому, что воспитана была правильно.
Здешние бойцы ели аккуратно, неся ложки над кусочком хлеба, чтоб ни капли не уронить. Люди были в основном в возрасте «за сорок», по ним было видно, что в окопах они бывали, суровую правду жизни испытали не раз, научившись находить счастье в мелочах, вроде куска хлеба или нескольких минут тишины. Научились его ценить, беречь и смаковать, как это хлёбово из воблы, картошки и муки. Вкуснее которого, судя по их лицам, ничего никогда не пробовали.
Сдавая посуду, все искренне благодарили румяную и довольную «тёть Зину», которая ласково улыбалась маленьким и шутливо грозила в ответ скипетром-половником тем, кто постарше.
— Кака я те тётя, племяш? Ты ж у деда мово на свадьбе, поди, ноги сбил, плясавши! — притворно возмущалась она.
— Да это я к слову, Зинаида Ивановна! — поддерживал игру седой красноармеец с двумя медалями на груди.
— Ой, не доводи до греха, Кузьмич, ой, не доводи! Сейчас ведь как тресну! А потом меня под белы рученьки — да под трибунал, за порчу тебя, инвентаря музейного!
Бойцы хохотали над простыми шутками до слёз, как и деревенские.
— Тебя под трибунал только танком тащить — не баба, а гвардейский конь! — громко пробурчал, ухмыляясь, подошедший с Тимофеевым Мирон Краско. — Хотя ты и для танка не така!
— Это я-то не така⁈ Два бидона молока!.. — она развела плечи, горделиво вскинув подбородок, но, покосившись на притихших детей, продолжать присказку не стала. — Виновата я, что ли, что такой вишенкой расцвела? А кругом сплошь доходяги худосочные да кривоногие!
— Таку вишенку раз лизнёшь — враз всего золотухой обсыплет! А то ведь может и глаз подбить! — не осталась в долгу разведка.
Хохот стоял под ветвями такой, что о войне, кажется, все и думать забыли. И сама она была где-то далеко, убежав, спрятавшись от этой простой радости жизни.

Когда после обеда, в тени, жаре и духоте, навалилась было послеобеденная дрёма, все сбились поплотнее у костерка. Где-то далеко время от времени грохали разрывы на том берегу, но на них обращали внимания меньше, чем на протяжную песню кукушки где-то далеко за спиной. Дети осоловело зевали на руках и коленях у сестёр и матерей. Бойцы постарше слушали далёкое «ку-ку» настороженно, внимательно, как, наверное, репродукторы на столбах.
И тут запел Коля…

Глава 18
…и соль

Они сидели через пять человек справа от меня. Лида, укрыв колени какой-то фуфайкой, в кольце рук найденного чудом мужа, вздрогнула, услышав его голос прямо над головой. Но больше не шевелилась. Она, молоденькая девчонка, вчерашняя невеста, едва-едва пересела перед ним, до этого не выбиралась из-под руки мужа, вчерашнего жениха. Он шутил, что не убежит, что не оставит больше, но по глазам видно было — сам переживал не меньше неё. Один приказ — и война снова разлучит, проклятая война, укравшая у них и медовый месяц, и дом, и надежду на мирное будущее рядом.
Молодой парень пел, закрыв глаза. И старые слова песни лились, набирая силу, над ней и вокруг неё, вокруг каждого из нас.
Красноармейцы, сидевшие рядом, положили руки на плечи друг другу, покачиваясь в такт, который они и другие отбивали хлопками ладоней по бёдрам и голенищам. Чёткий, мерный ритм двигавшегося шагом казачьего эскадрона был им привычен, как и эта мелодия, как и эта песня (1).
— Не для меня придёт весна, — пролетело над костром, уходя в сторону реки, за которой гибли наши.
— Не для меня Днепр разольётся, — и с той стороны снова бахнуло.
— И сердце девичье забьётся, — и Лида судорожно прижалась ко груди мужа спиной, заглядывая ему в глаза.
Со второй строки подтягивать начали парни и мужики из эскадрона. С третьей — все остальные. Глубоким бархатом звучал голос утиравшей слёзы «тёть Зины». Вторило ему, как-то невозможно украшая переливами, неожиданно чистое сопрано Оксаны, в чьих глазах отражался огонь. Который словно горел и снаружи, и внутри, как и у любого здесь.
Казаки и крестьяне, молодые и старые, выводили старые слова о том, что соловей будет петь не для них. Там, где «за стол родня вся соберётся» голоса вышли на какую-то новую мощность, новый уровень, от которого мурашки высыпали по рукам, плечам, спине, загарцевали по затылку, как эскадронные злые кони.
На словах про «кусок свинца» и «тело белое» плакали уже все женщины и дети. У мужчин-воинов лица стали одинаковыми, несмотря на разницу в возрасте и национальности. Когда песня завершилась, тишина стояла такая, что слышно было, кажется, негромкий разговор на крыльце медсанбата, до которого было метров триста.
— Мне эту песню дед-покойник пел, — глубоко вздохнув трижды, сказал Мирон. И все повернулись к нему. — Хорошо ты, Коля, поёшь, душевно, по-нашему, хоть и не казак, вроде. А так ли понимаешь её, песню ту?
Женщины утирали слёзы. Мужики опускали головы, которые закинули в финале, будто найдя что-то очень важное в ветвях над ними.
— Вот мы, братцы, пели про то, что дева там с грудями… бровями, то есть, — начал он, и было понятно, что оговорился нарочно, возвращая бойцов на грешную землю. — Что кровь польётся… Эта песня — не про смерть. Так дед говорил, он её с Турецкой войны привёз. Она о том, что страха нет и быть не может. Что кровь льётся — так то служба наша, доля казацкая да воинская. Той кровью мы у смерти покупаем жазнь. Для чернобровых, для сероглазых, для девчат и детишек, для матери с отцом, у кого живы-здоровы. И родня за столами соберётся победу праздновать именно потому, что мы, братцы, тут труса не праздновали. Что такие, правильные, старые, песни пели и понимали их верно. Так что выше нос, Лидуся! Будем жить и будем верить!
Я никогда не слышал ничего подобного, никогда не задумывался о том, про что пели казачьи песни. И от этой пронзительной искренней мудрости, от этого самопожертвования, воинских чести и доблести, мурашек, кажется, стало ещё больше. У девчат снова заблестели глаза, а Лида рывком обернулась и обняла мужа так, словно он должен был вот-вот куда-то уйти. И тишина стояла снова такая, что лист, упавший с груши, привлёк внимание.
— О… С деревьев, однако, листья опадают, — заметил Краско и подмигнул своим. Те сорвались с мест и вернулись, кто с гармошкой, кто с балалайкой. Пальцы их пробежали по инструментам, и стало понятно — грустных песен не будет. А потом началось представление, каких я сроду не видал.
Пели все, и хором, и по очереди. Оказалось, что у этой песни была невероятная масса вариаций, и каждый пел так, как знал и слышал (2). Я вспомнил, что эту самую шуточную военную историю пару раз пел и мой покойный дед, и стал подпевать. Вроде, даже получалось — даже Гаврила пару раз показывал «большой палец» и улыбался. А ещё его низкий медвежий рык подводил итог некоторым куплетам словами «Это точно».
— С деревьев листья опадают — ёлки-палки! — начал Мирон.
— Ёксель-моксель! — продолжила Зина.
— Да об угол!.. — не подвела Оксана.
— Пришла осенняя пора! — широко улыбаясь, продолжал Краско.
— Ребят всех в армию забрали,
— Хулиганов — чёлки набок!
— С ремеслухи!
— Со станицы!
— И с рабфака!
— Отовсюду!
— Это точно, — прогудел Гаврила.
— Настала очередь моя! — кивнул ему, будто благодаря за помощь, Мирон.
— И вот приходит мне повестка на бумаге: вам пишет райвоенкомат!
— Минский!
— Омский!
— Шуйский!
— Томский!
— Всесоюзный!
— Это точно! — резюмировал Тимофеев.
— Маманя в обморок упала с печки на пол,
— Сестра смятану пролила! — вёл дальше эскадронный старшина.
— Маманя, ну-ка подымайся!
— Взад, на печку! — это вышло уверенным хором.
— Сестра, смятану подлижи!
— С полу — в рот! — хор, кажется, спелся ещё лучше — во как вдарил.
Хохота было больше, чем при перепалке разведки с кухней. Варианты сыпались один за другим, больше всего их было в куплете:
— Ко мне приходит санитарка, звать Тамарка,
— Давай, говорит, тебя перевяжу!
— Сикось-накось!
— Через жопу!
— Ну-ка тихо, дети тута!
— Это точно!
— И в санитарную машину,
— Студебеккер!
— Семиосный!
— Трёхколёсный!
— Три цилиндра — два украли!
— Зверь-машина!
— Лошадь лучше!
— Это точно!
— С собою рядом уложу!
— Но не вместе!
— Жопа к жопе!
— Ты опять там⁈
— Чтоб не дуло!
— Под брезент!..

Отдельные места разудалой песни, явно не для детских ушей предназначавшиеся, пели шёпотом, вполголоса, булькая от смеха, узнав какую-то ещё более оригинальную вариацию. Были там и «Афанасий — восемь на́семь», и «Аксинья — юбка синя, рожа тоже, с перепою», были и тревожные фронтовые шутки, вроде «лежу с оторванной ногой — зубы напрочь, глаз в кармане, притворяюсь, что живой». Смех, раздававшийся часто, почти стих.
— А где Скворцов? — насторожился вдруг Гаврила. — Он же до лазарета собирался и назад.
Вдали под деревьями хрустнула ветка.
— Похоже, назад твой Скворцов попозже придёт, Гавря. Руки на виду держите, хлопцы, — напряженным голосом проговорил Краско.
Из-под дальней яблони, дальней от нас, но ближней к деревне, раздались сухие хлопки. А вслед за ними из сумерек вышли два лейтенанта.
— Товарищи красноармейцы! — служебными голосами хором скомандовали оба старшины, и все поднялись.
— Вольно, — отмахнулся лейтенант постарше. — Тимофеев Гаврила Михайлович?
— Я! — шагнул вперёд, к свету костра, медведь-сибиряк.
— Сколько красноармейцев вывели с территории, занятой врагом?
— Девять бойцов, восемь человек персонала полкового медпункта и девятнадцать жителей уничтоженной врагом деревни Перегоновка, — отчеканил он.
— Кто может подтвердить ваши слова… кроме перечисленных граждан? — Гаврила уже рот было открыл, но вторая часть фразы лейтенанта, как нарочно прозвучавшая через паузу, спутала ему все карты. И не только ему. Начинается. Уже не «товарищей» — «граждан».
— Ясно. Пройдёмте, Тимофеев. Соберите своих бойцов, — обманчиво легко махнул следовать за собой особист. — Оружие оставьте старшине Краско.
Второй лейтенант шёл замыкающим и рук от кобуры не убирал.

Потом увели наших, госпитальных. Дольше всего убеждали Лиду и Колю, что «это формальность, товарищи» — только-только встретившиеся чудом молодожёны не хотели расставаться снова, и их можно было понять. Ушла Оксана, ободряюще моргнув, прежде, чем пропасть во мраке. На ней была телогрейка Зины, в которой, кажется, таких военфельдшеров могло поместиться трое, и ещё осталось бы место для хоровода. Толя, санитар, веснушки на бледном лице которого выделялись очень заметно, помахал сцепленными в замок ладонями. Катя, Галя и Маруся выглядели встревоженными. Как и деревенские, которых в три приёма увели следом.
— Ты раньше сроку-то не робей, сержант, — хлопнул мне по плечу Мирон. — Наумыч, старший у них, мужик суровый, конечно, но справедливый. Ты, главное, всё как есть говори. Его один хрен не обманешь. Он тут таких ловил, что ахнуть — по всему фронту байки ходят. А мы это здесь своими глазами видели.
— Спасибо. Мне таить-то и нечего, — пожал я плечами, удивляясь про себя и этому разговору со здешним разведчиком, и всей ситуации, когда меня оставили одного, последним. Промариновать? Или на сладкое? Или и то, и другое? И о чём предупреждает Краско, если не запугивает?
— Ты, говорят, в санбате нужнее. Слышал, как Петров тебя нахваливал доберману. Это ж, говорит, догадаться надо было, чтоб ножницы Гувера так разместить, чтоб изгиб кости повторить! А чего, взаправду в живого майора ножницы зашил? — он выглядел искренне заинтересованным. Но я помнил, как стал похож на немца Горбатюк, и как вели себя его парни. Эти ребята из разведки могли выглядеть так, как требовалось и тогда, когда требовалось.
— Доберману? — усмехнулся я. Поняв, что попал, похоже, с определением.
— Ну, Губерману. Кобель тот ещё, вот так и зовут, — отмахнулся Краско.
— И ножницы Купера, а не Гувера. Да чего было под рукой, то и схватил. Товарищ майор собой от разрыва девчушку прикрыл, ту, что с куклой тряпочной сидела. Осколок ему из одной кости сделал восемь или девять, и все с острыми краями. Не так повернулся, не так вздохнул — о свои же кости лёгкое или жилу какую порезал да и помер. А героям помирать никак нельзя, — вздохнул я, объясняя максимально понятно.
— Нельзя, точно… Но иногда приходится, — хмуро кивнул Мирон, помолчав. — Вставай, что ли. Идут вон за тобой.
Я не слышал ни звука, но спорить не стал. Поднялся и оправил гимнастёрку, застегнул верхнюю пуговицу, и к приходу двух лейтенантов был уже совершенно готов. Как и к чему угодно, в принципе. Даже к тому, что у того, что шёл последним, теперь не просто была расстёгнута кобура, а лежал в ладони чёрный пистолет конструкции товарища Токарева.

Пунктом назначения оказалась обычная хата в два окна на улицу. Только рядом с ней — какой-то не то грузовик, не то автобус или вообще хлебный фургон, по самые борта вкопанный в землю или загнанный на специально заглублённую позицию. От него к высоким тополям тянулись какие-то провода. Приглядевшись, заметил в листве отблески антенных мачт. Радиоузел, наверное? В другую сторону провода уходили к хилого вида сарайке, откуда приглушённо доносилось: «Волга, Волга, ответь Днепру!». У сарайки, фургона и у самой хаты стояли красноармейцы с винтовками. По двое. Из низкой двери, едва не своротив фуражку, а то и всю притолоку, выскочил какой-то незнакомый капитан. На нас, вытянувшихся по Уставу, не взглянул, пробормотав только что-то, касающееся нюансов здешней архитектуры, к которым он явно относился без одобрения, потирая шишку на макушке. Вскочил на стоявший у плетня мотоцикл, отмахнулся от рядового, который, как оказалось, сторожил транспорт, и упылил в ночь. Суета была напряжённая, но какая-то привычная, деловитая, как в улье или муравейнике, где каждый точно знал, где обязан находиться и чем там должен заниматься.
Наученный горьким и болезненным опытом незнакомого капитана, я пригнулся, входя в тёмные сени. И сощурился, выходя в комнатёнку, вполне ярко освещённую изнутри. Странно, в деревне ни лучика лишнего не было после захода Солнца. А, точно, светомаскировка же! На чёрной земле ночью любой источник света — как крест целеуказателя для бомбардировщиков.
— Здравствуйте, Иван Николаевич. Меня зовут Зинченко Борис Наумович, — спокойным тоном представился, не вставая, мужчина лет пятидесяти, со строгим худощавым лицом и таким взглядом, что захотелось сразу во всём признаться. Хоть мне и не в чем было.
— Здравия желаю, товарищ майор государственной безопасности! — звание по знакам различия и сообразную этому званию стойку перед новым собеседником подсказала новая память. Тон, каким я заговорил — уже моя прежняя. Перед этим не было смысла играть ни в туповатого сержанта, ни в перепуганного контуженного санинструктора. Как говорили ребята-штурмовики про военных контрразведчиков там: «С такими играют только в прятки. Только дураки. Только очень недолго.».
— Присаживайтесь, сержант. Только передайте документы и личные вещи лейтенанту, — попросил майор. Но казалось, что просить он отвык ещё давным-давно, до армии. И даже до школы, пожалуй.
Я дошёл до сидевшего в углу третьего по счёту лейтенанта и передал ему всё немногое, что у меня было. Он кивнул, не глядя, и принялся записывать что-то в большую прошнурованную тетрадь в картонной обложке. А мне показалось, что дверь, в которую меня «проводили» лейтенанты, скрипнула так, будто её на засов закрыли. И что шторка-занавеска за печкой колыхнулась. Сквозняк? При светомаскировке-то?
— Курите? — он протянул мне пачку папирос. «Гвардейские», не «Казбек» и уж тем более не «Герцеговина».
— Спасибо, не курю, Борис Наумович, — покачал головой я.
— Здоровье бережёте? — он достал одну и принялся разминать в пальцах.
— Да вот как-то не приохотился, — пожал я плечами. — В госпитальной клинике в Минске многие смолили. Шутили ещё, мол, некурящие продолжают работать! Я и работал. Мне правда всегда больше нравилось учиться и работать.
— Как товарищ Ленин учил? — прищурился он, привычно выискивая, наверное, подвох в моих словах.
— И он, и родители, и наставники, — согласился я. Точно зная, что подвоха там никакого не было.
— А отец ваш… — начал он, поднимая листок со стола и вглядываясь в него. В совершенно чистый, если глаза мне не врали.
— Николай Ильич Николин, профессор Белорусского государственного. Осужден в тысяча девятьсот тридцать седьмом. Реабилитирован в тысяча девятьсот тридцать девятом. Посмертно, — привычно, не раз отрепетировано за недолгую Ванину жизнь, ответил я.
— А на кафедру вас рекомендовал… — он перевернул лист обратной стороной. Точно, белый, ни буковки. Что имел в виду этот волкодав? «Ты для нас — чистый лист, но мы заполним, как полагается»?
— Клумов Евгений Владимирович, заведующий хирургическим и гинекологическим отделениями Первой Советской больницы города Минска, — мой тон не менялся.
Только вот в носу вдруг зачесалось, и я чихнул, прикрыв лицо руками.
— Гезундхайт! — пожелал здоровья, почему-то на немецком, кто-то, кого в хате совершенно точно только что не было. От той самой занавески за печкой.
Я вздрогнул. А потом упал с лавки и оказался на полу. Но не сам, а при деятельной помощи четырёх красноармейцев, растянувших-распявших меня морской звездой. Или обычной, красной. Хотя, пока нет, не красной. Надолго ли?

На меня сверху вниз смотрел плотный улыбчивый мужчина в форме полковника ГБ.
— А теперь поведайте нам, герр Бауер, как вы и ваши люди готовили захват штаба дивизии и диверсии на переправах за Днепропетровском. Тут вам не Львов в июне, тут ваш «Бранденбург-800» не пляшет! Не слишком много у Пауля Хелинга дипломированных хирургов со знанием русского — важное дело задумали, раз вас прислали, не так ли?

Глава 19
Проверка боем

Лежать на полу из ладно подогнанных досок было в чём-то даже удобно. То, что сапогами не месили, было ещё удобнее, как-то даже воодушевляло. В отличие от взглядов майора, вставшего из-за стола, полковника, нависавшего надо мной, и очередных лейтенантов, что как-то очень уж профессионально прижимали к доскам пола мои руки, ноги и даже голову.
А ещё смущало что-то во всей этой ситуации.
Хотели бы задержать, арестовать или чего там полагалось делать с вражескими агентами перед расстрелом — давно бы сделали. Или это было для того, чтобы пустить пыль в глаза, расслабить, рассеять внимание? Кому? Диверсанту из «Бранденбург-800», подразделению, куда, если верить книгам и фильмам, не брали ни с улицы, ни по большому блату? В этом фашистском спецназе служили такие волки, что пробовать рассеять их внимание было если не глупостью, то очень опасной самонадеянностью. Эти умели не только десантироваться с малых высот, но и становиться «своими» за очень краткий срок. А потом наносили удары, от которых не было защиты: подрывали дамбы и плотины, захватывали мосты и целые города. Странно как-то: назвали меня шпионом — и стоят, наблюдают за реакцией. А ещё дверь в комнату, что прошелестела засовом за моей спиной, снова подала голос, хоть и не открылась — сквозняка не было, пламя коптилок на столе перед майором не шевельнулось.

— Ну что молчишь, гнида⁈ — товарищ полковник государственной безопасности как-то быстро и опасно сменил тон. Будь я психиатром — непременно насторожился бы. Когда человек так быстро меняет настроениие, темп и громкость речи — это очень тревожный звоночек. Хуже только, если он начинает в это же самое время сам с собой спорить.
— Отвечать, паскуда! У нас есть перехваченная шифровка от самого Пауля Хелинга фон Ланценауэра! Слыхал про такого⁈ — полковник едва не визжал.
Но при этом взгляд его не поменялся ничуть. Они с Борис Наумычем смотрели на меня странно. Не с жалостью, конечно, но как-то слишком уж равнодушно для особистов, захвативших Бранденбурга. И бойцы, что держали руки-ноги, смотрели больше на них, чем на меня, будто не ждали, что я вывернусь, рванусь или вцеплюсь зубами в воротник, как в кино про шпионов.
Я ещё раз перевёл взгляд с полковника на майора и обратно.
— Что ты молчишь, падла гитлеровская⁈ Власов, прострели ему колено! Глядишь, вспомнит чего!
Это было выкрикнуто громко, будто в истерике. Которой тут и не пахло. Зато запахло порохом, когда ТТ, появившийся в руке лейтенанта, державшего мою правую ногу, оглушительно выстрелил. В те самые капитальные, крепкие, старые доски. В двух ладонях правее от колена.
Не знаю, как было правильно проверять захваченных диверсантов, но вряд ли именно так.
— Молчишь? Ну молчи, тварь, молчи. Сейчас сольцы сыпанём — веселее станет! — кино начинало становиться одновременно страшным и ещё более непонятным.
— Я буду говорить! — оказывается, в глотке пересохло так, что даже воздух из лёгких выходил с каким-то хриплым шипением. Хуже, чем у Горбатюка. И мысли о капитане разведки будто отрезвили. — Воды дайте.
Полковник вскинул брови и покосился на майора. Тот тоже выглядел слегка удивлённым. Выражалось это в чуть изменившемся рисунке морщин над левым глазом. Больше ни в чём. Но врачам наблюдательность и внимательность к деталям жизненно важна, потому, наверное, я и заметил.
— Поднять! Ногу ему берегите. Следить в оба за мразью! — голос старшего был сух и деловит. И истерики в нём не было и близко. Эти люди меняли маски ещё быстрее, чем Степан Маркович, ставший фельдфебелем, надев вражескую форму.
А дверь снова издала какой-то странный звук, слово облегчённо выдохнув. Хором со мной.

Я сидел на лавке у стены, напротив наглухо занавешенных старыми одеялами окон. Справа был стол, за которым теперь сидел полковник, а Борис Наумович, стоявший за его спиной, докладывал, время от времени косясь на меня:
— Взяли голубчика, Сергей Саввич. Прибыл в составе группы, вышедшей из окружения, по направлению от Кировограда. По легенде — санинструктор 449 горно-стрелкового полка 192 горно-стрелковой дивизии. Части уничтожены к котле под Уманью. Тех, кто сможет подтвердить личность сержанта, в живых почти не осталось, а кто остался — либо пытаются покинуть территорию, занятую противником, либо находятся в концентрационных лагерях.
Я слушал внимательно, понимая, что неизвестный мне Сергей Саввич это всё наверняка знал и без доклада. Значит, говорилось это для меня, для того, чтобы оценить мою реакцию на новости о гибели полка и целой дивизии. Менять выражения лица мне особо и не требовалось. Я с самой Перегоновки носил подходящее ситуации. Когда понимаешь, что почти ничего не можешь сделать, враг прёт по родной земле, а за твоей спиной — ничего, кроме выжженной земли и могил.
— В составе группы также вернулись известные вам майор Привалов и капитан Горбатюк. Оба тяжело ранены, что наводит на определённые мысли. Личный состав полкового медпункта характеризует сержанта с самой лучшей стороны, отмечая быструю скорость принятия решений, стойкость и выдержку. Для недавнего студента-недоучки — не самые ожидаемые качества. Помимо того — небывалый уровень подготовки в части хирургии, о котором говорят военврач третьего ранга Загорский и военфельдшеры Сироткин и Смирнова. Первые двое тоже находятся в тяжелом состоянии.
— Всех хотел в гроб свести, фашистская морда! — вдруг прорычал лейтенант, стоящий слева. Скользящим неуловимым движением оказался рядом и резко ударил меня в живот.
— Стасов, прекратить! — шаркнул по ушам голос Сергея Саввича, и лейтенант внезапно появился там же, откуда прискользил ко мне.
— Отрабатывать надо ударчик, товарищ лейтенант, — проговорил я фразу из какого-то кино про боевых пловцов, кажется. — И печень правее. Вы же в неё целились? Хотите — нарисую, чтоб в другой раз получше вышло? Только если правильно ударить — можно до разрыва достукаться.
— И чего тогда? — с неожиданным интересом уточнил полковник.
— Как пойдёт, — пожал я плечами, уже совсем восстановив дыхание после неожиданного «прилёта» от Стасова. — Если тот, кого бьют, нужен для получения каких-нибудь сведений — то их уже не получить. Если для чего-то ещё, вроде операции — то оперировать придётся товарищу лейтенанту. А он, вон, не знает, где у человека печень. Рискованно.
— Ты гляди на него, Борис Наумыч! Во даёт медицина! — восхитился он. — А вы, Иван Николаевич, судя по всему частенько получали по печени?
— Случалось, — кивнул я. — Приятного мало, но терпимо. Контузия хуже.
— Не поспоришь, хуже, — серьёзным тоном подтвердил майор и дёрнул щекой, чуть скривившись. Знал, о чём говорил. Я тоже поморщился — свежи были воспоминания.
— А что насчёт Бранденбурга и герра Бауера? — быстро спросил Сергей Саввич, будто вразрез ударив.
— Не знаю, товарищ полковник государственной безопасности, — честно ответил я. — Если я — герр Бауэр, то почему я не пересёк Днепр в каком-то другом месте, где не было бы заслона Краско? Зачем резал и шил товарища майора под миномётным обстрелом? Степана Марковича зачем спасал, которому пуля в горло попала? И девчат-пацанят зачем из Перегоновки с собой тянул? Для легенды? Дороговатая легенда выходит, даже для Бранденбурга. Рискованно, чересчур рискованно, и гарантий никаких.
— Так, может, на то и расчёт? Чтоб бдительность притупить, чтоб заслужить авторитет группы? — теперь спрашивал майор. «Разматывали»?
— Может быть, — согласился я. — Мы прошли несколько деревень, занятых противником. И там везде быд обычный при такой скорости переброски войск бардак, Борис Наумович. Мы проходили по документам другой части, с подчищенной датой. На голой удаче. И героизме советских бойцов, и в первую очередь — Сани Митрохина, вечная ему память.
Тени легли на лица каждому в комнатке. Тело героя мы привезли с собой, оставили при медсанбате, вместе с документами и личными вещами, Мирон обещал проследить.
— А эсэсовцы? — внимательно глядя мне в глаза, уточнил полковник.
— То же самое, — хмуро кивнул я. — Беспримерный героизм красноармейцев и невероятная удача. На то, что эти волки отвлекутся на упавшую в сымитированном припадке Оксану Павловну, был один шанс из тысячи, если не из миллиона. Просто повезло. И что ножи ребята Степана Марковича кидать умеют так ловко — тоже.
— Как учили, так и умеют, — буркнул Зинченко. А полковник только кивнул, отмечая что-то на листке бумаги. Том самом, что перед майором лежал белоснежно-пустым, а теперь на нём теснились столбики слов и цифр, стрелочки, квадратики, какие-то пометки.
— У нас, Иван Николаевич, неприятная ситуация, — помолчав, сообщил он, складывая лист. — Диверсанты «Бранденбурга» гуляют по левому берегу Днепра если не как у себя дома, то кое-где — вполне похоже. Нападают на конвои с архивами, похищают ценности… и личные дела коммунистов, что куда опаснее. Подрывают продсклады и узлы связи, нарушают снабжение. То, что немец сыплет бомбами и снарядами — страшно, конечно. То, что мы не всегда можем ответить ему из-за того, что машины со снарядами взорваны в нашем тылу или просто стоят, не имея приказа на выдвижение к частям — ещё страшнее.
Я нахмурился. Про то, что из-за нескоординированных действий тыловиков на фронте, случалось, возникали серьёзные проблемы, я отлично помнил ещё из прежней жизни.
— И вот разведка приносит сведения о том, что в этом квадрате планируется нападение на штаб дивизии с участием военного медика. Что бы ты сам сделал в этом случае, сержант?
Эти переходы с «вы» на «ты» и обратно, тон, менявшийся с казённо-сухого на задушевный, вполне могли бы помешать мне обдумать ответ. Когда-то очень давно, когда у меня не было ещё опыта общения с право- и левоохранителями, с военными, бандитами и всеми ими вместе. Потому что бывало, что один харизматичный человек успешно совмещал в себе несколько этих ипостасей. Если не все.
— Личный состав медсанбата наверняка под наблюдением. Но там человек триста… — начал было я.
— Двести пятьдесят три. По штату. Сейчас меньше втрое, — поправил майор, заслужив неодобрительный взгляд от полковника.
— Не суть. В условиях наступления противника вам явно задач хватает и кроме того, чтоб за врачами-санитарами приглядывать, — кивнул я, удивившись тому, что Сергей Саввич улыбнулся невесело и кивнул в ответ. — Значит, пристальное внимание каждому новому, вошедшему в расположение, особенно медику. То, что по мне возникло столько вопросов — логично и совершенно правильно. Тут война, а диверсии — точно важнее с точки зрения государственной безопасности, чем следить за тем, кто сколько кусков хлеба селянам отдал.
Нахмурились Борис Наумович и товарищ полковник совершенно одинаково, твёрдо, сурово. Давая понять, что у госбезопасности не было и быть не могло дел «меньшей» важности. И за растрату продовольствия полагалось то же самое, что и за диверсию. Именно по законам военного времени.
— Но если допустить возможность того, — продолжил я осторожнее, — что я не Бауэр, и про того второго, фон-кого-то-там, от вас услышал впервые, то ситуация становится ещё хуже. Пока мы тут беседуем, по территории дивизии может ходить настоящий Бауэр. Возле радиоузла и штаба, у складов и медсанбата.
— Прав, Николин. А теперь подумай очень внимательно и скажи, каким доводам возможного диверсанта ты сам бы поверил на нашем месте? — снова сухо спросил полковник.
— Никаким, — твёрдо и уверенно ответил я. И в глазах лейтенантов мелькнуло что-то, похожее на интерес и одобрение. — Но к некоторым, наверное, прислушался бы, исключительно в целях недопущения ошибки. Живой советский врач для Красной Армии в данной ситуации может быть целесообразнее мёртвого, даже если он чем-то похож на шпиона.
— Конкретнее, — лязгнул, как плохо почищенный затвор винтовки Мосина, голос Сергея Саввича.
— Нужно найти кого-то, родом из Минска. Если повезёт — с Комаровки или связанного как-то с Белорусским Государственным или с Первой Советской. С госпитальными клиниками, — я говорил медленно, обдумывая не то, что каждое слово, а каждую интонацию. — Проверить мои слова, если не удастся опознать меня визуально.
— Долго, сержант, — требовательно перебил майор.
— Согласен, Борис Наумович… Тогда вызывать по одному Тимофеева, Смирнову, девчат с медпункта и бойцов Горбатюка. И сравнивать их показания. Именно по одному и не при мне, чтобы исключить сговор или что-нибудь похожее. Тем более, то, что меня арестовали и допрашивают, наверняка уже не тайна.
— С чего взял? — резко поднял глаза от бумаг полковник.
— Да двери у вас тут больно музыкальные, своей жизнью живут — то откроются, то закроются, — пожал я плечами. И пара лейтенантов хохотнула так, что это было слышно.

— Ладно, сержант. Те, кто с тобой выходили, за тебя горой. Ну, девки-то ладно — ты парень видный, — усмехнулся Сергей Саввич.
Со времени моего приземления на толстые старые доски прошло часа четыре. Наверное, снаружи уже светало вовсю. Тут видно этого не было: та же светомаскировка, те же люди, только время от времени заходили другие и приносили исписанные листы, оставляя на столе перед полковником. Я смотрел только на то, чтобы крови на них не было — профессиональная деформация, видимо.
— Но вот то, что Пётр Семёныч, человек опытный в высшей мере, — он неожиданно закашлялся, будто смутился собственного двусмысленного комплимента Загорскому, — и Оксанка за тебя агитируют — это удивительно. Они оба обычно как-то более сдержанны в оценках.
— Давно знаете их? — не удержался я от вопроса. Ну, раз уж такая задушевная беседа с контрразведкой пошла.
— Загорского по Финской помню, а Смирнова у нас по другому делу… Не важно, в общем. Проверенные товарищи, их слова вес имеют. Ну, Оксины-то, само собой, — они с майором усмехнулись совершенно одинаково.
— Опять про ногу поминала? — сочувственно кивнул я.
— Умеет товарищ военфельдшер нужную атмосферу создать, — улыбнулся Зинченко. — Что в окопах, что в санчасти, что на допросе. Ловко у неё выходит. У такой не сразу поймёшь, кто перед кем и оправдывается-то. Гляди, Сергей Саввич: «обильно используя нецензурную брань (по матери) товарищ Смирнова выразила твёрдую уверенность в непричастности гражданина Николина. О том, в какой именно причастности подозревают гражданина Николина, не уточняла».
Они посмеялись. Улыбнулся и я — приятно было, конечно, получить такую поддержку от Оксаны. Которую, всего-то и делов, от смерти спас. Раз пять-семь. И Лиду Чарную. Но она, наверное, про свою жизнь не думала. А вот то, что вышли мы в аккурат в объятия её Коли — вряд ли забудет когда-нибудь.
— Тимофеев, опять же. То, как ты Митрохина подштопал у него на глазах, за минуту, да с прибаутками какими-то дурацкими, про комарика, запомнилось крепко старшине. В контексте врачебных навыков оно, может, и не в плюс тебе. Но вот про то, что Бранденбурги настолько хорошо русский знают, чтоб до поговорок-побасенок — первый раз слышу, — не убирая улыбки, подтвердил и полковник. Оказавшийся ни много ни мало заместителем начальника Особого отдела НКВД по всему Западному фронту.
— Надо тебе, Николин, проверку боем пройти, — подумав, добавил он. — Не забоишься?
— Я, товарищ полковник, за последние недели вроде как отвык, — пожал я плечами.
— Хороший ответ для красноармейца, — крякнул он. — Но вот то, что со знаниями твоими и навыками ты по должности обязан оказывать первую помощь, хотя можешь быть полезнее в операционной — это верно и ясно. Завтра, говорят, хирург известный из Ленинграда будет у нас. Если Василий Иванович договорится, чтоб консилиум, или как оно у вас там называется, провести — не посрамишь?
— Меня Родина столько лет не зря учила, Сергей Саввич, чтоб я перед советскими хирургами позорился, — улыбнулся наконец и я.

Глава 20
Варяжский гость

— А про Военно-медицинскую академию знаешь? — спросил Зинченко, когда двое лейтенантов сняли с окошек одеяла, запустив внутрь солнечный свет, а третий принёс самовар.
Медный гигант с пузатыми боками и «медалями» смотрелся после этого ночного допроса невероятно. Это слово, как мне подумалось, во всей этой истории, начиная с той очереди после визга «руки у гору!», вообще очень часто ко всему подходило. От встречи с Тимофеевым и его ребятами, до вот этого самого самовара. Верить не хотелось и не получалось ни глазам, ни ушам, но выходило так, как выходило: я у своих, меня обещали допустить до работы, принимать экзамен будет какой-то заезжий авторитет от хирургии из Ленинграда. Эти майор с полковником мне, разумеется, не верили — им по должности не полагалось. Но то, что роняние Ваньки Николина на пол было проверкой, «валянием Ваньки», почти признали. Ну, или, по крайней мере, не оспаривали. Главное — расстреливать прямо сейчас через бруствер никто не тащил, а где-то в обозримой перспективе было даже возвращение к работе. О которой и шла теперь речь.
— Конечно, знаю, — кивнул я. — Лучшая, по мнению многих, кузница кадров в Советском Союзе. Да и раньше тоже. Военные врачи той школы — мастера высочайшего класса. Шапиро, Моисей Наумович, профессор, что читал нам курс ортопедии и военно-полевой хирургии, так говорил.
— Вот и наш гость оттуда. Говорят, с самим Оппелем работал, — проговорил полковник. Не знаю, откуда, но мне почему-то показалось, что фамилия Владимира Андреевича Оппеля ему ни о чём не говорила, в отличие от меня. Я про этого доктора, которого сравнивали с самим Пироговым, кажется, даже реферат готовил.
— Серьёзный хирург, наверное. Повезло. У таких учиться — великое дело, — согласился я. Не сказав о том, что учиться мне придётся в основном тому, как работать с музейным инвентарём и без лекарств, а в хирургии, особенно торакальной, я мог и сам кого угодно многому научить.
— Сам-то он литовец, говорят, — продолжал не то случайный разговор, не то «накачку», Зинченко. — В Финскую много работал, много народу спас, сотни, если не тысячи красноармейцев! Теперь вот не то главный, не то заместитель главного хирурга Западного фронта, я не знаю, как оно там у военврачей распределяется…
Я слушал молча. Одинаково понимая, что всё он, скорее всего, знал, и что мои знания, лишние и неполные, тут были бы не к месту.
— Вот теперь и до нас добрался. Геройский человек — в двадцатых в Туркестане с басмачами воевал, на разных фронтах работал. Доктором наук стал, диссертация у него про травматический шок… или что-то в этом роде. Не читал? — полковник сперва явно невпопад поправился про «что-то в этом роде», скрывая, наверное, то, что тему докторской неизвестного мне хирурга помнил отлично. А потом и внимание на меня перевёл, вполне профессионально.
— Откуда бы, — грустно вздохнул я. — Нам в Минск журналы медицинские присылали, и то не все, а чтоб каждую докторскую или кандидатскую Союза иметь возможность изучить — нет, такого не было.
Это в моём времени можно было сперва в библиотеках или архивах запрашивать, а потом уж и просто в сети. Здесь доступ к знаниям был гораздо сложнее.
— Ну да, ну да, — покивали майор с полковником, вполне, кажется, довольные ответом.
— А имя-отчество у него какие? — уточнил я.
— Владислав Осипович Данайтис его зовут, — сообщил Зинченко, переглянувшись с Сергеем Саввичем. — Слыхал о таком?
— Не слыхал, — с сожалением ответил я. — Но ассистировать почту за честь… если пустят, конечно.
— Пустят. Кто ж такого героического сержанта — и не пустит? — вполне по-доброму улыбнулся полковник. А я только сейчас вспомнил о том, что обыскали меня лейтенанты как-то странно: руки-ноги обхлопали, а по груди не шарили.
— Товарищ полковник государственной безопасности, — начал я, похолодев. А ну, как решат, что я решил притаить передачу от капитана? — Имею передать пакет, вручённый мне капитаном Горбатюком, Степаном Марковичем, на берегу Днепра. За беседой совсем позабыл про него, прошу извинить.
Достав из-за пазухи свёрток, вручил майору — он был ближе и руки тянул со всем революционным нетерпением.
— Читал сам? — коротко спросил он, ломая красно-коричневые наплывы, проверяя при этом шнурки и бумагу.
— Нет, он же заклеенный. И товарищ капитан не смог сказать, кому адресовано. Я как-то по глазам его понял, что сам догадаюсь, кому вручить. Вот и догадался, — развёл руками я.
— По глазам? — быстро переспросил Сергей Саввич, глянув на меня остро.
— Ну да. Говорить-то Степану Марковичу нечем было. Не факт, что и дальше получится. Ну, хоть раздышал его, — нахмурился я.
— Раздышал? — уточнил полковник.
— Ну, восстановил дыхание после ранения, — да, со словами, которые вряд ли использовались в этом времени, определённо следовало заканчивать. — Медицинский термин.
— Ну-ну, — повезло, что внимание их обоих было приковано к содержимому пакета. Хотя, зная об их специфике, ничего ровным счётом это не значило и ничуть не мешало вернуться к обсуждению моих «медицинских» терминов в любое время.

В пакете Степана Марковича обнаружилась ученическая тетрадь, сложенная вдвое, исписанная простым карандашом, ровным, убористым почерком — ни слов, ни содержания я не рассмотрел, только сами строчки. Наверное, описание нашего маршрута или чего-то вроде того. Были там медали и ордена Привалова, которые он забрал у Загорского после того, как майора определили в палату. И истрёпанные и опалённые лоскуты красной материи. Увидев и расправив которые, товарищи из государственной безопасности переглянулись и одинаково расправили плечи. И глаза их заблестели тоже одинаково.
— За спасение Боевого Знамени… — начал было Зинченко.
— Знамя спас капитан Горбатюк, — влез было я, как обычно, некстати.
— Не важно, кто спас, сержант, — оборвал меня Сергей Саввич. — Знамя дивизии, полегшей в боях с врагом почти полностью, противнику не досталось. Значит, подразделение продолжит выполнять свой воинский долг, уничтожая фашистскую сволочь. Значит, все те, кто положил свои жизни, останутся героями, а не жертвами. Это важно, Иван Николаевич, это очень важно…
С этим спорить не было ни желания, ни смысла.
— За спасение Боевого Знамени сто девяносто второй горно-стрелковой дивизии к государственным наградам будут представлены все, кто принял участие в подвиге. Сведения об этом капитан Горбатюк изложил в записях, которые будут изучены пристально и внимательно. Хотя я склонен верить Степану, — помолчав, завершил полковник. А майор кивнул.
Варяг из Ленинграда оказался невысоким блондином за сорок, немногословным и довольно медлительным, что для прибалта, наверное, было вполне характерно. Но разительно менялся у стола, становясь резким и даже порывистым. Хоть и по-прежнему необщительным. Но до того, как встать к нему в ассистенты, мне пришлось выдержать получасовой разговор с особистами, а после — ещё один, с военврачом второго ранга Петровым и его коллегой-доберманом. То есть, конечно же, Губерманом.
— Василий Иванович, это недопустимо! Как можно ставить к столу нагавне с вами этого… этого… — что-то, вероятно, генетическое чутьё, подсказывало Ивану Израилевичу остерегаться излишне резких эпитетов в мой адрес. Но мне хватило и его картавого «нагавне».
— Стыдитесь, коллега! — с киношной интонацией прервал его Петров. — Доктор Николин показал себя великолепным специалистом, профессионалом! Его работа с лопаткой майора Привалова достойна того, чтобы войти в учебники по военно-полевой хирургии!
— Но то — на пегедовой, а тут опегационная! Известнейший вгач пгибыл из Ленинггада! — не унимался чернявый прилизанный Губерман.
— Отставить! — это слово военврач рявкнул вполне по-белогвардейски, утомившийся, видимо, нашей перепалкой «в одну калитку», когда я молчал, а Иван Израилевич картаво подтявкивал. — Ассистировать доктору Данайтису будем мы с сержантом!
То, с каким видом отошёл доберман, наводило на определённые мысли о злопамятных и амбициозных карьеристах, которым отметка о работе со светилом была нужна для выхода на новый уровень, получение нового звания. Но мне было всё равно. Три операции с ленинградцем были важны для меня по другим причинам. К карьере и амбициям отношения не имевшим. Потому что на столах должны были лежать поочерёдно Пал Палыч Сироткин, Степан Маркович Горбатюк и Павел Иванович Привалов.

— Зажим, — голос прибалта у стола терял привычную протяжность почти полностью.
Катя дёрнулась и… ошиблась. Дважды. Во-первых, зажим был не тот. А во-вторых, он упал прямо в рану, вместо того, чтобы лечь в руку хирурга. Ну, почти.
Я поймал его над самым операционным полем, почти вынув из раны, и выронил за спину, подальше, чтоб не под ноги.
— Катя, отойди от стола. Дальше я сам, — голос мой был очень похож на ленинградца, такой же сухой и собранный. Как всегда под лампами, над раненым.
Она едва не отпрыгнула. Под маской не было видно наверняка, но мне показалось, что я вижу, как пляшут её губы, а глаза наливаются слезами.
— Отдохни, сядь. Лучше выйди, подготовься к следующей операции, — тем же тоном велел я, подавая Владиславу Осиповичу нужный зажим. Который тот принял без единого звука или взгляда, потому что был в ране и на окружающие события предпочёл не отвлекаться. Вполне профессионально. Даже чересчур.
Белова выбежала из операционной, но первый всхлип я услышал тогда, когда дверь уже почти закрылась за ней.

Следить за работой мастера — всегда удовольствие, вне зависимости от того, футболист он, боксёр, гончар, кузнец или хирург. Так было и сейчас. Чёткие, выверенные движение, уверенная работа с инструментом, полный контроль ситуации — мастерство приезжего военврача первого ранга, звания, равного полковничьему, вызывало восхищение. И странные чувства, которые я списывал на разницу времён.
Он держал скальпель «смычковым» хватом, силовым, рассчитанным на более агрессивные движения. Привычный мне «писчий» хват обеспечивал большую точность, как меня учили, но Данайтис показывал высочайший класс и так.
Кровь и воздух из плевральной полости через трубку вытянул большим шприцем Жане, отметив, недовольно хмыкнув, что кровь в последнем шприце оказалась ярче, светлее. Значит, где-то продолжало кровить.
— Иду на торактомию, — сообщил он, вынимая дренаж.
Я вложил ему в руку чистый скальпель, ещё раз отметив хват, музыкальный, «смычковый». И излишне протяжённый на мой взгляд разрез между пятым и шестым рёбрами. Подсушивал рану, глядя за профессором в оба глаза, сам Петров. Я подал ранорасширитель.
— Чистим, — скомандовал Данайтис.
Мы с Василием Ивановичем в четыре руки, ну, точнее, в три, удалили сгустки крови и нашли повреждённый сосуд.
— Лигируем! — чуть громче велел военврач первого ранга.
Моя рука была ближе, Петров подал мне кетгут, и я наложил лигатуру, быстро, чётко, «одной левой», как учили.
— Неплохо, сержант, — кивнул профессор, и в голосе его снова появились протяжные прибалтийские нотки. — Шейте.
И отошёл от стола, размываясь. А мы с товарищем военврачом второго ранга завершили начатую им операцию, ушив полость.
— Зачем? — удивился он, когда я установил дренаж.
— Если продолжит кровить или подсасывать воздух — лёгкое снова спадётся, Василий Иванович, — объяснил я очевидное мне, не отрываясь от работы. — Внутри скопится экссудат, разовьётся гнойное воспаление.
— Резонно, коллега, резонно, — заинтересованно кивая, он подал диковинную хреновину, которую я тоже видел только в музеях при кафедрах. Аппарат Боброва, банка с двумя трубками, был похож на флакон одеколона, каким брызгали в парикмахерских моего раннего детства: бутыль, распылитель и шланг с резиновой «грушей». Который, впрочем, Петров легко отсоединил, превратив конструкцию в дренаж по Бюлау, только сделанный не «на коленке», как в Перегоновке, а «на весу».
— Спасибо, товарищ военврач второго ранга, — кивнул я.
— Оставьте, Иван Николаевич. Одно дело делаем. А ловко это у вас — ленинградским шовным, одной рукой… Долго тренировались?
Вопрос был не просто с подвохом — он весь сплошь им и был. Хотя вряд ли увлечённый доктор Петров задумывался об этом, ему и впрямь было просто интересно.
— Не очень, Василий Иванович, — улыбнулся я. Зная, что врачи, стоящие у одного стола, мимику друг друга «читают» почти так же уверенно, как без масок на лицах. — Лет пять института, с перерывами. Мы как-то с парнями на ящик «Советского» поспорили, кто быстрее и больше сосудов перевяжет. На макаронах проверяли. Я выиграл, потому что двумя руками в два раза быстрее получается.
— Ого! Покажете? Не то, чтоб я очень любил шампанское, но… — усмехнулся и он. Как иногда бывало, когда работа за столом подходила к концу, к правильному, нужному, ожидаемому завершению, врачи могли и пошутить.
— Разумеется! Только тренировался я на обычных суровых нитках, наверное, поэтому и с ленинградским шовным не сплоховал, — ответил я.

Вторым был Горбатюк. До того, как подойти к нему, старшие товарищи и Иван-доберман, ходивший за ними хвостом, отправились на перекур, а я пошёл искать Катю. И нашёл в сестринской, где Галя и Маруся обнимали её, рыдавшую, за плечи.
— Ну это никуда не годится, младший сержант Белова! — не придумал я ничего лучше суровой армейской прозы. Но не учёл аудиторию.
Катя зарыдала ещё отчаянней, а девчата загомонили, едва не грудью встав на её защиту.
— Тихо! — рявкнул я. От неожиданности. — По одному! Тьфу, по одной, то есть. Что за ерунда тут у вас?
Но ерунда оказалась не ерундой.
Иван Израилевич, большой специалист по женской части, как и предупреждал Краско, имел беседу с медицинской сестрой, недавно выбравшейся из окружения. И, видимо, рассчитывал воспользоваться сниженной бдительностью, ослабленным рациональным и критическим мышлением и прочими симптомами посттравматического стрессового расстройства. Но вместо этого получил по морде.
Хлыщ, подслушавший где-то, как сёстры перешёптывались о том, как Катя поцелуем накрыла губы раненого, чтобы не дать его стону демаскировать в густом тумане наши плоты, решил, что Белова была из тех, кто снимал стресс подручными средствами, при помощи подворачивавшихся под горячую руку мужиков. И крайне оскорбился, когда худенькая русоволосая сероглазая девчушка влепила ему звонкую пощёчину. А невесть откуда взявшаяся рядом военфельдшер, которую половина медсанбата видела в разорванной почти надвое кофте, поддёрнув юбку, отвесила Губерману пинка, как раз по тому, что он планировал подкатить к Кате. Скулящий доберман удалился, хлебнувши очень даже солоно, но не того, чего собирался.
— Прости, что накричал, Катюша, — негромко сказал я. Рыдания сразу стали тише — когда громко плачешь, не слышно, что тебе говорят старшие по званию. А ещё тихий голос иногда привлекает больше внимания, чем крик. А мне именно этого и надо было. — Если Иван… Израилевич снова обратится с просьбой, адресуй его ко мне. Я помогу ему понять всё правильно. Оксана Павловна не туда стучала.
Девчата хихикнули, все трое, не заметив того, как я чудом удержал слово «сука», так и рвавшееся между именем и отчеством добермана. Хотя какой он доберман? Так, полупинчер…
— А пока — глубоко подышать, умыться и проверить готовность к операции. Следующим будет Степан Маркович, ошибаться нельзя. Не подведёшь?
— Не подведу, товарищ сержант! — шмыгнув и утерев глаза, кивнула она. — Спасибо, Иван Николаевич!
— Не за что. Не бери в голову всяких… доберманов, — не удержался я, уже выходя из сестринской. И дружный хохот мне в спину давал понять, что морально-волевые у младшего медперсонала стали выправляться в нужную сторону.

— Кто интубировал? — уточнил Данайтис, пока Петров заканчивал новокаиновую блокаду.
— Я, товарищ военврач первого ранга, — отозвался сразу, хоть и думал о другом. О том, что в прошлый раз проскочило как-то мимо.
Ленинградский доктор не стал «мыться» раствором Спасокукоцкого-Кочергина, в двух тазиках, где в первом полупроцентный, а во втором — пятипроцентный раствор нашатыря, а потребовал обычного спирту. И руки после обработки поднял вверх, наблюдая за тем, как спирт стекал к локтям вниз. Я тоже делал так же, а вот Петров и Губерман держали ладони пальцами вниз.
— Грубовато, но эффективно, хорошо, — кивнул Владислав Осипович. — Скальпель!
Я смотрел за его руками, думая о разном, успевая ассистировать. Но что-то в одновременно лёгких, но чётких и резких движениях профессора продолжало настораживать. Не то слишком уж широкие разрезы, не то странный подход к сохранению тканей. Нас логично учили, что чем меньше шов, тем быстрее заживает. И что вторым по важности, после сохранения пациенту жизни, было сохранение функций поражённого органа. То, как Данайтис иссекал и отбрасывал в эмалированный тазик, напоминавший по форме человеческую почку, осколки хрящей гортани, оставляло крайне мало шансов на то, что Горбатюк будет говорить вообще, не говоря уж о том, чтоб сохранить свой ливановский хрипловатый бас-баритон.
— Делаем трахеостому, коллеги, — сообщил профессор очевидное. И я понял, что капитан разведки имел все шансы потерять не только голос, но и способность дышать иначе, чем через дырку в горле. Но лезть под руку ленинградскому светилу, только что выкусившему костными кусачками последние два участка повреждённых хрящей, не стал.
Узловые швы на шее Горбатюка смотрелись неприятно. Тканей было удалено много, горло смотрелось будто пережёванным. От раны гортани тянулся марлевый «хвост», выполнявший функцию дренажа. Сверху наложили асептическую повязку. Радовало то, что обработанное мной поле для разреза начиналось буквально на полпальца ниже голосовых связок, и их, возможно, ещё удастся сохранить. Тогда у Степана Марковича останется возможность разговаривать, пусть и затыкая для этого отверстие в трахее пальцем. А ещё очень волновало то, что я снова ничего не мог сделать. И не мог понять, что же именно меня так настораживало в работе именитого коллеги. Это уже начинало раздражать. Или продолжало. Наверное, именно поэтому я не обратил внимания на то, что давешних лейтенантов в коридоре было уже человек пять. И не посмотрел, куда шёл отдышаться-передохнуть перед следующей операцией.

— Ну что ты ломаешься, дугочка? Не убудет же. Ты шоколад любишь? — донёсся из сумерек знакомый голос. И я одновременно и ускорился, и стал двигаться тише.
— Как вы смеете⁈ Вы — советский врач! Вы — мой боевой товарищ! — Катя задыхалась от негодования. Не ярости, не ненависти — от отвращения и непонимания.
— И чего? Один товагищ не может пегеспать с дгугим? Подумаешь, дел-то! — судя по его частому дыханию, успел я в последний момент. О том, что произошло бы дальше, думать не хотелось.
— Губерман! Прекратить! Оставьте Белову в покое! — резко сказал я, выходя из-за куста шиповника.
— Ай! — он сперва отскочил, едва не упав, а потом, узнав меня, перешёл на сиплый щипящий визг. Тоже, видимо, не желая огласки. — С какой стати я, старший военфельдшер, должен подчиняться тебе, сегжанту⁈ Тем более из-за пгостой фгонтовой б…
Договорить ему я не дал. Короткий резкий крюк левой сложил добермана пополам и уронил его набок в позе эмбриона.
— А вы, товарищ сержант, и впрямь нарисуйте мне, пожалуй, где та печень находится. Вона как оно у вас ловко выходит, — от негромкого голоса ойкнула Катя, а я только развернулся на него. И узнал Стасова, того самого старшего военфельдщера, с которым мы не совсем удачно познакомились сегодняшней ночью. Или вчерашней?
— С удовольствием, товарищ младший политрук государственной, — сказал я, разгибая локти, выходя из правосторонней боксёрской стойки, которую тело приняло само.
Он хмыкнул, глянул на начинавшего подвизгивать на вдохе добермана-полупинчера, кивнул мне — и растворился в сумерках так, будто его поглотил куст шиповника.

Глава 21
Вот это номер

— Чья работа с Кохером? — спросил Данайтис, раскрывая рану над раскуроченной лопаткой майора
— Моя, товарищ… — закончить я не успел, он перебил меня сухо:
— Во время работы званиями разрешаю пренебречь. Кто учил такому?
— Война научила, Владислав Осипович. Что под руку попало — то и использовал. Отломки кости без фиксации были бы хуже, там любое движение — смерть.
— Не надо говорить это слово при работе, сержант, — теперь в его резком голосе мне показался акцент, но уже другой. Я не успел подумать о том, какой именно — удивление неожиданной суеверностью опытного хирурга помешало критическому мышлению. Хотя, я знавал и тех, кто очень пристально следил за тем, с какой ноги входить в операционную.
— Именовать врага лишний раз не стоит, — теперь акцента уже не было. — Лучше говорить «угроза жизни».
Мы переглянулись над масками с Петровым и кивнули. В каждой избушке — свои погремушки, как говорил мой друг Витя Зайцев. Царствие ему небесное.
— И со скобками придумано оригинально. Вы, сержант, после войны в Академию поступать не думали? — неожиданный вопрос едва не заставил меня выпустить ранорасширитель. Но не заставил, конечно.
— Наверное, я лучше после войны об этом подумаю, — только и смог пробурчать я.
— Не затягивайте, сержант. Ваши знания и ваши руки должны служить народу, — уверенно сообщил профессор, раздвигая отломки лопатки. — Война скоро закончится.
Я промолчал. Точно зная, что вот тут светило дал маху.

Всё шло своим чередом. Вернее, тем, который я принимал за свой черёд, попривыкнув чуть к непривычному хвату скальпеля и технике разрезов, которые сам делал бы меньше, значительно меньше. Ну, может, это какое-то новое слово в хирургии, не пережившее испытание временем. Но когда, отойдя от препарирования сосуда, место поражения которого надо было найти и наложить швы, зажим в руке Владислава Осиповича нырнул в сторону от корня лёгкого, я напрягся.
Раздвинуть бранши сейчас — порвать грудной отдел аорты. Смерть майора тут, на столе, за считанные секунды. Без вариантов.
Второй зажим встал в мягкие ткани возле самого позвоночника, рядом с другим. По идее, для того, чтобы облегчить нам доступ. Вот только с той стороны доступ нам сейчас не был нужен. А пересечение тканей в той проекции привело бы к повреждению сердечных ветвей нервов симпатического ствола. Значит — страшная, катастрофическая аритмия или остановка сердца, запустить которое я не смогу даже с дефибриллятором. Которого всё равно нет. Неожиданное решение для поиска источника кровотечения, очень странное. Любое из этих движений убьёт Привалова. Любое можно будет списать на случайность — истончившиеся стенки сосудов, болевой шок, сочетание факторов. Правда, только если исключить в этом уравнении два неизвестных. Меня, с опытом хирургии куда большим, чем доступен вчерашнему студенту, и… и диверсанта-убийцу в белом халате, под маской, забрызганной кое-где кровью красного командира!
Я присмотрелся внимательнее к доктору из Ленинграда. Белёсые брови, капли пота над бровями, которые убрала салфеткой сестра. Но вот что-то во взгляде его никак не давало мне покоя…
Образ из моей старой памяти всплыл сам, рывком, внезапно. Тот самый реферат, что я готовил на третьем или втором курсе. Владимир Андреевич Оппель, гениальный военный хирург, в анатомическом театре, с учениками. Я помнил это фото, и помнил фамилии, значившиеся под ним. Был там и Данайтис В. О.
Вот только лицо на том фото было другим!
И это не объяснялось разницей в почти двадцать лет, которую мгновенно ускорившийся мозг высчитал сразу — у того врача и у этого были разные строения черепов. Да, похожие, скандинавского или арийского типов, но то лицо на фото было короче, скулы чуть шире, а вот надбровные дуги и линия носа — совершенно точно другими.
Да, опираться на память прошлого, образы почти сорокалетней давности, сейчас было странно. Но я, во-первых, обеим памятям верил полностью, а во-вторых, повидал и услыхал за недавнее время слишком уж много странного. И то, что под видом профессора из Ленинграда в отступающие войска приехал диверсант из спецназа «Бранденбург-800», уже как-то не особо и выбивалось из череды невозможного. Но под ножом у этого человека сейчас лежал майор Привалов, Павел Иванович. Тот, за которого спасённая им от верной смерти девочка отдавала мне свою многострадальную тряпочную куклу…
Промолчать? Он зарежет Привалова. Вмешаться? А вдруг это какая-то неизвестная мне методика, где требуется именно такое расположение инструментов в ране? И вот студент без диплома, сержант, хватающий за руки профессора из Академии имени Кирова понуро идёт под стволами бдительных товарищей обратно в хату к особистам…

— Стоп! Этот этап беру на себя! — слова вылетели сами, как те пули, что разворотили горло Горбатюку и прошли в трёх пальцах от сердца Сироткина. И остановить их тоже было нельзя.
Профессор вскинул на меня глаза. Точно так же, как военврач, Василий Иванович. Только выражения у них были совсем разные: у Петрова — удивление и начинавшееся негодование, а у Данайтиса — ярость, холодная и смертельно опасная. Потому что это был совершенно точно не Данайтис.
— Прочь от стола! — рявкнул он, начиная движение правой рукой. Точнее, пытаясь.
Потому что я перехватил её своей левой, удивившись трём вещам сразу: рука была куда твёрже, чем ожидалось от профессора. Двигалась она совершенно точно именно в направлении аорты. И акцент его я внезапно узнал. Немецкий.
— Василий Иванович, там под браншами до аорты — четыре миллиметра. А между зажимами слева — нервный пучок, — пояснил я свои действия военврачу. — Мы не спасём майора!
— Меня сержант-недоучка будет учить, как оперировать? — прорычал лже-Данайтис. Который несколько минут назад агитировал меня поступать в Академию. Только вот теперь непонятно, в какую именно. И скорый конец войны в чью именно пользу он предсказывал.
— Все в сторону от майора! — три голоса, звякнувших железом, прозвучали почти в унисон. И зашли лейтенанты Наумыча вовремя. Только вот ни я, ни они не учли уровня подготовки ленинградской профессуры.
— Товарищи, Николин — предатель! Взять его! — он и головой дёрнул в мою сторону так, что я, пожалуй, и сам бы кинулся брать негодяя.
Доля, малая доля мгновения, понадобившаяся особистам на то, чтобы перевести глаза с него на меня, почти решила исход дела.

Скальпель сорвался с его правой руки, прямо из той самой «музыкальной» позиции. Когда он успел сменил зажим, который эта рука удерживала только что, я не заметил. Умудрился как-то увидеть только то, что в левой у слишком ускорившегося профессора тоже появился нож, будто сам по себе из пережатого перчаткой рукава выпал. Но на той руке у него уже сжимались пальцы Петрова, который явно принял мою сторону. А потом ладонь Данайтиса как-то неуловимо извернулась — и на простыню, обрамлявшую операционное поле, кровь брызнула и снаружи. А Василий Иванович отшатнулся, с ужасом глядя на свои пальцы, два из которых повисли, не разогнувшись, когда он раскрыл кулак.
Я не мог шевельнуться, одной рукой удерживая ранорасширитель, а второй — зажим, который грозил порвать аорту. Сёстры у стола замерли, понимая, что любое движение грозило пациенту смертью. И не только ему.
Лейтенанты подлетели вихрями, чуть замешкавшись в самом начале, когда под ноги им осел, подёргиваясь, третий, с рукояткой скальпеля, торчавшей глубоко в левой глазнице. Но тут этот ленинградский гад сделал два коротких тычка обеими руками, как скорпион — хвостом. И у особистов плетьми повисли руки. Я ударил тем, что было в руке — ранорасширителем, попав ему по сгибу локтя, и одно жало этому змею всё же выбил. Но вид, с которым он повернулся ко мне, никаких сомнений не оставлял — умру я вот прямо сейчас.
Слева пережимал своё же запястье бледный военврач второго ранга. Чуть за ним скребли по полу сапоги бойца. Я узнал его — это был тот самый Власов, что всадил пулю из ТТ в половицу рядом с моим коленом. Теперь уж совершенно точно был. По обе стороны от него безоружными левыми руками пытались зажать кровь, хлеставшую из-под правых ключиц, ещё двое. А прямо напротив меня стоял враг, оказавшийся ещё опаснее того гауптштурмфюрера. Со скальпелем. И был, как он сам недавно учил, гарантированной угрозой жизни. Или верной смертью.

Странный гулкий звон, раздавшийся неожиданно, заставил меня отшагнуть, почти уперевшись в стол с майором. И он же смазал почти недоступный взгляду замах острого лезвия, что пролетело мимо моей груди. А глаза профессора подёрнулись было мутной пеленой, но, увы, ненадолго. Обернувшись по-змеиному, он дёрнул резко рукой. Раздался короткий высокий вскрик — и звук падения. Но мне этого времени хватило.
— Хальт! Бевег дихь нихьт! — слова «Стой! Не двигаться!» вылетели снова будто без участия мозга.
Левую его руку, выронившую последний скальпель, я заломил за спину. Своей правой приставил за ухо острие ампутационного ножа, что подхватил вслепую со столика с инструментами. Так, что прорезал чуть кожу между углом нижней челюсти и шейной мышцей. Враг замер. То, что с такой позиции и с такого угла сталь проникнет ему в череп ничуть не хуже, чем из-под подбородка или сквозь глазницу, он понимал прекрасно.
Прямо перед ним лежала на полу Катя Белова, прижимая к груди согнутую в локте правую руку. По рукаву её халата расползалось тёмное пятно. Рядом с ней лежал эмалированный инструментальный таз, который и издал тот самый колокольный звон, когда она с маху опустила его на голову профессора.
— Ни с места! — этот голос тоже примораживал вполне по-январски. Не хуже ли.
— Борис Наумович, вот он, ваш Бауэр! Вяжите паскуду крепче, он опасный! — выпалил я. Хотя то, как смотрел Зинченко на побоище в операционной, давало понять: в том, что тут кто-то очень опасен, он не сомневался. Вопросы были лишь в том, кто именно.
— Наумыч, вяжи ленинградца! Это он — твоих, меня и медсестру! Он едва Привалова не зарезал на столе, Ваня еле успел руку ему подбить! — Петров выдал фразу, кажется, на одном дыхании.
— А ты? — только и спросил майор у меня. Не сводя ствола с ленинградского профессора, которому лейтенанты вязали тонкими ремнями локти за спиной.
— Я приду сам, сразу, как только закончу. Мне тут вон сколько работы привалило и кроме Привалова, — неловко сострил я, обведя освободившимися руками операционную. И в который раз порадовался тому, что той предательской дрожи в них не было. Что, откровенно говоря, здорово удивляло.

Зинченко прислал Оксану, Григория, того фельдшера, с которым мы с Василием Ивановичем говорили вчера про Сироткина, и Губермана. Тот, едва войдя, имел лицо человека, которого оторвали от крайне важных дел по пустякам. А потом, увидев то, что творилось у нас, побледнел так, что я думал — в обморок хлопнется. Но устоял как-то.
Особистов, кроме Власова, которому помогать уже не было ни смысла, ни возможности, обработали фельдшера. Мы с доберманом сперва «доделали» Привалова: я нашёл и зашил кровивший сосуд в лёгком, собрав поверх всю ту же городьбу, вместе с ножницами. Потом долго и упорно сшивали сухожилия военврачу второго ранга, который терпел эту муку под местным обезболиванием. Глядя внутрь собственной кисти, почти что вывернутой наизнанку, с таким горячим интересом, будто кино смотрел. Последней была Катя, героическая медсестра, почти вырубившая диверсанта из «Бранденбург-800» эмалированным тазиком. Жгут ей наложила Оксана, поглядывавшая на то, как сперва выволокли связанного профессора, а потом выносили мёртвого особиста. Работали мы молча: Зинченко приказал никаких разговоров, кроме обязательных по работе, не вести. Поэтому в операционной, под пристальным взглядом бойца госбезопасности со взведённым ТТ в руках, звучали только краткие команды и названия инструментов. А доберман только глазами хлопал, глядя на то, как я накладывал Кате сосудистый шов. Да, техника немного отличалась от той, что была в сорок первом. И потренироваться мне довелось ох как много — получалось быстро и хорошо. Но просьбы научить или рассказать подробнее от Ивана Израилевича не последовало. То ли очень сильно обиделся за тот удар в печень, то ли особиста с пистолетом опасался, то ли всё вместе сразу.

— Я повторяю ещё раз: говорить буду только с командиром дивизии. Этот бардак у вас в медсанбате станет известен командованию. Все пойдёте под трибунал! Посторонние врываются в операционную — где такое видано? Я был уверен, что это диверсия, и среагировал так, как и обязан был, защищая пациента!
Фальшивый Данайтис говорил, как с кафедры: твёрдо, уверенно и чуть устало, как самый настоящий профессор, что вынужден из года в год повторять кретинам-студентам одно и то же. Вот только студентов вокруг него не было. А были напряжённые до звона Сергей Саввич и Борис Наумович.
— Товарищ старший майор государственной безопасности, разрешите доложить? — вошёл я, скользнув по дверной ручке ещё не высохшими после того, как размылся, пальцами. Он только кивнул, не сводя пристально сощуренных глаз со связанного профессора. Который, кажется, чуть поморщился, услышав звание.
— Майор Привалов жив и жить будет. Военврач второго ранга Петров из строя выведен, сухожилиям нужно время, они плохо срастаются. То же самое с лейтенантами. Младший сержант Белова к работе готова будет завтра, кроме тяжёлой физической — вену почти полностью перехватил этот… — я вдохнул и долго выдохнул, — гражданин.
— Да уж точно не товарищ, — с холодной ненавистью согласился Сергей Саввич, глядя на замеревшего с непроницаемым лицом диверсанта. — С господином Бауэром у нас будет очень долгий и очень… очень неприятный разговор. Для него.
И в глазах его мелькнула даже не ярость или угроза, а сама смерть. Я, как врач, сталкивавшийся с ней не раз по долгу службы, умел её видеть. Тем более так явно проявившуюся. Судя по тому, как заледенел взгляд и скулы Бауэра — он тоже частенько встречал безносую. Правда, чаще провожая её под руку к другим.
— Я буду ходатайствовать о представлении тебя к награде и повышению в звании, сержант. Благодарю за службу! — кивнул мне старший от госбезопасности.
— Служу Советскому Союзу! — ну а что ещё я мог ответить?

Допросы продлились до позднего вечера, когда за связанным, как ветчинный рулет, диверсантом прославленного «Бранденбург-800» пришли две машины: грузовик с конвойными и легковая. Которая увезла и Сергея Саввича, пожавшего мне напоследок руку.
Вопросов ко мне у военной контрразведки наверняка остался вагон и несколько довольно порядочных тележек, но их всё равно стало значительно меньше.
Очень помог Василий Иванович, полностью подтвердивший мои подозрения. Агрессивная манера работы, иссечение тканей без заботы об их сохранении и разумной экономии, характерной для русской-советской хирургической школы, и «смычковый» хват скальпеля насторожили и его. И то, что действия лже-Данайтиса в спине майора Привалова в ста процентах случаев привели бы к гибели Павла Ивановича, которую вполне можно было бы списать на случайность или непреднамеренную ошибку, он тоже подтвердил уверенно.
Помогло и донесение радистов о том, что «товарищ Данайтис прибудет в дивизию не ранее, чем послезавтра, так как железнодорожные пути следования со стороны Полтавы уничтожены бомбардировками противника». Я даже удивился, когда Зинченко по кивку Сергея Саввича прочитал это вслух. А потом перестал удивляться, вспомнив его талант читать что угодно с совершенно чистого листа.
Помогла Катя, бледная и державшая на перевязи руку, но отвечавшая на вопросы твёрдо и звонко, как пионер-герой. Версия Бауэра о том, что заваруха началась после того, как ворвались особисты, рассыпалась прахом. Он смотрел на девушку с ненавистью, даже не скрывая этого. Но ещё во взгляде была, кажется, злая ирония. Или самоирония. Его тоже можно было понять: нелегала, диверсанта, специалиста высочайшего уровня, ударила тазом по башке какая-то девчонка, которая после этого даже выжила, а захватил в плен живым вчерашний студент-недоучка.
А точку, или, вернее, многоточие, как случалось в таких делах, в допросе поставила военфельдшер Оксана Павловна Смирнова. Которая в Финскую своими глазами видела и говорила с настоящим Владиславом Осиповичем Данайтисом в госпитале. И подтвердила со всей коммунистической прямотой, не забыв про мать и угол, то, что «эта падла — не Данайтис!». Как так вышло, что «приехавшего из Ленинграда прославленного профессора» она увидела в первый раз только на допросе, понять было невозможно. Хотя, если вдуматься, то объяснялось всё вполне прозаично. В медсанбате, штат которого война сократила на треть, было очень много работы для каждого, и те, кто не был охотником слушать сплетни и слухи, чаще всего дежурили сутками у постелей раненых. И им не было дела до того, кто и откуда приехал в дивизию: приехал — и ладно, глядишь, «тяжёлых» поставит на ноги, живых будет больше. Оксана, как и я сам, была не из тех, кто бросил бы пост, чтобы мелькнуть на глазах у заезжего светила и, если повезёт, перекинуться парой слов, вспомнить прошлое и общих знакомых. Словом, кроме как чудом и невозможным стечением обстоятельств объяснить пленение ядовитой гадины снова было нечем. Он, конечно, не рассказал практически ничего, поо крайней мере при мне. Но сам факт его появления в дивизии, да в связке со сведениями из карт гауптштурмфюрера, открывал военной контрразведке гораздо больше, чем обычным врачам и сёстрам медсанбата.
Одинаковым было для всех одно: много работы и много опасностей в каждом следующем дне.

Глава 22
На чемоданах

— Бригаду его тоже взяли сразу. Троих своих особисты потеряли. Матёрые оказались, а с виду — фельдшера́, инструктора́… — горько покачав головой, рассказывала Оксана.

История о том, как практически на передовую прибыл профессор из Академии, который на проверку оказался диверсантом высокого класса, была, конечно, строго секретной. И, конечно, о ней вполголоса говорили и в медсанбате, и у котлов на кухне, и у керогазов в землянках и блиндажах. Костров вечерами больше не жгли — вчера немец так отутюжил с бомбардировщиков те яблоневые и грушевые сады за Шульговкой, что расцветать будущей весной было теперь нечему. И выходить, заводя песню, Катюше тоже оказалось негде.
Я не помнил, были ли уже написаны эти слова и эта музыка. Я, как выяснялось, вообще очень многого не знал про эти страшные годы начала войны. Но знал другое, и оно теперь спасало жизни.

В мемуарах великих хирургов — Бурденко, Амосова, Углова — было написано про работу врачей сухо, скупо, профессионально. Наверное, так того требовала тогда советская цензура, заботившаяся о том, чтобы трудящихся не отвлекали от великих побед и свершений лишние мысли. Поэтому подвиг этих героев могли оценить только те, кто по лаконичным и округлым, как морская галька, определениям понимал, о чём шла речь.
Понимал и ужасался. «Медицинские сёстры падали с ног от усталости». Любой читатель примет это за фигуру речи, за красивые слова. Я ловил падавших Ганну и Марусю. Галю поймать не успел — не мог в тот момент бросить инструмент. Она упала и рассекла бровь об инструментальный столик. И крови на полу стало больше, хотя в ней не было недостатка, кажется, никогда. «Наша работа требовала невероятной выдержки и концентрации, предельного напряжения всех сил, подчас недоступного для человека» — так писали врачи того времени.
Я засыпал над обеденным столом, едва не падая лицом в миску, пока Катя Белова кормила меня с ложки супом. Мои пальцы ложку удержать уже не могли. После двух суток у стола они перестали разгибаться. Оксана развела соль в тёплой воде, я держал ладони в растворе, пока она пыталась размассировать мне сведённые от самой шеи мышцы. В камень сведённые, так, что руки́ не поднять.
Но всё это теряло всякое значение, когда я слышал слова: «Спасибо, доктор! Если б не вы…». Почти каждый из коллег, кого я знал, не умел принимать такие комплименты. Сам я всегда терялся от них — это же моя работа, а как можно было иначе? И если не я — то кто же? Мы хмурились, отмахивались, отмалчивались и проходили дальше, просто кивая в ответ. Наверное, это можно было считать определённым профессиональным везением, то, что окружали меня именно такие люди.
Даже в известных клиниках не попадалось мне тех «врачей-рвачей», что сперва проверяли чеки об оплате, а только потом подходили к больному. Всё-таки, кто бы что ни говорил, хирургия — работа для честных и сильных духом. На одном из обходов это неожиданно, себя самого, кажется, удивив, подтвердил даже доберман Губерман. На слова восхищения от раненого, ответив: «это не моя заслуга, товагищ. Вас опегиговал Иван Николаевич, его и хвалите. Золотые гуки у доктога».

— Товарищи медики! Получен приказ о смене места дислокации медсанбата. К завтрашнему утру подготовить к отбытию всех раненых, инвентарь и имущество. Быть готовым и каждому из вас. Вопросы? — Зинченко выглядел так, будто не спал минимум дня три.
— Продолжительность перехода и транспорт, товарищ майор? — снова влез я, заслужив неодобрительный взгляд Петрова и опасливый — Ивана Израилевича.
— Тебе на кой, сержант? — хмуро буркнул Борис Наумович.
— Рассчитать перевязочный инвентарь и необходимые медикаменты на время передвижения, остальное сложить отдельно. «Лежачих» готовить по-разному: одно дело — два дня на телеге, и совсем другое — неделю на полуторке, — пояснил я, как мог.
— Принмается. Переход на двое суток, гужевым и автомобильным транспортом. В конце перехода — грузимся на «железку» и отбываем в Новомосковск. Ещё вопросы? — судя по его лицу, продолжать испытывать терпение майора было очень рискованно. Но уже и не требовалось.
— Нет вопросов. Приступаем, товарищи, каждая минута на счету!
— Ты как, работать можешь? — Зинченко перехватил меня на пути от одного из амбаров, где хранились лекарства.
— Могу, товарищ майор, — удивился вопросу я.
— У Иваныча рука не фурычит, сказал — подвижность может вообще не восстановится уже, — поморщился он.
— Есть вероятность, — признал я нехотя. — Там долгое восстановление, режим, лечебная физкультура, процедуры… Всё то, чего у нас нет, в общем.
— Это ты точно говоришь, сержант. Физкультура у нас будет в основном военно-полевая, а режима фашист что-то не сообщает. По разным участкам фронта в разное время молотит.
— Экий непоследовательный противник, — попробовал пошутить я.
— Да нет, наоборот последовательный, — не поддержал шутку Зинченко. — Шестая армия почти уничтожена, от многих частей и соединений слишком долго нет известий. Даже для мирного времени долго, а у нас тут миром и не пахнет.
Он поморщился ещё сильнее. Санитар тащил мимо судно, «утку», подтверждая сказанное: пахло точно не миром.
— Но об этом никому, понял? — второй раз за короткое время удивил он.
— Понял, товарищ майор, — кивнул я, обманывая особиста.
Потому что представления не имел, с какой такой стати он делился тут со мной такими сведениями. Очередная проверка? Что я побегу в лес передавать шифровку в ставку Гитлера? Но об этом я себе давно велел перестать думать. У каждого работа своя: кто-то ловит шпионов, кто-то режет и шьёт живых людей.
— Если Петрова отзовут — справишься с командованием?
— Не по чину мне, вроде, Борис Наумович, — я вскинул брови. Третий сюрприз от особиста подряд — это уже перебор.
— Я не спрашиваю про твоё звание, оно мне известно! — железо в его голосе говорило очень доходчиво: ему совсем не до шуток и не до долгих разговоров.
— Справлюсь, товарищ майор, — кивнул я.
— А не сробеешь?
— А смысл робеть? Больше роты не дадут, дальше фронта не пошлют, — пожал я плечами.
— Ну так тут не рота, Иван Николаевич. Тут батальон, пусть и санитарный, и выбитый на три четверти.
— Справлюсь, товарищ майор, — твёрдо заявил я.
— Добро. Добыли десяток машин и телег-подвод всяких обещали десятка два. Машины грузите первыми: тяжелораненные и важные медикаменты. Вам достанется пять «бортов». Расчётное время — четыре тридцать утра.
— Понял, сделаем.
Он кивнул и широко пошагал дальше. А я пошёл искать Григория и Оксану, без которых вряд ли справился бы. Думая по пути о том, что на пяти первых машинах поедет, вероятно, документация, радио и командование дивизии, тот же самый Зинченко, скорее всего. А остальной транспорт потянет следом кухни, барахло и нас, грешных. Ну и ладно, хоть пылью за грузовиками дышать не придётся — пока мы нагрузим телеги, пока всё и всех закрепим, проверим и тронемся, полуторки, или чего там пришлют, далеко успеют уехать. Успеем ли за ними мы на конной тяге — думать не хотелось совершенно.

— Товарищ сержант! Я тут это… — ожидать подобного тона от Зины Плетнёвой я не мог, поэтому насторожился.
— Вижу, что это, а не то. А поподробнее чуть? — она вышла из-за угла госпиталя так, что я едва не влетел в то самое, монументальное и колоссальное. Хорошо хоть руки вперёд не вытянул, чтоб остановится — вот бы картинка вышла оригинальная.
— Хлебца с комбижиром сложила вот, по два куска, с прослойкой. Окся говорила, не всем ранетым на ходу можно есть, надо осторожней. Порубать-то никто не откажется, а ну у кого дырка в брюхе? — пояснила она.
— Спасибо за инициативу, Зинаида Ивановна, очень вовремя. Горячим питанием на завтрак в такую рань вряд ли обеспечим, так хоть по пути перекусят, — задумался было я.
— Зина, товарищ сержант. Можно просто Зина, — видеть смущение и кокетство на лице, которое смотрелось так, будто было высечено из мрамора или отлито из бронзы было… ну, скажем, очень неожиданно. — А я к четырём или половине четвёртого доставлю кипяток и кашу.
— Золотой вы человек, Зина! — восхитился я. — Ганна-медсестра покажет и расскажет, кому чего можно, кому нельзя, я предупрежу её.
— И на «ты» со мной можно, товарищ сержант, — голос кухонной царицы стал глуше.
— Спасибо, Зина, золотой ты человек! — скорректировал я благодарность.
— Ну так одно дело делаем, — расплылась она в счастливой улыбке.

Поспать удалось аж целых минут сорок. Растолкала Маруся с огромными испуганныим глазами. Я подхватился, подумав спросонок, что немцы перешли Днепр.
— Товарищ сержант, вас товарищ майор кличет, там Привалов очнулся, они говорят… — начала она, но закончить не успела, я сорвался и побежал в палату к Павлу Ивановичу. Который дышал-то редким чудом и редкими долями лёгких.
— Товарищ майор… — но договорить мне Зинченко не дал, показав кулак.
Я притих.
— Три? Четыре? Пять? — спрашивал он, следя за движениями век Привалова.
— Пятый дом по правой стороне, так? Хорошо. Сарай? Чердак? Коровник? Колодец?
Я впервые видел подобный допрос. Хотя, больше это походило на расшифровку. Оставив их вдвоём, если не считать трёх лейтенентов Наумыча, я кивнул ему с благодарностью и вышел. По тем крохам информации, которую от меня, кажется, и не думал скрывать Зинченко, выходило, что разведка Привалова отбила у немцев конвой с документами и полковой кассой или чем-то вроде того. Из-за этого именно на этом участке фронта случился временный сбой в наступлении, темп продвижения войск Вермахта чуть снизился. И именно благодаря майору, получается, мы и вышли к своим. А документы те он спрятал в дерьме, в свинарнике у пятого дома по правой стороне деревни где-то на полпути от Умани до Перегоновки. Которых больше не было, как, наверное, не было и того дома, и того свинарника.
Зато дерьма по-прежнему хватало.

— Товарищ сержант! Скажите ей, чего она⁈ — Жариков говорил возмущённо, жарко, уверенно.
— Кто «она» и чего «чего», боец? — остановил я его детализацией запроса.
— Кто «кто»? — оторопел он.
— «Кто-кто» — в теремочке живёт, — не удержался я, — чего ты хотел-то?
— А? А! Ганка хлеба не даёт! Там у неё осталось ещё, все видели! — опомнился тот.
— Во-первых, не Ганка, а младший сержант Нечипоренко! Ты в Красной Армии, или где⁈ Не надо отвечать! Во-вторых, довольствие было распределено лично Зинаидой Ивановной. Хочешь сказать, у неё непорядок в учёте и хозяйстве⁈
Судя по лицу Жарикова, он сперва попытался понять, где он, если не в Красной Армии, а потом задумался о богатом хозяйстве старшей по кухням. И только потом «подгрузил» всё целиком, пепепугавшись:
— Извиняюсь, товарищ сержант, не надо Зине ничего про её хозяйство говорить! Всё у неё в порядке с хозяйством, и вообще… — он даже покраснел, кажется, с перепугу.
— Вот и смотри мне тут! — нахмурился я. И продолжил, пользуясь случаем, пока в глазах его соседей по палате показалось веселье. — Красноармейцы! Нужна ваша посильная помощь! К отправке готовится партия тяжелораненых, первыми пойдут пять грузовых машин. Это, если что, военная тайна!
Сделать на суровом лице загадочность получилось вполне успешно, судя по тому, как все насторожились.
— Врачей и сестёр мало, нужна помощь каждого сознательного бойца, — я посмотрел с сомнением на Жарикова. Послышались сдавленные смешки. — Следите в оба гла́за за теми, кто рядом. Особенно за тяжёлыми «лежачими», кто ни говорить, ни шевелиться не может. Кому воды подать, кому пот с пылью с лица стереть. Ясно?
— Ясно, товарищ сержант! Понятно, товарищ Николин! — понеслось со всех сторон вразнобой.
— Смотрите: вот так проверяют, как сердце бьётся, — я шагнул к отпрянувшему было Жарикову, над которым потешалась уже в открытую вся палата. Показал, как двумя пальцами смотреть пульс на сонной. — Все запомнили? Проверьте на себе или на товарище!
Они, как любой, кому поручили серьёзное дело, вдумчиво проверили сердцебиение, по нескольку раз. Фразы «ишь ты, прям тукает, а?» и «есть, гляди-ка, точно!» подтвердили успех.
— Если кто из тяжёлых глаза закатит, пеной исходить начнёт, побелеет или ещё чего — первым долгом смотрим, бьётся ли сердце. Если нет пульса — колотить по кабине, тормозить машину, звать врачей срочно. Всем ясно?
— Ясно, товарищ сержант! — этот ответ прозвучал уже почти совсем по-воински, слаженно.
— Добро. Говорят, ехать дня два, работы всем хватит. Хотя, братцы, нам, сами понимаете, чем её меньше, тем всем лучше, — развёл я руками.
Бойцы, молодые и седые, бритые и усатые, степенно кивали — каждый понимал, что чем меньше у врача работы, тем больше живых и здоровых. Роскошь, крайне редко доступная на войне.
— Благодарю за сознательность, бойцы! Родина вас не забудет! — уверенно и твёрдо кивнул я. Ловя на себе взгляды тех, для кого слово «Родина» значило годаздо больше, чем почти для любого в моей прошлой жизни. К сожалению.

Погрузка прошла успешно. Грузовики упылили на восток, увозя всех, и сознательных, и «бессознательных». Пять первых, грузившихся отдельно, и впрямь увозили какие-то ящики и мешки, коробки и узлы. Автобус от избушки особистов, освободившийся от мачт антенн и проводов, уехал своим ходом. Не звучали больше из сарайки призывы к «Волге» ответить «Днепру». И очень тяжко было смотреть на лица и в глаза деревенских, что смотрели над плетнями за тем, как непобедимая Рабоче-Крестьянская Красная Армия спрямляла линию обороны.
Удивил перед погрузкой и отправкой грузовиков майор.

— С вашими пойдём, Василий Иванович, — сказал он, тяжело поднимаясь на крыльцо, откуда Петров, как капитан с мостика, наблюдал за погрузкой на подводы. Ожидая своей очереди — у него был приказ уходить с грузовиками.
Правая рука у военврача была в гипсе, обеспеивающем неподвижность повреждённых сухожилий: в кулак была вбинтована отёсанная на скорую руку топором плашка округлой формы, вроде некрупного яблока — так кисть фиксировалась нужным образом.
— А чего ж не со штабом? — удивился военврач второго ранга.
— Штаб по пути сопровождают и встретят. Наша боевая задача — обеспечить доставку всех раненых и персонала санитарного батальона. Такое абы кому не поручишь, Иваныч, — улыбнулся Зинченко.
— Это да, Борис Наумыч, — вздохнул Петров и в который раз с тоской посмотрел на здоровенную белую «банку» вместо своей правой кисти. В пальцах левой он крутил суровую нитку, снова и снова завязывая её в узел. Получалось уже лучше.
— Про Николина чего скажешь? Не подведёт?
— То же самое скажу, товарищ майор. Высокого класса хирург. Ума не приложу, где он так настропалился-поднаторел, но работает на загляденье. А в остальном — не был замечен. Моими, по крайней мере, — развёл руками он.
— И моими тоже, — выдохнул едва слышно Борис Наумович. — Контру эту, профессора поддельного, как выявил, а? И не побоялся же…
— Он хирург, говорю же. У них… у нас страхи другие. Своей ошибкой человека жизни лишить. Чтоб не от пули или осколка, не от врага, а от рук советского врача боец погиб. А больше мы, как ни пафосно звучит, особо ничего и не боимся…
— Он так же примерно сказал. Больше роты не дадут — дальше фронта не пошлют. Будто не первая это война у него…
— А у врачей, Борис Наумович, каждый день — война. И враг изо дня в день один и тот же, — вздохнул Петров.
— Данайтиса за Полтавой обратно развернули. Как умудрились эти твари перехватить донесение — ума не приложу. Такое ощущение, что их радиоперехват вообще все наши шифры знает, — потёр красные глаза майор. Зная, что Василий Иванович, каким бы общительным он не был, не продаст. — Ведь день-два всего-то зазор и был, а успели немцы сунуться. И если бы не сержант этот — и штаб дивизии подорвали бы, и Привалова зарезали. А он хоть и немного, но очень важного успел рассказать. Видать, верно говорят бойцы — как сам Никола Угодник Николину доктору помогает. Знать бы — надолго ли…
Два красных командира, особист и военврач, молча смотрели, как в предутренних сумерках сновали муравьями от амбаров и от госпиталя красноармейцы, здоровые и легкораненые, помогая друг другу. Обеспечивая выполнение боевой задачи: увести медсанбат от прифронтовой полосы, дальше в тыл. Думая о том, сколько ещё времени придётся отступать, оставляя за спинами могилы товарищей. И вот таких, ясноглазых детишек и стариков, что смотрели над плетнями вслед. Молча. Без надежды.

Глава 23
«Мы долго молча отступали»

Когда маршрут вместо севера свернул на юг, я понял не сразу. Если постоянно перебегаешь от одной телеги к другой, откуда тревожно машет или уже кричит Галя, Маруся, Ганна или Катя, не до того, чтобы вдумчиво следить за азимутом. Следили за ранеными, некоторые из которых надумали выбрать неудачное время для того, чтобы подкинуть нам работёнки. Слишком уж много было её и так.
Кстати, давно заметил: когда окружающий тебя ад называешь просто работой, убеждая в этом всех, кто рядом — получается лучше. Нет, ясно, что сестрички плакали ночами, что от фельдшеров могло с утра попахивать, что красные глаза выдавали не только бессонные ночи дежурств. Но какая-то иллюзия спокойствия появлялась. И иногда она одна была тем самым, что удерживало раненых с этой стороны земли. Внимательные и сосредоточенные медсёстры, устало-равнодушные врачи, измотанные санитары — обычная работа обычного госпиталя. Пусть даже он и пробирался перелесками прочь от кипящего Днепра, прочь от фашистской лавины.

— На третьей телеге у Степанчука швы разошлись, дёрнулся неловко, а Григорий Андреич у седьмой сейчас, обрабатывает Шайхутдинова, — крикнула пробегавшая мимо Галя.
И мы с Оксаной поспешили к третьей.
Степанчук, здоровенный детина, годами крепко за тридцать, ругался так, что даже лошадь опасливо озиралась на явно знакомые слова.
— А ну цыц, боец! — с ходу рявкнула на него товарищ военфельдшер. — Чего разорался, твою-то за ногу мать? Вишь — скотину напугал! А ну как понесёт? Тебя ещё сильнее растрясёт тогда!
Лысый здоровяк с шелушащимся носом и слезящимися голубыми глазами притих.
— Так-то лучше. Тут вон и девчата кругом бегают, помимо кобыл, — подключился и я, осматривая его бок. Осколки оттуда мы вытянули все, труху, оставшуюся вместо двух рёбер, пришлось удалить, и шов получился большим.
— Трясёт, падла, товарищ сержант, — виновато прогудел он.
— Ну так едем, потому и трясёт, — простая логика, простая констатация фактов в таких случаях лучше всего. Вон, уже кивает, хоть и морщится. Ему бы постельный режим… Да всем бы нам.
— Дёргает там внутре, — ещё тише пожаловался Степанчук.
— Дёргает — значит, есть, чему дёргать, — недовольно пробурчала Оксана, сидя, покачиваясь, на задке телеги, умудряясь как-то набирать в шприц новокаин. — Будешь ёрзать — доктор Николин тебе и остальные рёбры вырежет, стройный будешь, как вон тот тополь.
— Не надо все, — испуганно зашептал громила, глядя широко распахнутыми глазами на придорожные высокие деревья.
— А это доктору виднее, надо или нет! — оборвала его она. — Руку подними и рот закрой!
— Иван Николаевич, Божадзе культю опять растеребил! — донеслось от хвоста.
— Мать-то его, надо было связать джигита, — едва не плюнула Оксана. — Я обколола, сам сладишь дальше?
— Беги, справлюсь, — кивнул я ей, стягивая края первым швом. — А ты на тополя́ дальше гляди, а не на руки мне, я не девка, чтоб мне в руки смотреть, и не кассир, который получку выдает!
Степанчук резко отвернулся от раны, охнув и зашипев сквозь зубы. Смирнова вытянула из футляра ампулу с обезболивающим и убежала к девятой телеге. Откуда доносились крики на русском, грузинском, татарском и украинском. Здесь, на войне, люди быстро находили общий язык, даже если говорили на разных.

— Воздух! — истошно заорали сразу трое.
— Куда⁈ Под деревья гони, вперёд! Глубже в лес! — крикнул я первому вознице, слыша, что то же самое сзади рычал Зинченко.
Подводы ускорились, как только могли. Стоны раненых, прорывавшиеся сквозь стиснутые зубы и закушенные тряпки, пугали лошадей. Нас, честно говоря, тоже. Я давно забыл думать о том, почему с «тяжёлыми» забрали Петрова и Губермана, а меня оставили. Это война, тут приказы обсуждать не принято, значит, и думать на их счёт лишний раз смысла никакого тоже не было.
— Навались, братцы! — повысил голос я, собирая у влетевшей в кочку на обочине пятой телеги «ходячих». — Легче только, чтоб пупки не развязались! А то тут, в суматохе, не напутать бы — перевяжу не так, как было, а дома жёнки ругаться станут!
Со смехом, с каким-то злым куражом, едва ли не на руках мы пропихнули пятую дальше. И бросились к шестой, когда мерзкий звук падавшей с неба смерти резанул по ушам.
— Лошадей держать! Головами отвечаете! Какая сбежит или ногу поломает — вместо неё впрягу! — рык Зинченко перекрывал вой падавших бомб. До той поры, пока не начали слышаться взрывы. Близко, будто бы в паре километров, за этим хилым лесочком, что при всём желании укрыть нас мог только от тех бомбардировщиков, что летели на очень большой высоте.
Силуэты этих, чёрных и тревожных, были видны на синем, ярко синем небе. Видно было, кажется, как отделялись точечки бомб, складывались в пунктирную дугу и летели сюда, вниз, на грешную, многострадальную землю. К нам, таким же.

— Отбомбились, кажись, — выглядывая из-под ветвей и вслушиваясь в затихающий гул двигателей, проговорил Зинченко.
— Товарищ сержант! Атоянц не бьётся! — раздался крик справа, и я рванулся туда.
Пожилой армянин, недавно выбритый, походил на баклажан — багрово-лиловое лицо со вздувшимися венами на лбу, висках и шее, блестело от пота. У него оставался осколок над сердцем, который можно было бы удалить в тылу. Но никак не в дивизионном медсанбате. Он даже ходил, хоть и уставал быстро, как любой после большой кровопотери. А вот к бегу и толканию телег готов явно не был. Но взялся, как и все, наплевав на строгий наказ «ничего тяжелее ложки и хрена не поднимать!».
Я задрал веки, сперва одно, потом второе. Глаза с полопавшимися сосудами смотрели в разные стороны. Отодвинул губу. Стала ясна причина крови изо рта — он искусал себе и язык, и губы изнутри. Помогая своим, тем, кто не мог ни ходить, ни говорить. И тогда осколок сдвинулся в теле живого человека. И человек умер. Продолжая ещё некоторое время бежать, толкать, тянуть, до той поры, пока не получил ещё и инсульт от невыносимой, нестерпимой боли. Которую никому не показывал. Простой советский боец, русский воин. Сделал всё, что мог, и умер.
— Снимаем. Вон под теми деревьями похороним, — сказал я. Глядя в глаза тех, кто отказывался понимать смерть другого, друга, товарища, с которым только что вместе шли, а утром шутили и смеялись из-за пустого кипятку с каким-то сеном, подкрашенного хитрой Зиной марганцовкой, делили последний кусок хлеба с комбижиром. Который лежал сейчас страшный, с оскаленными окровавленными зубами и с глазами, смотревшими в разные стороны.
— Буки, — пробормотал Савченко. — Это буки. А в Армении у него, интересно, буки есть?
— Есть, — хмуро кивнув, протянул Райнис. — Там Греция рядом, у них точно всё есть, нам в школе говорили.
Украинец, латыш, белорус и русский подняли тело армянина и понесли к букам. Я не думал о том, есть ли они в Армении. Я думал о том, по какой цели отбомбились немцы.

— Подпишешь? — Зинченко протянул мне листок.
— Как надо? — только и спросил я.
— И. о. замначальника медсанбата, — велел он.
И семь букв, «Ио з-н МСБ», написанных химическим карандашом на листе плохой серой бумаги, подвели итог долгой, на полвека почти, жизни Армена Геворковича Атоянца, 1893 года рождения, рядового Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
— О чём думаешь? — помолчав, спросил майор.
— О трёх раненых, со второй, пятой и седьмой, — ответил я нехотя. — Ещё сутки такого перехода они не протянут. Далеко до железки?
— Вёрст с полсотни, — ответил он. — Только там, если карте верить, с деревьями плохо. Как на ладони будем.
Да, скорости в этом времени не те, конечно. Пятьдесят километров «скорая» в моём времени одолевала меньше, чем за полчаса. На ЛБС медленнее, конечно, но тоже не сравнить со скрипучей вереницей телег. Но там тоже избегали длинных прямиков по голому полю — вражьи дроны не спали, кажется, никогда.
— Да мы тут, в редколесье этом, тоже так себе спрятались, — вздохнул я.
— Это да. Ждём тридцать минут, если небо чистое будет — выходим. Доведи своим.
— Доведу.

Шума с неба больше не было. Колонна шла не быстро, но уверенно. Кто-то из бойцов пару раз пробовал даже песню затянуть, как в том чудесном фильме про войну: бесконечную, как степь. Но петь никто не хотел. Да и сам запевала, кажется, оба раза пытался только для того, чтобы разбавить тишину, перемежаемую скрипом колёс и фырканьем лошадей, чем-то, кроме угрюмого мата. На который уже не ругалась даже Оксана. С опаской поглядывая на истончавшиеся столбы чёрного дыма, уходившие к чистому голубому небу.
А потом мы спустились в низину. И увидели их.
Наша головная колонна, десять грузовиков с «тяжёлыми», штабными и имуществом. Всё, что от них осталось.
Воронки уже не дымились, и от развороченных взрывами кузовов почти не тянуло. Всё, чем можно было гореть, там уже выгорело дотла. И, судя по удушливо-сладковатому запаху, не только всё, но и все.

— Трое за мной! Николин тоже! Колонне — стоять здесь! — прохрипел Борис Наумович, срываясь первым на бег.
Мы с тремя парнями из его отдела поспешили следом. Вряд ли там будут живые, но проверить я был обязан. Памяти — ни старая, ни новая — не подсказали ни веса, ни характеристик авиабомб Великой Отечественной, но я навидался разрывов от крупных калибров и тяжелых дронов. Искать там живых было бессмысленно почти в ста процентах случаев. Такие пробивали блиндажи метров до трёх, наверное, хороня всё живое сразу. Или не сразу, но хороня с гарантией.
Есть такое определение, каким пользуются чаще всего криминалисты, судмедэксперты, патологоанатомы и полицейские. «Фрагменты тел». Сухая, скучная фраза, безликая череда буковок. На бумаге смотрится невзрачно и не страшно. На деле, в жизни — страшно очень. Неподготовленным — до обморока. Но тут и подготовленному было до инфаркта полшага.
Мы собрали всех и всё, что смогли найти в радиусе двадцати метров. И уже почти заканчивали, двигаясь по часовой стрелке, «закрывая» периметр, когда один странного вида холмик вдруг задёргался и поменял очертания. А потом из него, как из могилы, показалась человеческая фигура. В которой было очень мало человеческого, кроме контуров.
— Б-б-богис Наумович! — громким, сорванным до сипения голосом закричала она. — Т-т-товагищи! Г-г-годненькие!
Он не мог встать. Он сидел в куче земли, пытаясь смахнуть с лица пыль, золу, пепел и копоть, но только размазывал их сильнее. Крича и заикаясь до судорог.
Георгий и Катя подбежали, не то забыв, не то наплевав на приказ Зинченко. Фельдшер стал отнимать от лица Губермана его трясущиеся руки, а Белова пыталась хоть немного смыть со лба и щёк землю с сажей, а с ушей и шеи — кровь. Он узнал её.
— Ы-ы-ы-ы! — это было похоже примерно одинаково и на рыдания, и на стон, и на агонию.
А когда Катя приложила к дёргавшимся и кривящимся губам флягу с водой — упал без сознания. Руки перестали трястись, я только по этому и понял, что он ещё жив, а не умер. В отличие от всех остальных. От каждого, кто выехал из Шульговки в половине пятого утра. И кто остался в этой низине навсегда. Комдив. Военврач второго ранга, балагур Василий Иванович Петров, которого опознали по загипсованной правой руке. Военврач третьего ранга Пётр Семёнович Загорский, у которого были неплохие шансы оправиться после обширного инфаркта. Фельдшер Сироткин, вечно хмурый и небритый Пал Палыч. Который перестал пить ещё в Перегоновке. И больше не начнёт никогда.
Тимофеев зло утирал слёзы, чертившие полосы по серому от пыли и ненависти лицу, когда опознавал Степана Марковича Горбатюка. Мы справились, верная примета помогла — такого шва на изжёванном горле в колонне точно не было больше ни у кого. В лицо узнать можно было очень и очень немногих. Лиц на них не было. Не в том, книжном, возвышенно-романтическом смысле, а в прямом, нашем, военно-врачебном. Те, кто позавчера, вчера, и даже ещё сегодня утром были ранеными героями, превратились во фрагменты тел.
Над останками майора Павла Ивановича Привалова стоял майор Зинченко.
— Пашка-Пашка, как же так-то? Ведь ты же почти ушёл от неё, дружище. Девчонку спас, сотням людей последний шанс подарил, сам с ним, с тем шансом, вышел! Из-под ножа палача-убийцы спасся! Всегда фартовый был… Знать, кончился он, фарт твой.
Он закинул голову и сжал зубы так, что я услышал их скрип, хотя стоял метрах в пяти. А потом странный звук, похожий на тот «ы-ы-ы», который издал Губерман прежде, чем потерять сознание. Майор особого отдела плакал. Вряд ли ожидая от себя подобного, не умея, не зная, что он так может. Поэтому плакал, как умел. И это было, наверное, ещё страшнее тех самых фрагментов. Ну, или примерно так же страшно.

Бледные до зелени и синевы особисты ещё два часа двигали и курочили какие-то ящики, среди которых попадались и несгораемые. По приказу майора одну из телег освободили от раненых, переложив их на оставшиеся. Всё, что уцелело от штаба дивизии, ехало там. Та телега шла первой. Поводья держал сам Борис Наумович. И тянулась вся колонна дальше к югу.
— Ваши карты и то, что Пашка сумел рассказать Стёпе и мне, важно очень. Особенно если целиком сведения принять. Немцы тоже страхуются, всю информацию редко выдают, а тут — такая удача. Мы в штаб армии передали, но, сами понимаете, мужики, такие вещи без проверки никто на веру не примет, — Зинченко смотрел в огонь крошечного костерка, такого, какой можно было бы заложить дёрном при первом намёке на шум в небе или по сигналу дозорных.
Мы сидели вокруг маленького плясавшего островка тепла и уюта в степи, на которую ложилась ночь: я, Тимофеев, Краско и сам Борис Наумович. Зачем он меня позвал, я не знал, но спрашивать тоже не стал.
— Пока была связь, говорили, что нас обходят с юга и с севера. Сутки долой. С их, тварей, скоростями, могли и обойти уже, — негромко продолжил он.
— Зачем тогда к югу идём, товарищ майор? — подождав, но так и не дождавшись ничего другого, спросил Краско.
— Потому что другого приказа у нас не было, старшина, — вздохнул он. — И взять его не откуда. Где у нас ближайший радист?
— Километрах в двадцати пяти позади, — ответил я. — Там же, где ближайший капитан дивизионной разведки, комдив, два военврача и все остальные.
Перед глазами сам собой появился холмик, на котором лежал побитый осколками берет. И смешные круглые очочки, глядя на которые перехватывало горло. Света Горелик, уходившая от смерти не так часто, как Привалов, не разминулась с ней там же, где и он. Одно стёклышко так и осталось треснутым по диагонали. Второго не было, как и дужки.
Все молчали. Наверное, вспоминая тот же холмик. Или что-то другое.
— Без дозоров не дойдём, товарищ майор, — сказал очевидное Тимофеев. — И раненых доконаем, и сами попадём.
— Дозорных до рассвета пустим, — отозвался Зинченко. — Только вот что делать, если мы и впрямь выйдем… не к своим?
— Как у вас говорят, Мирон? Грудь в крестах или голова в кустах? Вариантов-то небогато у нас, — опять вырвалось у меня.
— Если в окружении не только дивизия, но и вся шестая армия, то в те кусты нам самая прямая дорога, — пробурчал не разделивший казачьего энтузиазма Краско. — Головы отдельно, кучкой, остальные… туловища — тоже отдельно, навалом.
— Это успеется, — прервал его майор. — У нас тут вон какие таланты-самородки образовались, из Уманского котла живыми и здоровыми вырвались, да народу ещё с собой вывели…
Он замолчал. Молчали и мы с Гаврилой, понимая, что чудом спасшихся женщин и детей Перегоновки, оставшихся в Шульговке, скорее всего ждала участь Павла Ивановича Привалова.
— Так, прекращаем, мужики. Некогда унывать. По тебе, Иван, приказ подписан был о присвоении звания военфельдшера. Поздравляю! Вручить, правда, не успели, да и зачитать даже перед строем…
Майор снова прервался. Думая, наверное, о том, что вручать было нечего и некому. Да и зачитывать, скорее всего, не перед кем. Гул и грохот, звучавшие с запада постоянно, убивали всю надежду на то, что части, оставшиеся прикрывать отход, нас догонят. Как и мы сами — кого-нибудь из отодвинувшихся на восток ранее.
— Ты — удачливый чёрт, товарищ военфельдшер. Выберемся — военврачом третьего ранга станешь, вот те крест! — то, что он вряд ли сам в это верил, было слышно каждому, даже ему самому. А вот слышать от майора особого отдела про чертей и кресты было неожиданно и страшно. Хотя, говорят, в окопах атеистов не бывает. Верить начинают даже верные ленинцы и дзержинцы, когда ни на что больше надежды не остаётся.
— Рано под крест, Борис Наумыч, — посмотрел я на него. — Как врач говорю — рано.
— Ты ж не врач пока! — огрызнулся Зинченко. Но как-то не зло, а, скорее, печально.
— А других тут нет. Значит, мне за всех раненых и отвечать. А вы командуйте живыми. И не будем друг другу мешать, — терять мне было нечего уже давно. А из того, что оставалось, были красноармейцы, получившие ранения в бою, и персонал уничтоженного полкового медицинского пункта. А теперь и целого медицинского санитарного батальона. Вероятнее всего, тоже уничтоженного вместе со всей дивизией.
— Ладно, — помолчав, кивнул он. — Ты со своим личным составом хорошо управляешься. Так тому и быть. У тебя вон, говорят, раненые быстрее выздоравливают. Ты, никак, слово заветное знаешь?
— Знаю, товарищ майор, и не одно. Давеча у Оксаны и Зины ещё пару новых оборотов узнал, — кивнул я.
Такие разные мужики у маленького огонька усмехнулись совершенно одинаково.
Вокруг была чернильно-чёрная южная ночь. В которой отовсюду, кроме как из-под земли, в любой миг могла ударить смерть. И надежда если и оставалась, то только на чудо. За ноги его, да об угол.
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Глава 24
Не Москва за нами

Бомбардировщики ночью пролетали ещё дважды. От близких разрывов стонала земля, к которой прижимались те, кто выжил. Которых становилось всё меньше. Губермана пришлось загрузить препаратами — от каждого сотрясения земли и воздуха он начинал судорожно выть, заходясь в бессознательной истерике. Это было неприятно и страшно. Всё этой ночью было страшно и неприятно. Двое раненых умерли у меня на руках — обширные внутренние кровотечения, открывавшиеся совершенно неожиданно, будто говорили: всё, что ты делаешь, Николин, не стоит ломаного гроша. Но я давно отвык слушать этот голос сомнения. Зная, что им говорит со мной враг. Тот самый, которого изображали то в виде скелета с косой, то в виде седой старухи в чёрном или красном одеянии.
На рассвете тронулись дальше, забирая сильнее на север. Теперь ни один из бойцов даже не пробовал запеть песню. И только глухая, бессильная матерщина сквозь зубы ядовитым облаком отчаяния окутывала телеги. Которые время от времени приходилось останавливать, чтобы под деревьями или в низинах хоронить тех, кто не дошёл. Не то, что до Победы, а даже до госпиталя. Того, который неизвестно где находился.

— Пойдём-ка с нами, товарищ военфельдшер, — проговорил Зинченко, глядя на то, как просёлок впереди сворачивал из редколесья и уходил куда-то вниз. — Смирнова за старшую!
— Не быть мне молодухой, — тоскливо, но с иронией отозвалась Оксана.
— Я не в том… — смутился Борис Наумович. Или только сделал вид. Но потом махнул рукой, одним жестом подгоняя меня и отгоняя её.
— Там — конец маршрута, — кивнул он на выход из лесочка. — Краско с Чарным ушли вперёд по темноте, найдём их да осмотримся. Чего? А, Чарный-то? Да Коля это, Мирона боец. Партийная кличка — «жених».
Юмор, такой необходимый, жизненно важный на войне, воспринимался с трудом. И улыбка, которой сопроводил пояснение майор, смотрелась тяжко. Но я хоть понял, о ком шла речь.
Колясик, как звала его Оксана, всю дорогу старался быть ближе к Лиде. Они, чудом нашедшие друг друга в этом аду, очень боялись снова разлучиться. Потому что каждый понимал — здесь, на войне, чудеса бывают редко. Вторым чудом была та девчушка с многострадальной тряпочной куклой.

Она подошла ко мне вечером, когда мы с мужиками сидели у крошечного костерка уже молча. Говорить нам было не о чем.
— Дядя доктор, полечи Лену! — попросила она шёпотом.
Я повернулся к ней, осматривая, поднимая руки, ища раны и кровь, как привык.
— Нет, я — Алёна. Лена — вот! — и она протянула мне куклу. Левая рука которой держалась на одной ниточке и обрывке бинта, который малышка, кажется, выпутала из своей косички.
После всех операций, которых за обе жизни я сделал несчитано, эта была с одной стороны самой лёгкой, а с другой — очень тяжёлой. Отвернулись, дёрнув одинаково плечами, Гаврила и Мирон. А майор размотал нитку и вытянул из гимнастёрки иголку, подавая их мне на ладони. На широкой и жесткой ладони командира госбезопасности, которая подрагивала. И огонёк костра отражался в его глазах как-то уж слишком ярко.
— Давай сюда раненую. Помогать будешь. Держи за плечо её и за ноги, чтоб не двигалась, — сглотнув, велел я.
Алёна кивнула и прижала к моему бедру тоненькими пальчиками куклу, лицо которой было почти стёртым. И от этого смотрелось плохо, как у той безносой, которую мы отгоняли от телег день и ночь.
— Гаврила, не в службу, а в дружбу — раздобудь карандаш красный, а? — попросил я.
Сибиряк-медведь вскочил одним движением и пропал в темноте. Успев, кажется, кивнуть благодарно.
В несколько стежков я приметал руку — тряпочную трубочку, набитую соломой — на место. А потом подкрасил глаза химическим карандашом, и навёл улыбку на холщовом «лице» красным, который принесла Зина, пришедшая вслед за Тимофеевым.
— Ну, принимай работу, хозяйка! — тоном прожжённого шабашника сказал я. Вызвав такие нужные сейчас улыбки на лицах взрослых и восторг Алёны.
— Правду говорят: сам Никола Угодник и то лучше не сладит! — «взрослым», серьёзным тоном повторила она чьи-то слова. От которых улыбки стали чуть шире.
— Не знаю, никогда с ним не встречался, да и не спешу, — улыбнулся я. — Иди, ложись да поспи, и Лену уложи рядом. Сон — лучшее лекарство!
Она кивнула и ушла вместе с оглядывавшейся время от времени Зиной, глаза которой блестели, а возле губ пролегли какие-то скорбные складки.

— Ну, чего там? — негромко спросил Зинченко у куста справа.
— Жопа, товарищ майор, — неожиданно ответил куст. Голосом Краско.
— Мы в ней давно, старшина, давай конкретнее, — построжел Борис Наумович.
— Немцы в городе. Железка разобрана с двух сторон. Паровозы, те, что на виду, раскурочены, будто их толом взрывали. И виселицы…
Да, так стало гораздо конкретнее. И ещё больше похоже на лаконичное первое определение.
— Докуда успели добраться? — сухо уточнил майор у появившихся как из воздуха красноармейцев, покрытых сухой травой и перемазанных землёй и пылью.
— В город соваться нельзя, там кишмя кишат. Секреты выставлены на всех подступах, с умом, один тихо, чтоб других не всполошить, не захватить. С юга и запада дороги накатаны, грузовики идут постоянно. С пушками. И танки.
Мирон говорил, кажется, не разжимая губ, будто выдавливая слово за словом. Одно хуже другого.
— Быстро… Слишком уж быстро. Отходим, — он развернулся и неслышным шагом отправился назад.
— А что за город-то, товарищ майор? — спросил я, догнав его. Отметив, что спина и плечи Бориса Наумовича стали больше соответствовать возрасту, чем званию.
— Новомосковск, — буркнул он, не оборачиваясь, на ходу доставая из планшета затёртую карту.
А я только сейчас понял, что финальной точкой маршрута был не тот Новомосковск, что под Тулой и близко к Москве, а какой-то вот этот, оставшийся за нашими спинами.
Карта, в которую уставились, вернувшись, подтвердила. Там, где в Днепр впадала река Самара, стоял другой Новомосковск. Не имевший отношения к тому, тульскому, как и река — к той Самаре, оказаться в которой всем нам сейчас было бы ещё лучше. Этот город, судя по отметкам, что наносил, морщясь, Зинченко, был уже не нашим. И вариантов выйти из него по железной дороге, не оставалось: два жирных креста, которыми он перечеркнул ветки путей с обеих сторон, сомнений не допускали.
— Так. Тут вдоль Вольнянки рельсы идут. От немца в противоположную сторону. Нам, стало быть, в попутную. Пойдём туда, — принял решение майор.

Двигаясь вслед за дозорными, мы прошли с десяток километров. Я видел встревоженные взгляды в небо, какие бросал почти каждый, стоило раздаться какому-либо звуку, отличавшемуся от артиллерийской канонады, которую давно не принимали в расчёт, привыкнув, как к фоновому шуму. Но больше ничего не прилетало.
— Там паровоз за полустаночком, товарищ майор! — выдохнул запылённый и запалённый Тимофеев.
Они, разведчики, прошли путь вчетверо, а то и впятеро больший, постоянно двигаясь челноками то к нашему обозу, то прочь от него, выискивая возможные засады или секреты. Которых пока не было.
— Люди? — уточнил Зинченко.
— Трое, форма наша, один легко ранен, — Гаврила снова говорил только то, что было нужно.
— Чего стоят?
— Вроде, починяют чего-то в машине, — развёл руками сибиряк.
— Захват скрытно, не калечить и не пугать, — скомандовал майор. И старшина убежал прочь. Странно, придорожная пыль, кажется, даже следов его не оставляла, не говоря уж о том, чтобы подниматься вслед за подошвами сапог. Будто призрак пролетел, а не живой человек. Тьфу ты, придёт же в голову!..

— Товарищи! Свои! Советские! — закричал невысокий, с перевязанной головой, вскакивая с насыпи.
Они сидели там втроём, хмуро глядя на молчаливых ребят Краско и здоровяка Тимофеева, который, видимо, в разговоры с железнодорожниками привычно не вступал.
— Советские, боец, советские, — остановил бегущего Зинченко, выставив ладонь. — Не суетись. Представься, кто такие, откуда здесь?
— Синявский Володимер, лучший машинист Сталинской тяги! — гордо, значительно заявил суетливый. — Со мною старший дорожный мастер Петро и кочегар первого класса Ничипор, все Синявские, сын мой да племяш!
А я дёрнулся, неосознанно заводя правую руку так, чтобы подхватить висевший на плече автомат. Которого не было. Ни на плече, ни в принципе — его ещё не выдумали. Многое, очень многое ещё не выдумали. И врагом номер один был здесь неудачливый художник и истеричный оратор с усиками, а не клоун-юморист-продюсер с фамилией другого «цвета». В остальном же похожий на этого суетного машиниста, как две капли воды.
— Что, Иван? — насторожился Зинченко. И ТТ в его руке появился быстрее, чем можно было ожидать, напугав всех троих Синявских.
— Показалось, товарищ майор, — я сжимал и разжимал кулаки. Правую кисть, не нашедшую ни скальпеля, ни рукоятки со спусковым крючком, свело.
— Когда кажется, надо это… пилюльки принимать какие-нибудь, — вовремя исправил старую поговорку особист. — Товарищ Синявский, паровоз на ходу?
— Да, товарищ майор! В последнюю хвилиночку успели! Немчура уже в город с того краю входила, когда мы с хлопчиками пошабашили. Остальные-то все подорвали, как оставили Новомосковск части. Этот старичок давно на ремонте стоял, забыли об нём…
Он частил, то озираясь на своих, то опасливо косясь на наших. Понимая, что его сын и племянник против матёрых вояк, вроде Тимофеева и мироновских, не имели ни единого шанса.
— Запас хода? — перебил его Зинченко.
— Так пока уголёк есть — ехать буде, — вскинул брови машинист. — Коли надо будет — водицы с ручьёв-прудов натаскаем, а топливо на полустанках должно оставаться, его ж с собой не увозили.
Он старательно пытался скрыть своё отношение к тому, что Рабоче-Крестьянская Красная Армия покинула эти края, не захватив с собой его с родственниками. Получалось слабовато.
— Семья твоя где? — спросил я. Вышло грубовато, но он не обиделся. Или не показал, что обиделся.
— Жинка с малыми к родне в Божедаровку уехала. Вторую неделю как. Не иначе, того… — он внезапно всхлипнул. И на артистизм это не было похоже.
— А кто там у неё, — не то поддерживая разговор, не то профильно поинтересовался Борис Наумович вполне человеческим голосом.
— Так сваты, — снова всхлипнул Синявский.
А я снова вздрогнул. В который раз поразившись тому, как странно устроен мир. Или миры. В одном из которых кто-то сперва написал сценарий сериала с таким названием. А в другом — кто-то очень похожий потерял и сватов, и всю семью в неизвестной мне Божедаровке. Не дал, видимо, Бог.
— Держись, Володя, — буркнул Краско, подошедший и положивший руку на плечо машинисту.
— А куда деваться?.. — судорожно вздохнул тот. — Мы, товарищи, решили к своим прорываться. Только у нас на троих одна «тулка» и одна «мосинка».
— С вооружением поможем, — успокоил, подходя ближе, Зинченко. — У нас раненые, много. Надо грузиться и ехать, немец близко, на плечах висит.
— Ничипор! Сыпь! — дёрнулся и резко крикнул Синявский. — Петро! Поможи товарищам с погрузкой! А потом продуй цилиндры!
Я снова вздрогнул от его «гэканья» и говора. Но, тряхнув головой, развернулся и побежал к телегам, что по отмашке майора начали выходить из-под деревьев.

— Немцы бомбили линию, на Краматорск дороги нет! — уверял машинист Сталинской тяги.
— Там Донбасс, там заводы, должен стоять фронт! — настаивал на своём Зинченко.
Погрузка только что закончилась, мы были готовы отправляться. Вопрос оставался один — куда именно.
Борис Наумович требовал двигаться на восток, на Павлоград, Краматорск и Лисичанск. Синявский уверял, что там ещё опаснее, чем здесь, и что путей, скорее всего, уже нет. Но говорил, что знает объездные пути через Красноград на Харьков, а оттуда — на Белгород. У меня уже не пропускало удары сердце каждый раз, когда слышал эти названия-ориентиры. Я помнил, когда в каждом из этих городов шли бои, помнил Попасную, Северск и Соледар. И работу после каждого из них тоже помнил. Зинченко поглядывал на меня с неудовольствием: стоило мне оторваться от раненых, как я становился сильнее похожим на недавно пережившего контузию. То хмурился, то морщился, то скрипел зубами. Вспоминая будущее этой земли, своей страны. Думая о том, что карты менялись очень быстро, что в том времени, что в этом, и от моего знания сейчас не было никакого толку.
— Може, и должен, товарищ майор, но по крайним сводкам, что до нас дошедши, не стоит, — опасливо говорил машинист. — Гуторили хлопцы: нет путей на восток, уси разбомблёны фашистом.
— На Краматорск не прорваться, Борис Наумович. Судя по скорости продвижения, там уже танки Клейста. Сами знаете. Надо идти на север, — сказал я. Выдержав очередной пристальный взгляд Зинченко.
— Добро. Двигаем на Харьков, а там решим. Эх, рацию бы нам, хоть какую… — махнул рукой он.

«Наш паровоз вперёд летит»… Петро и Ничипор, явно ободрённые тем, что отходить придётся не втроём с двумя ружьями, тянули эту строчку, отчаянно фальшивя, раз за разом. Старичок пыхтел, сопел и отдувался, но скорость, превышавшую пеший шаг и тележный скрип, набрал и удерживал. Искры, летевшие из трубы, попадали на платформы, где ехали «ходячие» и особисты, иногда залетая и в открытые окна пассажирского вагона, где наскоро оборудовали подобие медпункта. На платформе, ближней к нему, жгли костры: кипятили бинты. В окна высовывались палки и какие-то арматурины, к которым были привязаны обмотанные мокрыми тряпками бутылки. То ли дед, то ли отец рассказывал мне о таком диком для двадцать первого века способе охлаждения, но тут в ходу был только такой, и то, что я подключил к нему всех, не занятых работой и охраной, дало раненым возможность глотнуть прохладного. Тем, кто мог самостоятельно глотать. Остальным промакивали потрескавшиеся губы и обтирали лица. И даже у тех, кто лежал без сознания, появлялось на них подобие облегчения.

— Убавить! — хриплый вскрик Синявского резанул.
Оксана кивнула мне на вопросительный взгляд, мол, «ступай, сама перевяжу», и я побежал по заставленному носилками проходу вперёд, к паровозу. Для того, чтобы едва успеть ухватиться за дверь тамбура, когда наш состав в визгом и хрустом остановился.
— Западня! Ни тудой — ни сюдой! Устряли, ох, як устряли! — машинист двумя руками обхватил голову и покачивался, причитая.
— А ну тихо! Прекратить вой! — не удержавшись, я отвесил ему пинка, вглядываясь вперёд. Вопли оборвались тут же.
А впереди была относительно свежая ямища от разрыва, которую я принял за воронку от авиабомбы. Из неё по обе стороны выгибались перекрученные рельсы, торчали, как протянутые в отчаянном жесте к небу пальцы, обломки шпал. Приехали.
— Что у тебя там? — спросил Зинченко, поднимаясь к нам.
Синявские, все трое, смотрели на него с плохо скрытым ужасом, будто опасаясь, что за это вредительство он расстреляет именно их и прямо сейчас.
— Семеро «плохих», Борис Наумович. Думал, до Краснограда дотяну, там в больнице или лазарете хоть чего-то найдём. Если долгий пеший переход будет — десяток потеряем. Может, дюжину, — ответил я ровно.
— Твою-то в Бога душу… Петро, ты дорожный мастер же? Нашими силами есть возможность починить пути? — обернулся он к хлопавшему глазами сыну Владимира.
— Ни, товарищ майор. Ось як рэльсы повело! Не можно, никак не можно, — тот завертел головой.
— Гадство. Вот же гадство какое… Нужно, но не можно… — Зинченко щурился на воронку. И тут вдруг скомандовал резко:
— Николин — к раненым! Краско — занять оборону! Трофимов — разведай!
Я оказался в вагоне быстрее, чем успел хоть что-то сообразить.
— Чего там? — напряжённо, но негромко, чтоб не тревожить раненых, спросила Оксана.
— Приехали. Дальше путей нет, рельсы узлом, — так же ответил я.
— Мать-то… Пятеро точно не дотянут, — поднесла ладонь к губам она.
— Семеро. Минимум семеро, — поправил я. Хотя предпочёл бы, чтобы права оказалась она. — Проверь дренажи. Тех, у левой стены, надо будет перед отходом ещё уколоть, подготовь.
— Так последние же ампулы… — вскинула глаза военфельдшер.
— Тут каждая минута последней может быть, — по глубокой складке между бровей было ясно, что она прекрасно понимала, о чём я говорил.

— Николин! Ко мне! — голос Зинченко, кажется, был слышнее паровозного свистка. — Пути подорвали, Иван, — сообщил он, когда я оказался рядом.
— Так видно же, — удивился я.
— С земли подорвали, не с воздуха. Диверсия. Осталось понять, чья, — поморщившись, пояснил особист «для медиков». — Гаврила следы там видел. Немецкие.
— Начина-а-ается, — только и смог протянуть я.
— Главное, чтоб заканчиваться не взялось. Резко, — хмуро согласился он.
Я видел торчавшие во все стороны стволы винтовок, видел кое-где и стволы автоматов. На крыше нашего вагона, в окружении мешков, которые передавали туда с грузовой платформы на ходу бойцы, сидел Краско с пулемётом. Остановка, вопреки той песне, что тянули Ничипор с Петро, оказалась не в комунне.

— Слева, ориентир — две осины рядом! — крикнул Гаврила. Хотя, скорее, прорычал.
Стволы, включая пулемётный, внимательно уставились на указанные деревья, листья на которых задрожали сильнее.
— Зрячий какой, ты гляди-ка! — донеслось из-под них. По-русски.
— А ты кто таков есть? Выдь-покажись! — крикнул Зинченко.
— Эва… Никак Наумыч? — осины явно удивились. — Не стрелять! Выхожу один, без оружия, руки на виду! На форму не глядите, махнул не глядя…
И из-под двух деревьев вышел, чуть сутулясь, высокий жилистый боец со старой, серо-красной повязкой на глазу. В немецкой форме.
— Капитан госбезопасности Козырев, партизанский отряд «Искра», бывший триста сорок второй разведбат. Имею в лагере трёх тяжелораненых. Врачи у вас есть, товарищи?
— Димка⁈ — высунулся из кабины машиниста майор.
— Димка, живой⁈ — показалась в окне вагона Оксана. С трофейным карабином.
— Ведите, товарищ капитан, — спрыгнув с подножки, сказал я, поправляя скатку военно-полевого набора. — Я врач.
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